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Примечание транскриптора

Были предприняты все усилия, чтобы воспроизвести этот текст как можно точнее, включая устаревшие и вариативные написания и другие несоответствия. Текст, который был изменен для исправления очевидной ошибки, отмечен в конце этой электронной книги.

Изображение на обложке было создано Еруном Хеллингманом и передано в общественное достояние.
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ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В ЦЕПЯХ, ИЛИ ЖИЗНЬ АМЕРИКАНСКОГО РАБА.







"My God! can such things be?


Hast Thou not said that whatsoe'er is done


Unto thy weakest and thy humblest one,


Is even done to Thee?"—Whittier.
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ПРЕДИСЛОВИЕ.

История, которая следует далее, правдива во всех подробностях. Ответственные граждане соседнего штата могут поручиться за подлинность этого повествования. Язык раба не всегда воспроизводился строго дословно, поскольку полвека кабалы сделали его непригодным для литературного труда. Герой этой истории до сих пор остается рабом по законам нашей страны, и было бы неразумно раскрывать его имя.





ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В ЦЕПЯХ, ИЛИ ЖИЗНЬ АМЕРИКАНСКОГО РАБА.





ГЛАВА I.

РАЗЛУКА С МАТЕРЬЮ.

Моя история правдива, и я расскажу ее простым языком. Это будет лишь рассказ о моей жизни в качестве раба в южных штатах Союза — описание негритянского рабства в «образцовой республике».

Моего деда привезли из Африки и продали в рабство в округе Калверт, в Мэриленде. Я никогда не знал названия корабля, на котором его привезли, ни имени плантатора, который купил его по прибытии, но в то время, когда я его знал, он был рабом в семье по фамилии Мод, проживавшей близ Леонардтауна. Мой отец был рабом в семье по фамилии Хоти, жившей неподалеку. Моя мать была рабыней табачного плантатора, который умер, когда мне было около четырех лет. У моей матери было несколько детей, и после смерти хозяина их продали разным покупателям. Мать, как говорил мне отец, продали торговцу из Джорджии. Из всех ее детей я один остался в Мэриленде. Когда меня продали, я был голым, так как в жизни своей еще никогда не надевал одежды, но мой новый хозяин дал мне детское платьице, принадлежавшее одному из его собственных детей. Купив меня, он одел меня в эту одежду, посадил перед собой на коня и отправился домой; но моя бедная мать, увидев, что я покидаю ее в последний раз, побежала за нами, сняла меня с лошади, заключила в объятия и громко и горько плакала надо мной. Мой хозяин, казалось, пожалел ее и попытался утешить ее горе, сказав, что будет для меня хорошим хозяином и что ни в чем я не буду нуждаться. Тогда она, все еще держа меня на руках, шла по дороге рядом с лошадью, пока та медленно двигалась, и горячо и умоляюще просила моего хозяина купить ее и остальных ее детей и не позволять покупателям негров уводить их; но пока она так умоляла его спасти ее и ее семью, погонщик рабов, который купил ее первым, прибежал следом с сыромятной плетью в руке. Догнав нас, он сказал ей, что теперь он ее хозяин, и приказал отдать этого маленького негрёнка его владельцу и возвращаться с ним.



Тогда моя мать повернулась к нему и закричала: «О, хозяин, не забирай меня от моего ребенка!» Не отвечая ни слова, он нанес ей два или три тяжелых удара сыромятной плетью по плечам, вырвал меня из ее рук, передал моему хозяину и, схватив за руку, потащил назад к месту продажи. Мой хозяин прибавил шагу лошади; и по мере того как мы удалялись, крики моей бедной родительницы становились все глуше и глуше — наконец они затихли вдали, и больше я никогда не слышал голоса моей бедной матери. Каким бы маленьким я ни был, ужасы того дня глубоко запали мне в сердце, и даже теперь, хотя прошло уже полвека, кошмары той сцены с мучительной яркостью возвращаются в мою память. Испугавшись вида жестокостей, причиненных моей бедной матери, я забыл собственное горе при расставании с ней и прижался к новому хозяину как к ангелу и спасителю по сравнению с ожесточенным извергом, в чью власть она попала. Она была для меня доброй и хорошей матерью; согревала меня у своей груди холодными зимними ночами и часто делила скудный паек еды, выделяемый ей хозяйкой, между моими братьями, сестрами и мной, а сама ложилась спать без ужина. Любую еду, которую ей удавалось добыть помимо грубой пищи — соленой рыбы и кукурузного хлеба, выдаваемой рабам на реках Патьюкзент и Потомак, — она бережно раздавала своим детям и относилась к нам со всей нежностью, какую только позволяло ее собственное жалкое положение. Я не сомневаюсь, что ее сковали цепями и угнали в Каролину, где она и влачила остаток своей одинокой и голодной жизни на рисовых болотах или плантациях индиго на Юге.

Мой отец так и не оправился от потрясения, которое причинила ему эта внезапная и сокрушительная гибель его семьи. Прежде у него был веселый, общительный нрав, и, когда он приходил навестить нас субботним вечером, он всегда приносил какой-нибудь небольшой подарок, какой только позволяли средства бедного раба, — яблоки, дыни, батат, а если не мог раздобыть ничего другого, то немного поджаренной кукурузы, которая казалась нам в нашей хижине вкуснее только потому, что ее принес он.

Большую часть времени, которое хозяин разрешал ему проводить с нами, он тратил на то, чтобы рассказывать истории, услышанные от товарищей, или петь простые песни, распространенные среди рабов Мэриленда и Вирджинии. С того времени я больше никогда не слышал, чтобы он от души смеялся или пел песню. Он стал мрачным и угрюмым со всеми, кроме меня, и почти все свое свободное время проводил с моим дедом, который заявлял о своем родстве с неким королевским родом в Африке и был великим воином на своей родине. Хозяин моего отца был человеком суровым, прижимистым и донельзя скупым, так что он едва позволял себе обычные удобства жизни. Будучи чуждым всякой чувствительности, он не мог проследить изменения в характере и поведении моего отца до их истинной причины, а приписывал их угрюмому недовольству своим положением раба и желанию оставить службу и обрести свободу, сбежав в один из свободных штатов. Чтобы предотвратить совершение этого подозреваемого преступления — бегства из рабства, старик решил продать моего отца южному работорговцу и обратился к одному из таких людей, находившемуся в то время в Калверте, с предложением стать покупателем. Цена была согласована, но, поскольку мой отец был очень сильным, энергичным и решительным человеком, считалось небезопасным для жителя Джорджии пытаться схватить его даже с чьей-либо помощью днем, когда тот работал, так как было известно, что при нем всегда большой нож. Поэтому было решено захватить его хитростью, и для этого соседний фермер, посвященный в план, заявил, будто у него пропала свинья, которую кто-то должен был украсть, и что он подозревает в краже моего отца. Был нанят констебль, но, поскольку он боялся браться за это дело в одиночку, он зашел по пути к дому хозяина моего деда, чтобы заручиться помощью надсмотрщика плантации. Когда он прибыл к дому, надсмотрщик был в амбаре, и констебль направился туда со своей просьбой. В конце амбара находился каретный сарай, и, поскольку день выдался прохладным, чтобы укрыться от сильного ветра, они подошли к стене каретного сарая, чтобы обсудить дело и наметить план действий. Так получилось, что мой дед, в чьи обязанности входило содержать карету в порядке, работал в это время, натирая серебристые ручки дверей и полируя другие металлические детали экипажа. Услышав голос надсмотрщика снаружи, он прекратил работу и, прислушавшись, стал невольным участником их совещания. Они договорились отложить осуществление своего замысла до следующего дня, так как было уже поздно. Они полагали, что у них не возникнет трудностей с поимкой намеченной жертвы, поскольку тот, зная себя невиновным в краже, охотно согласится пойти с констеблем к мировому судье для разбирательства обвинения. Однако в ту же ночь, около полуночи, мой дед молча направился к хижине моего отца, находившейся примерно в трех милях оттуда, разбудил его, посвятил в масштабы грозящей ему опасности, дал ему бутылку сидра и небольшой мешочек поджаренной кукурузы, а затем велел бежать от уготованной ему участи. Утром житель Джорджии не смог найти своего недавно купленного раба, которого с того дня никто больше в Мэриленде не видел и о котором ничего не слышал.



После бегства моего отца дед остался единственным человеком в Мэриленде, с которым я состоял в родстве. Ему было, по его словам, почти восемьдесят лет, и он проявлял ко мне всю ту нежность, какой можно было ожидать от столь пожилого человека. Он был слаб, и хозяин требовал от него совсем немного работы. Он всегда выражал презрение к своим товарищам-рабам, ибо в молодости был африканцем знатного происхождения на своей родине. У него была собственная небольшая хижина с прилегающим к ней полуакром земли, которую он обрабатывал для себя и откуда получал большую часть пропитания. У него были своеобразные религиозные понятия — он никогда не ходил на собрания и не интересовался проповедниками, которых при желании мог бы изредка слушать. Он сохранил свои родные традиции относительно божества и загробной жизни. Неудивительно, что он считал религию своих угнетателей выдумкой корыстных людей, ибо чаще всего в его присутствии цитировали текст: «Слуги, повинуйтесь вашим господам».

Человека, который купил меня на аукционе и стал моим хозяином, звали Джон Кокс, но обычно его звали Джек Кокс. Это был человек с добрыми чувствами к своей семье и гуманно относившийся к своим рабам, которых у него, помимо меня, было несколько. Он разрешал моему деду навещать меня так часто, как тот пожелает, и иногда позволял забирать меня в свою хижину, которая стояла в уединенном месте, у вершины глубокой лощины, почти со всех сторон окруженной зарослями кедровых деревьев, выросших на истощенном и заброшенном табачном поле. Мой хозяин давал мне одежду лучше той, что обычно получали маленькие рабы моего возраста в Калверте, и часто говорил, что намерен сделать меня своим комнатным слугой, а если я буду хорошо себя вести, то со временем я стану его надсмотрщиком. Эти должности комнатного слуги и надсмотрщика казались мне высочайшими точками чести и величия во всем мире, и если бы обстоятельства не расстроили планы моего хозяина, как и мои собственные виды на будущее, я, вероятно, жил бы и по сей день в хижине на краю какой-нибудь табачной плантации.

Судьба распорядилась иначе. Когда мне было около двенадцати лет, мой хозяин Джек Кокс умер от болезни, которая долго приковывала его к дому. Я огорчился из-за смерти хозяина, всегда бывшего добрым ко мне; и вскоре понял, что у меня есть веские причины сожалеть о его уходе из этого мира. К моменту смерти у него было несколько детей, и все они были малы; старший был примерно моего возраста. Отец моего покойного хозяина, который был еще жив, стал администратором его имущества и вступил во владение его собственностью, в том числе и мной. Этот старый джентльмен обращался со мной с величайшей строгостью и заставлял меня очень тяжело трудиться на его плантации в течение нескольких лет, пока, полагаю, мне не исполнилось около двадцати лет или даже больше. Поскольку я всегда был очень послушен и готов выполнять все его приказания, меня били не слишком сильно, но я очень страдал от нехватки достаточной и надлежащей пищи. Хозяин выделял своим рабам по пеку кукурузы на человека в неделю в течение всего года, и эту кукурузу мы должны были сами молоть в муку на ручной мельнице. У нас было сносное количество мяса в течение короткого времени, примерно в декабре, когда он забивал свиней. После этого сезона мы получали мясо раз в неделю, если только бекон не становился дефицитом, что случалось очень часто, и тогда мяса мы не получали вовсе. Однако, поскольку мы, к счастью, жили недалеко как от реки Патьюкзент, так и от Чесапикского залива, весной и до окончания рыболовного сезона у нас было вдоволь рыбы. После этого периода каждый раб получал в дополнение к своей кукурузной норме по одной соленой сельди на каждый день.

Хозяин давал мне одну пару обуви, одну пару чулок, одну шляпу, одну куртку из грубой ткани, две грубые рубашки и две пары брюк ежегодно. Никакой другой одежды он мне не выделял. Зимой я часто очень сильно страдал от холода, так как мне приходилось править упряжкой волов, возивших табак на рынок, и я нередко возвращался домой только поздно ночью, поскольку расстояние было значительным, а мои быки передвигались очень медленно.

Одним субботним вечером, когда я вернулся с кукурузного поля, хозяин сказал мне, что нанял меня на год в город Вашингтон и что мне придется жить на военно-морской верфи.

В следующий Новый год, который наступил примерно две недели спустя, мой хозяин отправился в Вашингтон верхом и приказал мне сопровождать его пешком. Была уже ночь, когда мы прибыли на военно-морскую верфь, и все казалось мне очень странным.

Какой-то джентльмен с эполетами на плечах сказал мне, что я должен подняться на борт большого корабля, стоявшего в реке. Одновременно он велел мальчику показать мне дорогу. Этот корабль оказался фрегатом, и мне сказали, что меня привели сюда готовить еду для людей, принадлежавших к его экипажу. Через несколько дней обязанности на моем месте стали мне вполне привычны, и, наслаждаясь изобилием прекрасной провизии, я чувствовал себя очень счастливым. Я изо всех сил старался угодить офицерам и джентльменам, поднимавшимся на борт, и вскоре ощутил от этого пользу. Один подарил мне полупоношенный пиджак, другой — старую рубашку, а третий — выброшенный жилет и панталоны. Некоторые преподносили мне небольшие суммы денег, и таким образом я вскоре обнаружил, что хорошо одет и у меня в кармане больше доллара. Мои обязанности, хотя и постоянные, не были обременительными, и мне разрешалось проводить воскресные дни по своему усмотрению. Я обычно отправлялся в город посмотреть на новые и великолепные здания; часто ходил до самого Джорджтауна, завел много новых знакомств среди рабов, нередко видел большие толпы людей моего цвета кожи, скованных цепями в длинные вереницы и угоняемых на Юг. В то время работорговля не вызывала такого возмущения и отвращения, как сейчас. Редко доводилось слышать о том, чтобы цветной человек сбежал и полностью скрылся от своего хозяина: мой отец был единственным известным мне человеком, который до этого времени обрел свободу таким образом в округе Калверт; и, как уже говорилось, я никогда не слышал, что стало с ним после его бегства.

Я оставался на борту фрегата и на военно-морской верфи два года и был вполне доволен своей участью, пока примерно за три месяца до окончания этого срока так не случилось, что из Филадельфии прибыла шхуна, груженая железом и другими материалами для нужд верфи. Она встала рядом с фрегатом для разгрузки своего груза, и среди ее команды я заметил чернокожего мужчину, с которым день или два спустя познакомился. Он рассказал мне, что он свободен и живет в Филадельфии, где держит заведение для моряков, за которым, по его словам, в его отсутствие приглядывает его жена.

Его описание Филадельфии и свободы, которой там пользуются чернокожие люди, так очаровало мое воображение, что я решил придумать какой-нибудь план побега с фрегата и пробраться на Север. Я поделился своими планами с новым другом, который пообещал оказать мне помощь. Мы договорились, что в ночь перед отплытием шхуны меня спрячут в трюме среди партии рассыпного табака, который, по его словам, капитан взялся перевезти в Филадельфию. Отплытие шхуны задержалось дольше, чем мы ожидали, и в конце концов ее капитан купил груз муки в Джорджтауне и уплыл в Вест-Индию. Пока я с нетерпением ждал другой возможности добраться до Филадельфии (мысль пересечь страну до западной части Пенсильвании никогда не приходила мне в голову), настал Новый год, а вместе с ним приехал мой старый хозяин из Калверта в сопровождении джентльмена по имени Гибсон, которому, по его словам, он меня продал и которому передал меня на военно-морской верфи. Мы все трое отправились тем же вечером в Калверт и прибыли в резиденцию моего нового хозяина на следующий день. Здесь мне сообщили, что я стал предметом судебного иска. Мой новый хозяин претендовал на меня на основании покупки у старого мистера Кокса, а другой джентльмен из окрестностей по имени Левин Баллард купил меня у детей моего бывшего хозяина Джека Кокса. Этот процесс продолжался в судах округа Калверт более двух лет, но в конце концов был решен в пользу того, кто купил меня у детей.

Я отправился домой со своим хозяином, мистером Гибсоном, который был фермером и у которого я прожил три года. Вскоре после того, как я поселился у мистера Гибсона, я женился на цветной девушке по имени Джуда, рабыне джентльмена по имени Симмс, проживавшего по соседству. Я бывал в доме мистера Симмса каждую неделю и познакомился с ним и его семьей так же хорошо, как со своим хозяином.

Мистер Симмс тоже женился примерно в то же время, что и я. Женщина, на которой он женился, жила недалеко от Филадельфии, и, когда она впервые приехала в Мэриленд, она отказалась пользоваться услугами чернокожей горничной, а наняла белую девушку, дочь бедняка, жившего неподалеку. Сообщалось, что эта дама очень богата, и она привезла большой сундук, полный серебряной посуды и других ценных вещей. Этот сундук был столь тяжел, что я едва мог его поднять, и в то время он заронил в мою душу мысль о несметных богатствах его владелицы. Через некоторое время миссис Симмс уволила свою белую горничную и определила на эту должность мою жену, что я счел счастливым обстоятельством, так как это гарантировало ей хорошую еду и по меньшей мере один приличный костюм.

Семья Симмсов была одной из древнейших в Мэриленде и долгое время проживала в округе Калверт. Земли были распланированы, а все улучшения вокруг семейного жилища спроектированы в весьма величественном стиле, согласно обычаям старой аристократии Мэриленда и Вирджинии.

При доме, на небольшом от него расстоянии, находился фамильный склеп, построенный из кирпича, в котором покоились обитатели имения, жившие здесь на протяжении многих предшествующих поколений. Этот склеп не открывали и не посещали в течение пятнадцати лет до того времени, о котором я говорю, но так случилось, что в этот период умер молодой человек, дальний родственник семьи, завещавший на смертном одре похоронить его в этом семейном месте упокоения. Когда я пришел в субботний вечер увидеть жену и ребенка, мистер Симмс попросил меня, поскольку я был старше всех его чернокожих мужчин, взять железный кайло и пойти открыть склеп. Я так и сделал, срубив раствор и вынув несколько кирпичей с одной стороны здания; но я успел вытащить лишь три или четыре кирпича, как был вынужден удалиться из-за жуткого зловония, хлынувшего из образовавшегося отверстия. Это был самый мертвенный и тошнотворный запах, который я когда-либо в жизни чувствовал, и я смог вернуться к завершению работы только после восхода солнца на следующий день, когда обрушил одну из боковых стен настолько, чтобы люди могли войти внутрь во весь рост. Затем я вошел один и осмотрел этот дом мертвых, и поистине ни одна картина не могла столь сильно и живо изобразить суетность всей земной тщеты и ничтожность человеческой гордости. По полу были разбросаны фрагменты более чем двадцати человеческих скелетов, каждый на том месте, где его оставила праздная нежность выживших друзей. В некоторых случаях не осталось ничего, кроме волос и крупных костей, в то время как у нескольких еще были видны очертания гроба, а все кости лежали на своих местах. Один гроб, бока которого еще стояли, а крышка сгнила и частично провалилась, обнажив содержимое этой тесной темницы, представлял собой особенно трогательное зрелище. В центре крышки находилась большая серебряная пластина, а голова и ноги были украшены серебряными звездами. Гвозди, скреплявшие части гроба, также имели серебряные шляпки. Внутри покоились скелеты матери и ее младенца, чей сон может прервать лишь звук последней трубы. Кости младенца лежали на груди матери, куда их уложили заботливые руки. Ребра родительницы опали и покоились на позвоночнике. На пальцах костей оставалось много золотых колец. Блестящие серьги лежали там, где когда-то были уши; а сверкающая золотая цепь обвивала жуткие и изможденные позвонки некогда прекрасной шеи. Саван и плоть исчезли, но волосы матери выглядели крепкими и свежими. Сохранились даже шелковистые локоны младенца. Вот он — конец юности, красоты и всего прекрасного в жизни! Гроб настолько сгнил, что его нельзя было вынести. Густой и мрачный туман свисал с потолка и стен этого склепа, напоминая по виду массу темной паутины, но он был неосязаем на ощупь и при прикосновении рукой исчезал. На второй день мы предали земле рядом с родственниками тело молодого юноши, а ночью я снова тщательно заделал пролом, который проделал в стенах этого обиталища мертвых.





ГЛАВА II

Вскоре после того, как моя жена стала горничной у своей госпожи, меня постигло несчастье еще раз сменить хозяина. Левин Баллард, который, как уже упоминалось, купил меня у детей моего бывшего хозяина Джека Кокса, выиграл судебный процесс у мистера Гибсона, целью которого было определить права собственности на меня; и однажды, когда я работал на кукурузном поле, мистер Баллард подошел и сказал, что я его собственность, спросив при этом, согласен ли я идти с ним. Я ответил, что не согласен идти, но раз я принадлежу ему, то знаю, что должен. После этого мы пошли к дому, и так как мистера Гибсона не было дома, миссис Гибсон сказала мне, что я должен идти с мистером Баллардом.

Я последовал за ним, решив служить ему покорно и преданно. Я оставался у него почти три года, и поскольку он жил недалеко от усадьбы хозяина моей жены, мой прежний образ жизни из-за этой смены жилья существенно не изменился.



Миссис Симмс проводила много времени в визитах с семьями других крупных плантаторов как в Калверте, так и в соседних округах; и через мою жену я узнал историю многих видных семейств Мэриленда.

Жил один крупный землевладелец из другого округа, владевший несколькими сотнями рабов и позволявший им просить милостыню у проезжавших по большой дороге. У этого джентльмена было несколько дочерей, и, по обычаю того времени, он держал так называемый открытый дом: то есть его дом был открыт для всех лиц благополучного вида, желавших его посетить. Молодые дамы считались обладательницами величайших состояний в округе, славились красотой и, следовательно, пользовались огромным восхищением.

Два джентльмена, ухаживавшие за этими девушками и желавшие развлечь своих возлюбленных, пригласили молодого человека, положение которого в обществе они считали ниже своего, поехать с ними в так называемое поместье. Прибыв туда, они попытались сделать его предметом насмешек в присутствии дам; но он держался настолько достойно и проявил столь превосходный ум и таланты, что одна из барышень влюбилась в него и вскоре написала ему письмо, приведшее к их свадьбе. Его мнимые друзья больше никогда не принимались в семье как благородные джентльмены; но счастливый муж отомстил своим бездушным спутникам, пригласив их на свою свадьбу и выставив на всеобщее обозрение огромного скопления модного народа, которое всегда собиралось на свадьбах в семье крупного плантатора.

Два джентльмена, оказавшиеся таким образом в яме, которую они выкопали для другого, были так огорчены исходом приключения, что один вскоре покинул Мэриленд, а второй стал завзятым пьяницей и умер несколько лет спустя.

Смена хозяев оправдала все худшие опасения, которые я питал. Я обнаружил, что у мистера Балларда мрачный и сварливый нрав и что он вечно склонен придираться к моему поведению — как бы тяжко я ни трудился и как бы старательно ни выполнял все его приказы и самые нелепые распоряжения. И все же так вышло, что он меня ни разу не побил, чем я был целиком обязан хорошей репутации трудолюбия, трезвости и смирения, которую я завоевал в округе. Думаю, он стыдился жестоко обращаться со мной, боясь упасть в глазах общественности; однако он часто впадал в сильнейшие приступы гнева на меня и обрушивал на меня грубую и оскорбительную брань. Он не давал мне достаточно одежды, чтобы согреться зимой, и заставлял работать в лесу, когда на земле лежал глубокий снег, из-за чего я очень сильно страдал. В конце концов я решил поговорить с ним о том, чтобы продать меня кому-нибудь в округе, дабы оставаться рядом с женой и детьми, но меня ждала совсем другая участь.

Мой хозяин держал лавку в небольшой деревне на берегу реки Патьюкзент под названием Б——, хотя сам жил на некоторой удалении на ферме. Однажды утром он встал рано и приказал мне взять упряжку волов и отправиться в деревню за находившейся там телегой, сказав, что последует за мной. Он прибыл в деревню вскоре после меня и позавтракал со своим лавочником. Затем он велел мне зайти в дом и позавтракать. Пока я ел на кухне, я заметил, как он о чем-то оживленно, но тихо беседует у кухонной двери с незнакомцем. Вскоре после этого я вышел, запряг волов в телегу и уже собирался тронуться в путь, как вокруг меня собралось несколько мужчин, и среди них тот незнакомец, которого я видел беседующим с моим хозяином. Этот человек подошел ко мне, схватил за воротник и сильно потряс, заявив, что я его собственность и должен ехать с ним в Джорджию. При звуке этих слов мысли о жене и детях пронеслись в моем сознании, и сердце упало во мне. Я видел и понимал, что мое дело безнадежно и сопротивление бесполезно, так как поблизости находилось около двадцати человек, готовых помочь человеку, похитившему меня. Я не мог ни плакать, ни говорить, и в отчаянии громко засмеялся. Мой покупатель приказал мне завести руки за спину, и их тут же крепко связали веревкой; после чего он объявил, что мы должны отправиться на Юг в тот же день. Я спросил, нельзя ли мне позволить навестить жену и детей, или, если это невозможно, нельзя ли разрешить им прийти попрощаться со мной, но в ответ услышал, что в Джорджии я смогу найти себе другую жену.

Мой новый хозяин, чьего имени я не расслышал, переправил меня в тот же день через Патьюкзент, где я присоединился к пятидесяти одному рабу, купленному им в Мэриленде. Тридцать два из них были мужчинами, девятнадцать — женщинами. Женщин просто связали веревкой толщиной с бельевой шнур, завязанной петлей вокруг шеи каждой; но мужчины, среди которых я был самым крепким и сильным, были снаряжены совсем иначе. Прочный железный ошейник был плотно подогнан с помощью висячего замка к шее каждого из нас. Железная цепь длиной около ста футов проходила через дужки всех замков, за исключением двух концов, где дужки замков пронизывали звено цепи. Вдобавок мы были попарно скованы наручниками с железными скобами и болтами, причем короткая цепь длиной около фута соединяла наручники и их носителей парами. Таким образом мы были скованы поочередно то правой, то левой рукой; и тот бедняга, с которым меня так оковали, плакал как дитя, когда кузнец тяжелым молотом закреплял концы болтов, не дававших скобам соскользнуть с наших рук. Что до меня, то я чувствовал полное безразличие к своей судьбе. Мне казалось, что худшее уже произошло и никакой новый удар судьбы не сможет причинить мне вреда.

После того как всех нас сковали цепями и наручниками, мы опустились на землю; и здесь, размышляя над печальным поворотом судьбы, столь внезапно постигшим меня, я устал от жизни и горько проклял день своего рождения. Казалось, самой судьбой мне было суждено испить чашу скорби до самого дна и я не найду избавления от страданий иначе как в могиле. Мне страстно хотелось умереть и ускользнуть из рук моих мучителей; но даже эта жалкая привилегия покончить с собой была мне отказана, ибо я не мог ни сбросить цепи, ни сделать и ярда без соизволения хозяина. Молча размышляя о своем бедственном положении, я в конце концов пришел к выводу, что поскольку хуже быть уже не может — а человеческая жизнь представляет собой лишь череду перемен, — то со временем удача неизбежно должна повернуться ко мне лицом. Я обрел утешение в этой смутной и неопределенной надежде, и когда поступил приказ подниматься на борт баржи, которая должна была перевезти нас через Патьюкзент, я зашагал к воде с твердостью духа, на какую, как мне казалось еще пару минут назад, я был не способен.

Вскоре мы оказались на южном берегу реки, продолжили путь и прошли около пяти миль в тот вечер, остановившись на ночлег в одном из тех жалких постоялых дворов, столь распространенных в низовьях Мэриленда и Вирджинии, которые называются «ординариями».

Наш хозяин велел сварить котел каши для нашего ужина; покончив с ним, мы все улеглись на голый пол спать в наручниках и цепях. Женщины, мои товарищи по несчастью, расположились на одной стороне комнаты, а скованные со мной мужчины — на другой. Я спал мало этой ночью, проведя ее в мыслях о жене и маленьких детях, на встречу с которыми уже не надеялся. Я также думал о деде и о долгих ночах, проведенных с ним за слушанием его рассказов о событиях в Африке. Наконец я заснул, но меня мучили тяжелые сны. Мне казалось, что жена и дети оплакивают мою беду и на коленях умоляют хозяина не уводить меня от них. Мой маленький мальчик пришел и просил не бросать его, пытаясь, как мне виделось, своими детскими ручками сломать оковы, сковывавшие меня. Я проснулся в агонии и проклял свое существование. Я не мог молиться, ибо чаша моих бед казалась переполненной, и мне чудилось, что на небе нет милосердия, а на земле — сострадания к человеку, рожденному рабом. Наконец наступил день, и с рассветом мы возобновили путь к Потомаку. Шагая по дороге, я видел рабов, трудившихся на кукурузных и табачных полях. Я знал, что они тяжело пашут и голодают, но их, в отличие от меня, не тащили в цепях прочь от жен, детей и друзей. По сравнению со мной они были счастливейшими из смертных. Я почти завидовал их благословенной участи.

До наступления ночи мы переправились через Потомак у переправы Хоу и простились с Мэрилендом. На ночлег мы остановились у дома бедного джентльмена — по крайней мере, он, казалось, хотел, чтобы наш хозяин считал его джентльменом, и ему не составляло труда подтвердить свое право на нищету. Он жил у дороги в деревянном доме, стены которого изнутри никогда не штукатурились — доски обшивки были единственной стеной. Около пятидесяти акров его земли были огорожены забором; это были остатки фермы, когда-то занимавшей два или три ста акра, но кедровые кусты наступали со всех сторон, так что обработка земли сузилась до нынешних пределов. Земля являла собой картину бесплодия, а амбара или конюшни в том месте не было вовсе. Сам хозяин был оборван, а его жена и дети находились в таком же плачевном состоянии. С большим трудом мы раздобыли бушель кукурузы, которую хозяин велел нам поджарить на костре во дворе и съесть на ужин. Даже у этого жалкого семейства имелось два раба — полуголодных, полуголых несчастных, чей вид выдавал знакомство с голодом и жертв плети; но все же была одна мука, которой они не ведали: их не заковывали в цепи и не угоняли от родителей или детей в безнадежное изгнание.

Мы покинули это место ранним утром и направились на юго-запад; хозяин скакал рядом с нами, подгоняя марш то словами ободрения, то угрозами наказания. Женщины заняли места в хвосте нашей колонны. Около девяти часов мы остановились на завтрак, получив столько кукурузного хлеба, сколько могли съесть, вместе с тарелкой вареной сельди и примерно тремя фунтами свинины на всех. Перед уходом меня перенесли из середины цепи в самый ее передний конец, так что теперь я стал головным в колонне и удерживал этот почетный пост до тех пор, пока наши кандалы не сняли близ городка Колумбия в Южной Каролине. В этот день мы продолжили путь по большой дороге между Потомаком и Раппаханноком; и до наступления темноты я несколько раз видел каждую из этих рек. Обед нам сегодня хозяин не дал, но мы остановились и получили на ужин столько кукурузной каши и кислого молока, сколько смогли съесть. Погода стала мягкой и приятной, и ночные костры больше не требовались.

С этого момента мы спали все вперемешку, мужчины и женщины, на полу тех домов, где нам доводилось останавливаться. Мы прошли через Боулинг-Грин, тихую деревушку.

Время не примирило меня с цепями, но заставило с ними освоиться. Я размышлял о своем отчаянном положении с некоторой долей спокойствия, надеясь, что смогу придумать какой-нибудь способ побега. Хозяин ценил меня особенно высоко, ибо я слышал, как он говорил содержателю таверны, что если бы я был у него в Джорджии, он мог бы выручить за меня восемьсот долларов, но он купил меня для своего брата и полагал, что продавать не станет; однако позже он передумал. Я тщательно осмотрел каждый участок нашей цепи, но не нашел места, где ее можно было бы разъединить.

У всех нас было столько кукурузного хлеба, сколько мы могли съесть, — его добывал для нас владелец в местах наших ночных остановок. В дополнение к этому нам обычно давали по соленой сельди на день. По воскресеньям каждому полагалось по четверти фунта бекона.

Мы продолжали путь вглубь страны на запад в течение нескольких дней, а затем повернули на юг, пересекли Джеймс-Ривер выше Ричмонда, как я услышал в то время. После более чем четырех недель пути мы вошли в Южную Каролину близ Кэмдена, и впервые я увидел цветущее хлопковое поле.

По мере приближения к реке Ядкин табак исчез с полей, и его место в качестве повсеместной культуры занял хлопчатник.

Теперь я был рабом в Южной Каролине и не имел надежды когда-либо снова увидеть жену и детей. Порой меня посещали серьезные мысли о самоубийстве — до того велика была моя тоска. Если бы у меня оказалась веревка, я бы повесился в Ланкастере. Мысли о жене и детях, от которых меня оторвали в Мэриленде, и страшное неопределенное будущее, ожидавшее меня, едва не свели меня с ума. Лишь задолго за полночь я забылся сном, но за этими горестными предчувствиями последовал прекрасный сон. Мне привиделось, будто я сбежал от хозяина, с огромными трудностями пробрался обратно в Мэриленд и снова сижу в хижине жены с маленькими детьми на коленях. Каждый предмет запечатлелся в моем сознании столь живо, что, когда я проснулся, во мне укоренилось твердое убеждение: каким-то образом, пока непонятным для меня, я еще обниму жену и приласкаю детей в их скромном жилище. Рано утром хозяин поднял нас и раздал каждому по лепешке из кукурузной муки и небольшому кусочку бекона. Во время путешествия мы ели лишь дважды в день и не получали завтрака примерно до девяти часов, но он сказал, что эта утренняя еда преподносится в знак приветствия в Южной Каролине. Затем он обратился ко всем нам и заявил, что теперь мы можем оставить всякую надежду на возвращение в родные места, поскольку пройти через штаты Северная Каролина и Вирджиния без задержания и отправки назад будет невозможно. Он также посоветовал нам успокоиться, пообещав отвезти нас в Джорджию — страну гораздо лучшую, чем все виденные нами ранее, где мы сможем жить в величайшем изобилии. Около восхода солнца мы двинулись в путь по дороге на Колумбию, как нам сказали. До сих пор хозяин не пытался никого из нас продать и даже отказывался останавливаться с кем-либо на предмет нашей продажи, хотя к нему не раз обращались по этому поводу до того, как мы достигли Ланкастера; однако вскоре после нашего ухода из этой деревни нас догнал на дороге всадник, который окликнул нашего погонщика вопросом, не продаются ли его ниггеры. Тот ответил, что пока никого продавать не собирается, поскольку направляется в Джорджию, а в связи с высоким спросом на хлопок рассчитывает выручить за нас высокую цену от людей, направляющихся на новые земли. Тем не менее, вопреки своему обыкновению, он приказал нам остановиться и сказал незнакомцу, что тот может осмотреть нас и найдет нас лучшей партией работников, когда-либо ввозившихся в страну, — что мы все первоклассный товар и он не сомневается, что назначит в Джорджии собственную цену.

Незнакомец, худой, обветренный, сожженный солнцем человек, заявил, что ему нужны две бабы для продолжения рода и он даст за них столько, сколько они стоят в Джорджии, — мол, он недавно слышал из Огасты, что ниггеры там стоят не дороже, чем в Колумбии, а поскольку он был в Колумбии на прошлой неделе, то знает им цену. Затем он прошел вдоль нашей цепи, пока мы стояли скованные, и оглядел всех нас; обратившись к женщинам, он спросил цены на двух беременных. Наш хозяин ответил, что это лучшие производительницы во всем Мэриленде — одной двадцать два года, а другой всего девятнадцать, — что первая уже родила семерых детей, а вторая четверых, — что он сам видел детей, когда покупал их матерей, и таких женщин дешево отдавать по тысяче долларов за каждую, но раз они не поспевают за партией, он отдаст обеих за двенадцатьсот долларов. Покупатель возразил, что это слишком много, но предложил девятьсот долларов за пару. Эту цену сразу отвергли, но хозяин, поразмыслив, сказал, что готов уступить и отдать их за одиннадцатьсот долларов, против чего другая сторона возразила, указав на множество изъянов и недостатков товара. После долгих торгов и грубых шуток со стороны незнакомца он предложил тысящу долларов за обеих и заявил, что больше не даст. Затем он вскочил на коня и тронулся в путь, но, проехав ярдов сто, был окликнут; наш хозяин произнес, что если тот пойдет с ним к ближайшей кузне на дороге в Колумбию и оплатит снятие кандалов с остальных нас, то может забрать двух женщин.

Это предложение было принято, и поскольку было уже около девяти часов, нам приказали поторапливаться к следующему дому, где, как было сказано, мы должны остановиться на завтрак. Здесь нам сообщили, что до следующей кузницы десять миль, и наш новый знакомый по условиям договора был обязан сопровождать нас туда. На завтрак нам досталось около пинты вареного риса на человека, после чего мы снова пустились в путь, стремясь добраться до кузницы, где рассчитывали избавиться от железных колец и цепей, так долго терзавших и изнурявших нас. Около двух часов мы прибыли к долгожданному жилищу кузнеца, но на расспросы наш хозяин получил ответ, что мастера нет дома и он вернется не раньше вечера. Тут разгорелся спор: оставаться ли нам всем здесь до возвращения кузнеца или незнакомцу идти с нами до следующей кузницы, до которой, по слухам, было всего пять миль. Этот вопрос было нелегко решить между такими людьми, как наш хозяин и незнакомец, оба из которых в свое время побывали надсмотрщиками и дослужились до звания владельцев рабов.

Это дело уже вызвало гневные слова и много хвастовства со стороны незнакомца: мол, «свободный гражданин Южной Каролины не позволит помыкать собой; по конституции штата его права священны, и его нельзя лишать свободы по произволу человека, прибывшего прямо из среды янки и привезшего с собой на Юг столько же штучек янки, сколько у него ниггеров, а то и поболее». Затем он поклялся, что «все ниггеры в этой партии — янки-ниггеры».

«Когда я надсмотрщичал у полковника Полка, — говорил он, — на его рисовой плантации, у него были два янки-ниггера, которых он привез из Мэриленда, и они каждый день норовили сбежать. Я раз дюжину давал им по сотне плетей, но они не переставали бегать, пока я не сковал их вместе с железными ошейниками на шеях и не приковал к лопатам, заставив заниматься только копкой канав для осушения рисовых болот. Тогда они уже не могли сбежать, разве что вместе и прихватив с собой цепи и лопаты. Я продержал их в таком виде два года, и лучшего товара у меня не было. Один из них однажды ночью умер, а второй после потери товарища уже ни на что не годился. Больше он не бегал, но со временем тоже умер». Затем он обратился к двум женщинам, чей хозяин он теперь стал, и пообещал поступить с ними так же, если они вздумают сбежать. Каким бы несчастным ни был я сам, мое сердце обливалось кровью за этих бедных создания, попавших в лапы тигра в человеческом облике. Спор между двумя хозяевами все еще бушевал, когда к дому неожиданно подъехал кузнец на тощем, костлявом коне и, спешившись, спросил жену, из-за чего эти джентльмены устроили такой балаган. Ответа я не расслышал, но оба спорщика повернулись к кузнецу — один хотел узнать, сколько тот запросит за снятие железа со всех этих ниггеров, а другой — сколько времени займет эта работа. Здесь уместно заметить, что в Каролине и Джорджии широко употребляется множество оборотов речи, применяемых в значении, которое было бы непонятно выходцам из северных штатов. Например, когда несколько людей ссорятся, скандалят, поднимают большой шум или даже дерутся, они говорят: «Джентльмены веселятся!» Я услышал немало других столь же странных выражений, пока жил на юге среди знакомых мне белых людей, хотя мой круг общения в основном ограничивался надсмотрщиками и тем народом, который не общался с богатыми плантаторами и великими семействами.

Кузнец в конце концов согласился снять со всех нас кандалы за два доллара и пятьдесят центов и немедленно принялся за дело с таким равнодушием, с каким он содрал бы старую подкову с копыта ломовой лошади. Прошло четыре недели и пять дней с того момента, как мои кандалы были заклепаны, до их снятия, и, сколь велики ни были мои страдания, пока я был прикован к моим товарищам-рабам, я не могу сказать, что чувствовал хоть какое-то удовольствие от освобождения из моего долгого заточения; ибо я знал, что мое освобождение было лишь подготовкой к моему окончательному и, как я опасался, вечному подчинению воле какого-нибудь такого монстра, какой стоял передо мной и который готовился увезти двух несчастных женщин, купленных им, чью жизнь и кровь он приобрел право пролить по своему усмотрению за тысячу долларов. После того как нас освободили от цепей, наш хозяин продал кузнецу всю партию кандалов, которые мы принесли из Мэриленда, за семь долларов.



Затем кузнецы добыл бутылку рома и угостил двух своих новых знакомых частью его содержимого, пожелав им обоим удачи с их ниггерами. Когда эти любезности были закончены, двум женщинам приказали следовать за их новым хозяином, который направился через пересеченную местность по дороге, ведущей на запад. При расставании с нами они обе громко плакали и заламывали руки в отчаянии. Мы все подошли к ним и простились в последний раз. Их дорога уходила в лес, куда они вскоре вошли, и я больше никогда не видел их и не слышал о них.

Обе эти женщины, как и я, были угнаны из округа Калверт, причем судьба младшей из двух оказалась особенно суровой.

Она воспитывалась как горничная молодой леди, дочери джентльмена, жена и семья которого часто навещали хозяйку моей собственной жены. Я часто видел эту женщину, когда она была еще молоденькой девочкой, прислуживавшей своей юной хозяйке и ездившей с ней в одном экипаже. Отец молодой леди умер, и вскоре после этого она вышла замуж за джентльмена, жившего в нескольких милях оттуда. Муж получил значительное состояние со своей невестой и, среди прочего, ее горничную, которая считалась великой красавицей среди цветного населения. До женатства он был пристрастен к модным забавам в этих местах, таким как скачки, охота на лис и т. д., и я слышал от чернокожих людей, что он слишком много пил; но предполагалось, что он исправит все эти беспорядки после женатства, тем более что его жена была знатной красавицей, к тому же очень привлекательной. Однако все обернулось совсем иначе. Вместо того чтобы исправиться, он стал еще хуже; и через несколько лет прослыл по всей округе пьяницей и игроком. Говорили, что его жена умерла от горя, и вскоре после ее смерти его имущество было описано кредиторами и продано шерифом. Бывшая горничная, теперь уже мать нескольких детей, была куплена нашим нынешним хозяином за четырехугольную сумму — четыреста долларов — на шерифском аукционе, и эта бедняжка, чьим занятием в ранние годы было заботиться о своей юной хозяйке и прислуживать ей в спальне и у туалетного столика, после того как ее оторвали от мужа и детей, отправилась влачить ужасное существование под палящим солнцем хлопкового поля в Южной Каролине, под властью хозяина, столь же лишенного манер джентльмена, сколь и человеческого языка.

Было уже поздно пополудни; но, поскольку за сегодня мы продвинулись мало, а теперь были избавлены от бремени цепей, а также освобождены от двух женщин, которые до сих пор сильно задерживали наш марш, наш хозяин приказал нам ускорить путь, так как в этот вечер нам предстояло пройти десять миль. Я так долго был угнетен тяжестью своих цепей и железного ошейника на шее, что некоторое время после того, как я начал ходить на свободе, чувствовал некоторое головокружение или легкость в голове. Большинство моих товарищей жаловались на то же ощущение, и мы не приходили в норму до тех пор, пока не проспали одну ночь. Было уже темно, когда мы прибыли к месту нашего ночлега, которым оказался дом мелкого плантатора, державшего, по-видимому, нечто вроде постоялого двора для путешественников, вопреки тому, что, как я впоследствии обнаружил, было обычной привычкой хлопковых плантаторов. Этот человек и мой хозяин были знакомы раньше и, казалось, хорошо знали друг друга. Он был первым человеком, которого мы встретили после ухода из Мэриленда, знакомым моему хозяину, и поскольку они вели очень непринужденную беседу в течение всего вечера, а дом, в котором они находились, отделялся от кухни, где мы ночевали, всего несколькими футами пространства, у меня была возможность услышать многое из того, что представлялось мне крайне интересным. Хозяин дома после ужина пришел с нашим хозяином посмотреть на нас и на то, как мы получаем свою пайку вареного риса из рук пары чернокожих женщин, приготовивших его в большом железном котле. Оглядывая нас, первый спросил у второго, что тот собирается делать со своей партией; но ответа на этот вопрос не последовало — а поскольку наш хозяин на протяжении всего нашего путешествия хранил упорное молчание на этот счет, у меня возникло великое любопытство узнать, какое же распоряжение он намерен сделать относительно всей шайки и меня в частности. По возвращении их в дом я подошел к маленькому окошку в кухне, которое приближало меня на несколько ярдов к месту их сидения и оттуда позволил себе услышать все, о чем они говорили, хотя они и говорили тихо. Здесь я узнал, что тех из нас, кого можно продать за хорошую цену, предполагалось сбыть в Колумбии по прибытии в этот город, а остальных — гнать в Огасту и продавать там.

Хозяин дома заверил моего хозяина, что в это время на рабов имеется большой спрос как в Колумбии, так и в Огасте; что покупателей много, а цены хорошие; и что лучшим планом для успешной продажи будет выставлять каждого ниггера по отдельности на аукцион после предварительного объявления через несколько дней в соседней округе. Хлопок, говорил он, не поднимался в цене много лет, и поскольку множество людей, особенно молодых мужчин, переселялось в новую покупку в Джорджии, первосортные работники пользовались огромным спросом для расчистки земель в новой стране — мальчики и девочки до двадцати лет в настоящее время стоили почти любых денег в Колумбии ради сбора растущего урожая хлопчатника, который обещал быть очень обильным; и поскольку большинство людей посадило больше, чем их работники могли собрать, молодые ниггеры, которые вскоре научились бы собирать хлопок, были первейшим товаром на рынке. Что касается тех, кто постарше, он казался склонным полагать, что перспектива продать их по необычной цене не столь хороша, поскольку они не так легко могут стать искусными сборщиками хлопка; он говорил далее, что по какой-то причине, которую он не мог постичь, цена на рис была в этом году не так высока, как обычно; и что он находил более дешевым покупать рис для кормления собственных ниггеров, чем обеспечивать их кукурузой, которую приходилось доставлять из верхних районов. Поэтому он посоветовал моему хозяину не гнать нас к рисовым плантациям низин. Мой хозяин ответил, что последует его совету, по крайней мере в том, что касалось продажи части из нас в Каролине, но выразил мнение, что его первосортные работники принесут ему больше денег в Джорджии, и назвал меня в частности как того, кто будет стоить не менее тысячи долларов человеку, который собирается обустраиваться и расчищать плантацию в новой покупке. Поэтому я заключил, что в ходе событий мне, вероятно, суждено стать собственностью жителя Джорджии, что в конце концов и произошло, хотя и не так скоро, как я тогда опасался. Спал я эту ночь мало, чувствуя беспокойство, когда больше не был в цепях, и размышляя о будущей судьбе своей жизни, которая казалась чреватой одними лишь бедами и несчастьями. Наконец забрезжил день, и с его первым светом нам было приказано отправляться в дорогу, которая, как нам сказали, должна привести нас в Колумбию, место предполагаемой продажи некоторых из нас, если не всех. В течение нескольких последних дней я замечал, что в местности, по которой мы путешествовали, мало внимания уделяли выращиванию чего-либо, кроме хлопка. Теперь это растение почти безраздельно владело полями. Оно покрывало плантации, примыкающие к дороге, насколько хватало глаз и вперед и назад, и выглядело не так уж непохоже на гречиху до ее цветения. Я видел несколько небольших полей кукурузы и участки батата, среди которых часто виднелись молодые лозы арбузов. Улучшения на плантациях были неважными. Амбаров не было, а имелись лишь конюшни и навесы, куда складывали хлопок по мере привоза его с поля. Сено, казалось, было неизвестно в этой местности, ибо я не видел ни стогов сена, ни лугов, а на редких полях, лежавших под паром, находилось лишь небольшое количество скота, причем тощее и изможденное. За последнее время мы не встречали никаких стад овец, а свиньи, которых мы видели у обочин дорог, находились в плохом состоянии. Лошади и мулы, которых я видел на хлопковых полях, были худыми и плохо запряженными, а полуголое состояние негров, которые погоняли их или следовали с мотыгой, вместе с их бледными лицами доказывали мне, что у них было слишком много работы или недостаточно еды. Этим утром мы проезжали мимо хлопкоочистительной машины, первой, которую я когда-либо видел; но они не работали на ней. Мы также встретили компанию дам и джентльменов в поездке ради удовольствия, ехавших в двух очень красивых экипажах, запряженных лощеными и горячими лошадями, весьма отличавшихся по своему виду от движущихся скелетов, которых я замечал пашущими в поле. Черные кучера экипажей были аккуратно одеты в пестрые одежды и выгодно контрастировали со своими полуголыми собратьями — шайкой таковых, мотыживших хлопок у обочины дороги неподалеку от них, в сопровождении надсмотрщика в белой льняной рубашке и панталонах с одним из длинных негритянских хлыстов в руке.

Я заметил, что эти бедные люди не поднимали голов, чтобы посмотреть ни на проезжавшие мимо прекрасные экипажи и лошадей, ни на нас; но неуклонно держали лица обращенными к кустам хлопчатника, из которых они вырывали сорняки. Я чуть не содрогнулся при этом зрелище, зная, что сам обречен на состояние рабства, столь же жестокое и унизительное, если только в силу какого-нибудь непредвиденного обстоятельства я не попаду в руки хозяина с менее бесчеловечным нравом, чем тот, во владении которого находились несчастные существа передо мной.





ГЛАВА III.

Было очевидно, что я теперь нахожусь в стране, где жизнь чернокожего ценится не больше жизни вола, если не считать того, что человек стоит больше денег на рынке. На всех плантациях, мимо которых мы проходили, ощущался недостаток домашнего скота всех описаний, кроме рабов, и тех было плачевно много.

Поля были лишены всего, что заслуживало бы названия травы, и ни единой былинки клевера не было видно нигде. Редкий скот, имевшийся там, объедал ветки деревьев в лесах. Все выдавало нехватку средств для обеспечения рабов, возделывавших огромные хлопковые поля, достаточным количеством пищи. В этот день мы проехали более тридцати миль и во второй половине дня пересекли реку Катоба, по низинам которой я впервые увидел рисовые поля, росшие на залитых водой болотах. Через низины, где рос рис, были насыпаны дампы, по которым пролегала дорога, по которой мы путешествовали. Эти рисовые поля, или скорее болота, имели в моих глазах прекрасный вид. Рис возвышался над водой почти на два фута и имел ярко-зеленый цвет, покрывая большое пространство по меньшей мере в сто акров. Если бы не вода, которая казалась стоячей и нездоровой, кишевшая лягушками и тысячами змей, это было бы прекраснейшим зрелищем, какое только можно пожелать увидеть. Покинув низменности вдоль реки, мы снова вошли на хлопковые плантации, которые обсаживали дороги с обеих сторон, оживляемые тут и там кукурузными полями и участками батата. Мы остановились на ночлег в небольшом трактире, и наш хозяин сказал, что мы находимся в дне пути от Колумбии.

Здесь мы снова получили на ужин вареный рис без соли и каких-либо приправ; каждому человеку полагалась пинта, которую мы жадно проглотили, не имея сегодня никакого обеда, за исключением пайки кукурузных лепешек с вытопленным жиром от примерно пяти фунтов бекона, в который мы макали наш хлеб. Я крепко спал после этого дневного перехода, так как телесная усталость на сей раз преодолела душевные волнения. На следующий день, который, если моя память не изменяет, был девятым июня, был последним днем нашего путешествия перед разделением нашей компании; и мы были в пути еще до того, как звезды исчезли с неба. Наш завтрак этим утром состоял из супа с беконом — блюда, состоящего из кукурузной муки, сваренной в воде с небольшим кусочком бекона, чтобы придать супу мясной вкус. На обед у нас был вареный индийский горох с небольшой порцией бекона. Это был первый раз за все путешествие, когда мы получили две порции мяса в один и тот же день, и некоторые члены нашей компании были сильно удивлены добротой нашего хозяина; но я не сомневался, что его целью было заставить нас выглядеть упитанными и крепкими, чтобы получить за нас лучшие цены в Колумбии.

За ужином в этот вечер у нас была кукурузная мамалыга в больших деревянных подносах с растопленным свиным салом, в которое макали мамалыгу перед едой. Мы могли бы добраться до Колумбии в этот день, если бы продолжали марш, но мы остановились по меньшей мере за час до захода солнца примерно в трех милях от города, в доме человека, совмещавшего двойную роль плантатора и содержателя постоялого двора; ибо я узнал от его рабов, что их хозяин считает постыдным называться содержателем трактира и не станет вывешивать знак, хотя и получал плату с таких лиц, которые останавливались у него. Его дом представлял собой деревянное строение, обшитое сосновыми досками, но не имевшее штукатурки внутри. Обстановка соответствовала дому, ее содержавшему, и была как скудной, так и убогой, состоя из сосновых столов и деревянных стульев с сиденьями из кукурузной шелухи. Дом был только одноэтажным, и все комнаты, числом шесть или семь, гостиная, спальни и кухня, находились на первом этаже. Поскольку погода была теплой и окна открыты, у меня была возможность заглянуть в спальни семьи, когда я шел вокруг дома, что мне разрешалось делать свободно. Кровати и их убранство хорошо соответствовали стульям и столам; однако в большой передней комнате я заметил на старинном серванте огромное количество стеклянной посуды различного рода, с двумя или тремя дюжинами серебряных ложек, серебряным чайником и несколькими ножами и вилками с серебряными ручками. В углу этой комнаты стояла кровать с кричащими красными занавесками, на которых были изображены львы, слоны, голые негры и другие представления африканских пейзажей.

Хозяин дома отсутствовал, когда мы прибыли, но вернулся с поля вскоре после этого. Он встретил моего хозяина со сладостью старого друга, хотя никогда раньше его не видел; сказал, что рад видеть его в своем доме, и что величайшее удовольствие, коим он наслаждается, проистекает из приема таких джентльменов, которые считают нужным посетить его жилище; что он всегда рад видеть чужаков, и особенно джентльменов, которые привносят столь многое в богатство и население Каролины, как те купцы, что импортируют слуг с Севера. Затем он заметил, что никогда не видел более прекрасной партии имущества, проходившей мимо его дома, чем мы, и что любой джентльмен, приводящий такой запас работников в страну, является общественным благодетелем и имеет право на уважение и благодарность каждого друга Юга. Он заверил моего хозяина, что рад видеть его в своем доме, и что если тот сочтет нужным остаться у него на несколько дней, его главной заботой будет представить его джентльменам окрестностей, которые все будут рады познакомиться с купцом его солидности. В штате Мэриленд моего хозяина называли скупщиком негров, или джорджийским торговцем, иногда погонщиком негров; но здесь, как я обнаружил, он был возведен в ранг купца, да еще купца первой гильдии; ибо было совершенно ясно, что по мнению хозяина дома, ни одна отрасль торговли не является более почетной, чем торговля нами, бедными рабами. Наш хозяин заметил, что имеет намерение остаться здесь на короткое время и испробовать, какой рынок представит Колумбия для продажи его партии слуг; и что он сделает этот дом своим пристанищем, пока не выяснит, что можно сделать в городе и каков спрос на слуг в окрестностях. Эти люди не называли нас рабами, рассуждая о продаже нас и о цене, которую мы принесем, с не меньшими угрызениями совести, чем если бы они рассуждали о продаже стольких же мулов.



Во всех рабовладельческих штатах среди людей светских заведено никогда не называть своих негров рабами, но всегда слугами; однако я никогда раньше не встречал содержателя общественного дома в провинции, который достиг бы такой степени утонченности. Я привык слышать, как этот разряд людей, да и большая часть белого населения, называют цветных людей ниггерами.

Мы оставались в этом месте более двух недель; полагаю, потому, что мой хозяин находил более дешевым содержать нас здесь, а не в городе, или, возможно, потому, что он предполагал, будто мы быстрее оправимся от лишений нашего путешествия в сельской местности.

Поскольку именно здесь началось мое действительное знакомство с Южной Каролиной, я отметил с большим тщанием происходившие события, нежели сделал бы это в противном случае. Эта семья состояла из мужа, жены, трех дочерей — все молодые женщины — и двух сыновей, одному из которых на вид было около двадцати, а другому, пожалуй, семнадцать лет. У них было всего девять рабов: один очень старый человек, сильно согбенный годами и трудом, два мужчины среднего возраста, один подросток лет шестнадцати, одна женщина с тремя детьми, старшему из которых около семи, и молодая девочка лет двенадцати-четырнадцати. Ферма, или плантация, на которой они жили, содержала около ста пятидесяти акров расчищенной земли, песчаной и большей частью бедной, о чем свидетельствовал хилый рост хлопчатника.

Во время нашего прибытия к этому дому я не видел возле него никого, кроме четырех дам — матери и трех ее дочерей, так как муж находился в поле, как отмечалось выше. Согласно приказам моего хозяина, я снял седло с его лошади и отвел ее в конюшню; и только после того, как первые приветствия нового хозяина дома моему хозяину закончились, он, казалось, вспомнил спросить его, прибыл ли он пешком, верхом или в экипаже. Наконец, однако, он резко повернулся и спросил его с удивлением, где он оставил своих лошадей и экипаж. Мой хозяин ответил, что у него нет экипажа, что он путешествует верхом и что его лошадь в конюшне. Тогда хозяин дома принес извинения за хлопоты, которые тот, должно быть, испытал, самостоятельно устроив лошадь; и сказал, что в это время года плантаторы так заняты своими посевами и испытывают столько трудностей с уничтожением травы, что обычно вынуждены держать всех своих слуг в поле; что со своей стороны он был вынужден отправить своего кучера и даже горничных своих дочерей на хлопковые поля, и что в настоящее время его семья осталась без слуг — обстоятельство, какого никогда ранее не случалось! «Что до меня, — сказал он, — я всегда гордился тем, что хорошо воспитываю свою семью, и могу сказать, что хотя я и не живу в таком прекрасном доме, как некоторые другие плантаторы Каролины, все же мои дети — такие же великие леди и джентльмены, как любые в штате. Ни один из них еще не работал ни единого дня в своей жизни, и пока я жив, не будет. Прошлым летом я отправил двух своих дочерей в Чарлстон, и они пробыли там три месяца; а этим летом я намерен отправить туда младшую. Все они научились танцевать здесь, в Колумбия, куда я отправлял их на две четверти к французу, и он заставил меня порядочно заплатить за это. Они ходили в ту же танцевальную школу с дочерьми Уэйда Хэмптона и полковника Фитцхью. Я полон решимости, чтобы они никогда не выходили замуж ни за кого, кроме джентльменов первой категории, и я знаю, что они всегда последуют моему совету в делах подобного рода. Они благоразумные и рассудительные девушки и не собираются поступать так, как поступила дочь майора Поллака этой весной, которая сбежала с джорджийским деревенщиной, пригнавшим стадо скота на продажу из индейских земель и не имевшим ни единого ниггера на свете. Он пробыл у меня некоторое время и хотел иметь виды на мою вторую дочь, но из этого ничего бы не вышло».

Здесь он резко прервал свой рассказ и, казалось, задумавшись на мгновение, сказал своему гостю: «Полагаю, поскольку вы путешествуете в одиночку, у вас нет семьи». — «Нет, — ответил мой хозяин, — я холостяк». — «Я так и думал по вашему виду, — сказал словоохотливый хозяин дома, — и буду рад познакомить вас с моей семьей этим вечером. Мои сыновья — два таких прекрасных парня, каких только можно сыскать во всей Каролине. Мой старший мальчик — лейтенант в ополчении и состоит в той же роте, которая маршировала с генералом Мэрионом во время войны. Прошлой зимой он едва не сошелся на дуэли с молодым Маккорклом в Колумбии; но дело между ними уладилось. Вы увидите его сегодня вечером, когда он вернется с игры в кольца. Партия любителей игры в кольца собирается каждую неделю примерно в двух милях отсюда, и поскольку я желаю, чтобы мои сыновья водились с лучшим обществом, оба они посещают ее. Сегодня днем там состоится петушиный бой, и у моего младшего сына, Эдмунда, самый лучший петух в этой округе. Он из чистой бойцовой крови — настоящая доминикская бойцовая порода; а его шпоры я заказывал из Чарлстона. Заключено пари на десять долларов с каждой стороны между петухом моего сына и петухом, принадлежащим молодому Блейни, сыну майора Блейни. Молодой Блейни — горячая голова и был замешан в трех дуэлях, хотя, кажется, дрался только на одной; но я знаю, что Эдмунд не стерпит ни слова от него, и будет хорошо, если он и его петух оба не получат хорошей трепки».

Тут разговор был прерван звуком конских копыт на дороге, и в следующее мгновение двое молодых людей подъехали галопом верхом на тощих на вид лошадях; один из седоков нес на плече шест с бойцовым петухом в сетчатом мешке, привязанном к одному его концу. Заметив их, хозяин дома воскликнул с проклятием: «Вот два парня с характером, незнакомец! — и если вы позволите мне вольность спросить ваше имя, я вас с ними познакомлю». При предложении назвать себя мой хозяин казался немного колеблющимся, но после минутной паузы произнес: «Меня зовут Макгиффин, сэр». — «Мое имя Хулиг, сэр, — ответил хозяин дома, — и я очень рад познакомиться с вами, мистер Макгиффин», — в то же время пожимая ему руку и представляя двух своих сыновей, которые к этому времени уже были у дверей.

Это был первый раз, когда я услышал имя моего хозяина, хотя находился с ним уже пять недель. Я никогда не видел его до дня, когда он схватил и связал меня в Мэриленде, и поскольку он сразу же увез меня, я не услышал его имени в тот момент. Люди, помогавшие сковывать меня, то ли случайно, то ли умышленно, не назвали его, а после того, как мы пустились в путь, он сохранял столько отчужденной сдержанности и суровости в манерах со всеми нами, что никто не рискнул спросить его имя. Мы не называли его иначе как «хозяин», а различные лица, у домов которых мы останавливались по дороге, знали его имя не больше нашего. Нас часто спрашивали имя нашего хозяина, и, пожалуй, не всегда добивались веры, когда мы отвечали, что не знаем его.

На протяжении всего путешествия, вплоть до освобождения от оков, он запрещал нам разговаривать друг с другом дольше нескольких слов, касающихся нашего временного состояния и нужд; и поскольку он был с нами весь день и никогда не спал вне пределов слышимости от нас ночью, он сурово соблюдал свой эдикт молчания. Я полагаю, что причиной этого запрета на всякие разговоры было желание помешать нам замышлять планы побега; но он наложил на самого себя столь же строгой молчаливость, какая предписывалась нам; и пропутешествовав из Мэриленда в Южную Каролину в его компании, я знал о своем хозяине лишь то, что он умел хранить свои секреты, стеречь своих рабов и заключать выгодные сделки. Я никогда не слышал, чтобы он говорил о своем доме или семье; и потому пришел к выводу, что он неженатый человек и авантюрист, который не питает большей привязанности к одному месту, чем к другому, и чье местожительство не слишком определено; но, судя по крупным суммам денег, которыми он, должно быть, располагал и которые привез с собой на Север, чтобы позволить себе купить столь большое количество рабов, я не сомневался, что он был человеком значения и веса в том месте, откуда прибыл.

В Мэриленде я всегда замечал, что люди, владевшие большими запасами негров, не были против того, чтобы придавать огласке свои имена; и что обладание этим видом собственности даже там наделяло его владельца большим тщеславием и эгоизмом, чем доставалось на долю держателей любого другого рода имущества; и поистине, мой последующий опыт доказал, что без владения рабами ни один человек никогда не мог подняться или надеяться подняться до какого-либо почетного положения в обществе; — однако мой хозяин, казалось, не испытывал никакой гордости оттого, что в его распоряжении находились жизни стольких человеческих существ. Он никогда не говорил с нами словами ни жалости, ни ненависти; и никогда не говорил о нас, за исключением того, чтобы приказать накормить или напоить нас, как он распорядился бы исполнить те же службы для стольких же лошадей, или чтобы осведомиться, где можно выручить за нас лучшие цены. Он рассматривал нас лишь как объекты торговли и материалы своей коммерции; и хотя он несколько лет прожил в Каролине и Джорджии и исполнял там профессию надсмотрщика, он считал южных плантаторов ничуть не меньшими предметами торга и спекуляции, чем рабов, которых он им продавал, как это обнаружится в продолжении. Именно этому человеку хозяин дома представил двух своих сыновей и которому он старался внушить веру в то, что он является главой семейства, которое держится наравне с первыми плантаторами округа. Дамы семейства, хотя я и видел их на кухне, когда шел вокруг дома, еще не представились моему хозяину и, во всяком случае, не находились в том состоянии, чтобы показаться где-либо, кроме занимаемого ими в то время помещения. Молодые господа дали весьма хвастливый отчет об игре в кольца и петушином бое, откуда они только что вернулись, и, судя по их версии дела, это могло быть собрание по меньшей мере половины военных офицеров штата; ибо все лица, о которых они говорили, были капитанами, майорами и полковниками. Старший сказал, что выиграл две чаши пунша в кольца, а младший, чей петух одержал победу в битве, на которую было поставлено десять долларов, сильно хвастался достоинствами своей птицы и подкреплял свою правдивость многочисленными клятвами и повторяющимися призывами к брату в подтверждение своих утверждений. Оба эти молодых человека были так сильно пьяны, что с трудом удерживались в вертикальном положении при ходьбе.

К этому времени солнце садилось, и я заметил двух рабынь, женщину и девочку, приближавшихся к дому со стороны кухни с хлопкового поля. Они шли домой готовить ужин для семьи; дамы, которых я видел на кухне, находились там не для того, чтобы выполнять обязанности, свойственные этому месту, но искали его как убежище от вида моего хозяина, который приблизился к фасаду их жилища молча и так внезапно, что не позволил им добраться до подножия лестницы в большой передней комнате без того, чтобы быть замеченными им, пред чьи взоры они вовсе не желали выставлять себя до посещения своих туалетов. Около темноты ужин был готов в большой комнате, и поскольку у нее было два фасада, один из которых выходил во двор, где мне и моим товарищам было разрешено усесться, у нас появилась возможность видеть при свете свечи все, что делалось внутри, и слышать все, что было сказано. Дамы числом четыре вошли в комнату раньше джентльменов; и когда последние вошли, мой хозяин был представлен хозяином дома своей жене и дочерям под именем и титулом полковника Макгиффина, что в то время внушило мне убеждение, будто он действительно является офицером и раскрыл это обстоятельство без моего ведома; но впоследствии я заметил, что на юге считается почтительным обращаться к незнакомцу с титулом полковника, или майора, или генерала, если его внешний вид оправдывает ассоциацию столь высокого ранга с его именем. Мой хозяин объявил о своем намерении стать постояльцем этой семьи на некоторое время, и, казалось, с их стороны не жалелось усилий, чтобы запечатлеть в его разуме высокое мнение, питаемое ими к достоинству владельца пятидесяти рабов; обладание столь большим количеством человеческих существ было в Каролине свидетельством характера, которое дает право его предъявителю входить в любое общество, какое он пожелает выбрать, без каких-либо иных сведений о его рождении, жизни или репутации. Человек, владеющий пятьюдесятью слугами, неизбежно должен быть джентльменом среди высших рангов, а владелец полусотней ниггеров — своего рода дворянином среди низших, невежественных и вульгарных. Мать и три дочери, чей вид при виде их на кухне позволил бы заключить, что они только что встали с постели, не имея времени привести в порядок свою одежду, теперь были весело, если и не изящно, одеты; а две рабыни, пришедшие с поля в заката солнца готовить ужин, теперь прислуживали за столом. Хозяин дома много говорил о своих посевах, плантации и рабах, а также о знатных семьях, которые обменивались визитами с его собственной; но мой хозяин принимал очень мало участия в вечерней беседе и казался склонным сохранять атмосферу таинственности, доселе окутывавшую его характер.

Уже в полной темноте рабы вернулись с хлопкового поля и, почти не обращая на нас внимания, прошли на кухню; каждый взял оттуда по пинте кукурузы, направился к маленькой мельнице, прибитой к столбу во дворе, и приступил там к помолу муки для своих ужинов, которые затем предстояло приготовить, испекая муку в лепешки на огне. Женщине, бывшей матерью трех маленьких детей, было разрешено смолоть ее пайку кукурузы первой, а за ней последовал старик и остальные по очереди. После того как кукуруза была превращена в муку, каждый замешивал ее с холодной водой в густое тесто и, отгребя золу с небольшого пространства на кухонном очаге, помещал тесто, завернутое в зеленые листья, в углубление и, засыпая его горячими углями, оставлял выпекаться в хлеб, что и делалось примерно за полчаса. Эти буханки составляли единственный ужин рабов, принадлежавших этой семье, ибо я заметил, что две женщины, прислуживавшие за столом после того, как с ужином белых людей было покончено, также подошли со своей кукурузой к мельнице на столбе и смололи свою пайку, как и остальные. Им не позволили отведать даже крошек той еды, которую они приготовили для своих господ и госпож. Было одиннадцать часов, когда эти люди закончили свой ужин из лепешек, и несколько из них, особенно младший из двух подростков, были так изнурены трудом и сном, что их приходилось будить от дремоты, когда их лепешки были готовы, чтобы они могли их пожрать.

На ужин сегодня у нас была пинта вареного риса на каждого человека и небольшое количество залежалого и очень прогорклого масла со дна старого бочонка или кадочки, содержавшего около двух фунтов — остаток того, что некогда наполняло его. Мы варили рис сами в большом железном котле; и поскольку наш хозяин теперь сообщил нам, что мы останемся здесь на некоторое время, многие из нас решили воспользоваться этой порой передышки от наших трудов, чтобы выстирать свою одежду и избавить наши тела от паразитов, которые появились среди нашей группы несколькими неделями ранее и теперь стали чрезвычайно мучительными. Поскольку нам не давали никакого мыла, мы были вынуждены прибегнуть к использованию очень тонкого и маслянистого вида глины, напоминающего валяльную землю, но желтого цвета, которая находилась на окраине маленького болота близ дома. Это был первый раз, когда я услышал об использовании глины для стирки одежды; но впоследствии я часто прибегал к этому средству, пока был рабом на юге. Мы смачивали нашу одежду, затем натирали всю эту одежду глиной, и за счет выполаскивания ее в теплой воде руками ткань, будь то шерстяная, хлопчатобумажная или льняная, становилась абсолютно чистой. Мы подвергали наши тела той же процедуре и таким образом освободили наш лагерь от сонмища врагов, зародившихся в ходе нашего путешествия.

Эта стирка заняла весь первый день нашего пребывания на плантации мистера Хулига. В первую ночь мы все спали в навесе, или летней кухне, стоявшей позади дома в нескольких ярдах от него — в месте, где рабы плантации стирали свою одежду и проводили свои воскресенья в теплую погоду, когда они не работали; но поскольку это место было совершенно слишком мало, чтобы вместить нашу компанию, или точнее, содержать нас без того, чтобы теснить нас таким образом, который подвергал бы опасности наше здоровье, на следующее утро после прибытия нас перевели в старое полуразрушенное каркасное здание примерно в ста ярдах от дома, возведенное, как я узнал, для хлопкоочистительной машины, но в которое его владелец, по причине нехватки средств, надо полагать, так и не установил механизмы махин. Это здание было около сорока футов в квадрате; не имело никакого пола, кроме земли, и не содержало ни дверей, ни окон, чтобы закрыть проемы, оставленные для прохода тех, кто входил в него. Нам сказали, что в этом месте хлопок плантации складывается в сезон сбора по мере привоза его с поля, пока не может быть перевезен на соседнюю плантацию, где имелась машина для отделения его от семян.

Здесь мы обрели наше временное пристанище — мужчины и женщины вместе. Провизия пока мы оставались здесь распределялась нам регулярно, и наша ежедневная пайка на человека состояла из пинты кукурузы, пинты риса и примерно трех или четырех фунтов масла, подобного тому, что мы получили в ночь нашего прибытия, разделенного между нами небольшими кусочками с кончика столового ножа. Рис мы варили в железном котле; кукурузу мололи на маленькой мельнице на столбе на кухне и превращали муку в хлеб тем способом, к какому привыкли дома — иногда на очаге, а иногда перед огнем на мотыге. Масло давалось нам как внеочередной паек для укрепления и восстановления после нашего долгого перехода и для придания нам здорового и искусного вида ко времени нашей будущей продажи.

У нас не было никаких кроватей, на которых можно было бы спать, но каждому выдали по одеялу, бывшему спутником наших странствий. Нам была предоставлена полная свобода выходить или входить, когда заблагорассудится, и никакой стражи за нами не держали ни днем, ни ночью.

Наш хозяин увез нас так далеко от нашей родной страны, что он полагал невозможным для кого-либо из нас когда-либо сбежать от него и преодолеть все препятствия, лежавшие между нами и нашими прежними домами. Он уехал сразу же после того, как мы обосновались в наших новых покоях, и оставался в отлучке до второго вечера около заката, когда вернулся, вошел в наш навес, сел на чурбан среди нас и спросил, не болел ли кто-нибудь, вычистили ли мы свою одежду и были ли обеспечены пайкой риса, кукурузы и масла. Удостоверившись в этих вопросах, он сказал нам, что теперь мы вольны бежать, если пожелаем сделать это; но если мы предпримем такую попытку, то непременно будем пойманы вновь и подвергнуты самому ужасному наказанию. «Я никогда не сечу, — сказал он, — моя практика — таскать под кошкой; и если вы сбежите, а я поймаю вас снова — как непременно поймаю — и подвергну такому тасканию один раз, вы больше никогда не побежите и не попытаетесь». Тогда я не понимал значения слова «таскать под кошкой», но в последующие времена хорошо познакомился с его смыслом.

Мы оставались в этом месте почти две недели, в течение какового времени наш паек еды не менялся и выдавался нам регулярно. От нас не требовалось никакой работы; и у меня были свобода и досуг прогуливаться по плантации и делать те наблюдения, какие я мог, над новым положением вещей вокруг меня. Господа и дамы приходили каждый день посмотреть на нас с целью стать нашими покупателями; и нас подвергали тщательному осмотру относительно нашего возраста, прежних занятий и способности выполнять работу. Наши тела осматривались, и особенно скрупулезно изучались руки, чтобы увидеть, идеальны ли все пальцы и способны ли к быстрым движениям, необходимым при сборе хлопка. Наш хозяин навещал нас лишь раз в день, а иногда отсутствовал по два дня; так что он редко встречал кого-либо из приходивших посмотреть на нас; но всякий раз, когда ему случалось встречать их, он отбрасывал молчание и становился очень разговорчивым и даже оживленным в беседе, превознося наши достоинства и уверяя, что некоторых из нас он приобрел у одного полковника, а других — у другого генерала в Виргинии; что он ни в коем случае не смог бы добыть нас, если бы в некоторых случаях наши хозяева не разорились и не были вынуждены продать нас, чтобы спасти свои семьи от краха, а в других — что наши владельцы умерли, их имения погрязли в долгах и мы были проданы на публичных торгах; какими путями он и завладел нами. Он говорил, что наши привычки безупречны, характеры хорошие; что среди нас нет никого, кто когда-либо был замечен в бегстве или краже чего-либо у прежних хозяев. Я заметил, что побег и воровство у своего хозяина считались величайшими преступлениями, в коих раб мог быть повинен; но я не слышал, чтобы задавались вопросы о нашей склонности воровать у других людей, помимо наших хозяев, и впоследствии я узнал, что это не всегда считалось очень тяжким преступлением владельцем раба, если только тот совершал кражу столь искусно, чтобы его не разоблачили.

Нас поочередно спрашивали посетители, пожелаем ли мы жить у них, если они купят нас, на что мы обычно отвечали утвердительно; но наш владелец отклонял все предложения, делавшиеся за нас, на том основании, что мы слишком худы — выглядим слишком плохо, чтобы продаваться в настоящее время — и что в нашем состоянии он не может рассчитывать получить за нас справедливую стоимость.



Однажды вечером, когда наш хозяин был с нами, к дому подъехал худой, с желтушным цветом лица человек, слез с лошади, подошел к нам и сказал ему, что пришел купить мальчика; что он желает заполучить хорошего полевого работника и заплатит за него хорошую цену. Я никогда не видел человеческого лица, которое выражало бы больше злых страстей сердца, чем лицо этого человека, и его разговор соответствовал его физиономии. Каждое предложение его речи сопровождалось ругательством самого вульгарного сквернословия, а его глаза казались мне указателем души столь же жестокой, сколь его облик был отвратителен и отталкивал.

Посмотрев на нас некоторое время, этот мерзавец выделил меня в качестве объекта своего выбора и, подойдя ко мне, спросил, как бы мне понравился он в качестве хозяина. В душе я ненавидел его; но раб часто боится говорить правду и выказывать все, что чувствует; так и со мной в этом случае — поскольку было сомнительно, не попаду ли я в его руки и не стану ли подвержен буйству его нрава, я ответил ему, что если он будет хорошим хозяином, каким должен быть каждый джентльмен, я буду готов жить с ним. Он показался довольным моим ответом и, повернувшись к моему хозяину, сказал, что даст за меня высокую цену. «Я могу, — заявил он, — отправившись в Чарлстон, купить столько гвинейских негров, сколько мне угодно, по двести долларов за каждого, но так как этот малый мне по душе, я дам за него четырехугольную цену — четыреста долларов». Это предложение внушило ужас в мое сердце, ибо я знал, что это столько, сколько обычно давали за лучших и способнейших рабов, и ожидал, что оно немедленно будет принято как моя цена и что я буду сразу же предан в руки этого человека, о котором составил столь отвратительное мнение. К моему удивлению и удовлетворению, однако, мой хозяин ничего не ответил на это предложение, а постоял мгновение с поднятой к лицу рукой и указательным пальцем на носу, а затем, резко повернувшись ко мне, произнес: «Иди в дом; я не продам тебя сегодня». Моим делом было подчиниться приказу удалиться, и по мере того, как я удалялся за пределы слышимости их голосов, я не мог понять сути последовавшего разговора между этими двумя торговцами человеческой кровью; но после переговоров длительностью примерно в четверть часа ненавистный незнакомец резко сорвался с места, направился к дороге, вскочил на лошадь и ускакал галопом, изгнав разом себя и мои страхи.

Я больше не видел своего хозяина в этот вечер, а когда утром вышел из наших бараков, хоть едва рассвело, я увидел его стоящим у одного из углов здания с головой, наклоненной к стене, явно прислушивающимся к любым звукам внутри. Он приказал мне пойти и покормить его лошадь, а к восходу солнца оседлать ее. Около часа спустя он пришел в конюшню в своем дорожном костюме и сказал мне, что через несколько дней переселит нас всех в Колумбию. Затем он уехал и не возвращался до третьего дня после этого.





ГЛАВА IV.

Была уже примерно середина июня, погода стояла чрезмерно жаркая, и с одиннадцати часов утра и до позднего полудня песок вокруг нашего жилища был настолько горячим, что мы не могли стоять на нем босыми ногами в одном положении дольше одной или двух минут. Вся страна, насколько хватало глаз, представляла собой мертвую равнину без малейшего разнообразия холмов или долин. Сосна до такой степени преобладала в качестве древесной породы в лесу, что на небольшом расстоянии весь лес казался состоящим исключительно из этого дерева.

Я утомился от заточения в непосредственной близости от нашего жилья и решил отважиться выйти на поля плантации и посмотреть на способ возделывания хлопчатника. Соответственно, после утренней трапезы из кукурузных лепешек я двинулся в том направлении, какое, как я видел, принимали рабы плантации при уходе из дома на рассвете, и, следуя по тропинке через небольшое поле кукурузы, бывшее настолько высоким, что мешало мне видеть за его пределами, я вскоре прибыл на поле, где люди работали с мотыгами среди хлопчатника, который достигал примерно двух с половиной футов в высоту и образовал столь длинные ветви, что вспахивать его больше было нельзя без того, чтобы не сломать. Ожидая провести остаток своей жизни в этом роде труда, я испытывал тревогу узнать те бедствия, если таковые имелись, что сопутствовали ему, и особенно образ обращения с рабами на хлопковых поместьях.

Находившиеся передо мной люди старательно и усердно пропалывали и окучивали хлопчатник мотыгами, и когда я приблизился к ним, они едва находили время поговорить со мной, но продолжали свой труд так, будто меня и не было рядом. Поскольку надсмотрщика с ними не наблюдалось, я подумал, что пойду среди них и вступлю с ними в разговор; но обратившись к одному из мужчин и сказав ему, что если это ему не неприятно, я был бы рад познакомиться с ним, он ответил, что будет рад познакомиться со мной, но мастер Том не позволяет ему много разговаривать с людьми во время работы. Я спросил его, где его мастер Том; но прежде чем он успел ответить, кто-то окликнул: «А ну следи за работой, мерзавцы». Посмотрев в направлении звука, я увидел мастера Тома, сидевшего в тени сассафрасового дерева на расстоянии примерно ста ярдов от нас. Посчитав небезопасным оставаться в поле без разрешения его господина, я приблизился к сассафрасовому дереву с шляпой в руке и в весьма смиренной манере попросил позволения немного помочь людям поработать, так как я устал околачиваться возле дома и ничего не делать. Он ответил, что ему все равно; я могу пойти и поработать с ними немного, но должен остерегаться болтать слишком много и отвлекать его работников от труда.

Теперь, когда власть была на моей стороне, я вернулся, взял мотыгу у маленькой девочки и сказал ей полоть сорняки, а я поработаю на ее рядке. Когда мы дошли до конца рядков, которые мы тогда окучивали, хозяин Том, все еще занимавший свой пост под деревом сассафрас, позвал людей завтракать. Хотя я уже перекусил, я пошел со всеми, чтобы посмотреть, из чего состоит их завтрак. У дерева я увидел бочонок емкостью около пяти галлонов с водой, а рядом с ним — лежащую тыкву-горлянку; неподалеку стояла корзина из щепы, достаточно большая, чтобы вместить больше пека. В ней лежал завтрак для людей, накрытый зелеными листьями магнолии или большого южного лавра. Когда листья убрали, я обнаружил, что запас провизии состоял из одной кукурузной лепешки весом около полуфунта на человека. Этот хлеб не имел никаких приправ, даже соли, и составлял единственный завтрак этих бедных людей, трудившихся с ранней зари примерно до восьми часов. Для меня лепешки не было, и хозяин Том ничего мне не сказал о состоянии моего желудка; но молодая девочка, чью мотыгу я взял в поле, предложила мне часть своей лепешки, от которой я отказался. Покончив с завтраком, мы снова вернулись к работе; но хозяин приказал девочке, чья мотыга была у меня, пойти взять другую мотыгу, лежавшую неподалеку в поле, и снова встать на свой рядок. Я оставался в поле до обеда, который был около часа дня и во всех отношениях был таким же, как и завтрак.

Хозяин Том был младшим из двух братьев, вернувшихся с петушиных боев в вечер нашего прибытия в это место, — он ушел с поля около десяти часов, и до конца дня его сменил в качестве надсмотрщика старший брат. После этой смены руководителей мои товарищи стали более разговорчивыми, и через час или два я уже познакомился с положением своих товарищей по работе, которые рассказали мне, что старший из их молодых хозяев гораздо менее тираничен, чем младший брат; и что пока первый остается в поле, они могут разговаривать сколько пожелают, если только не запускают работу. Один из мужчин, казавшийся лет сорока и бывший бригадиром в поле, рассказал мне, что родился в Южной Колумбии и всегда жил там, хотя принадлежал своему нынешнему хозяину всего около десяти лет. Я спросил его, не дает ли ему хозяин мяса или какой-либо другой провизии, кроме хлеба, на что он ответил, что у них никогда не бывает мяса, кроме Рождества, когда каждый работник в имении получает около трех фунтов свинины; что с сентября, когда сладкий картофель достигает полной зрелости, им выдают картофель до тех пор, пока держится урожай, что обычно продолжается примерно до марта; но что в остальное время у них нет ничего, кроме пека кукурузы в неделю, а также тех сорняков и других овощей, которые они могут собрать на полях для зелени, — что хозяин не выделяет им никакой соли, и единственный способ добыть это лакомство состоял в том, чтобы работать по воскресеньям на соседних плантаторов, которые платили им деньгами из расчета пятьдесят центов в день, на что они покупали соль и некоторые другие необходимые вещи.

Этот человек рассказал мне, что хозяин каждый год выдает ему две рубашки из грубого полотна и двое панталон, одни шерстяные, а другие полотняные, одну шерстяную куртку и одно одеяло. Что шерстяную одежду он получает на Рождество, а полотняную — на Пасху; и всю остальную одежду, если таковая у него была, он был вынужден добывать сам, работая по воскресеньям. Он сказал, что уже несколько лет не в состоянии раздобыть себе никакой одежды, так как у него есть жена и несколько маленьких детей на соседней плантации, чей хозяин дает матери лишь один костюм одежды в год, а детям вообще ничего, что заставляло его тратить все свои сбережения на одежду для семьи и те мелкие необходимые вещи, о которых время от времени просила жена. У него уже несколько лет не было обуви на ногах, но зимой он делал себе подобие мокасин из древесной коры, которой, по его словам, изобиловали болота и из которой можно было изготавливать хорошие веревки и сносные мокасины, достаточные по крайней мере для того, чтобы защитить ноги от мороза, хотя и не для того, чтобы держать их сухими.

Старик, о котором я упоминал ранее, находился в поле вместе с остальными, хотя и не поспевал за своим рядком. На нем не было никакой одежды, кроме остатков старой рубашки, висевшей лохмотьями с его шеи и рук; на двух молодых девочках не было ничего, кроме юбок из грубого холста, а женщина, бывшая матерью детей, носила остатки полотняной смены, передняя часть которой совершенно отсутствовала; но кусок старого хлопкового мешка, подвязанный вокруг поясницы, служил вместо фартука. Младший из двух мальчиков был совершенно голым.



Человек, бывший полевым бригадиром, обладал здравым смыслом для того социального положения, в которое его поместила судьба, и откровенно говорил со мной о своей тяжелой доле. Я заметил, что под очень рваной рубашкой на его спине был плотно обернут кусок тонкого полотна, по-видимому, часть старой рубашки, закрепленный спереди завязками, затянутыми на груди. Я спросил его, зачем он носит этот кусок джентльменского полотна под рубашкой, и передам его ответ своими словами, насколько могу припомнить их спустя почти тридцать лет.

"Я всегда был тяжело работающим человеком и за свою жизнь немало натерпелся от голода. Человек не может тяжело работать каждый день в течение нескольких месяцев, получая в еду лишь пек кукурузы в неделю, и не чувствовать голода. Когда человек голоден, вы же знаете (если вы когда-нибудь голодали), он должен есть все, что может достать. Я не пробовал мяса с прошлого Рождества, а этим летом нам приходилось работать необычайно тяжело. У хозяина есть стадо овец, которые пасутся в лесу, и каждую ночь они приходят спать в переулок возле дома. Две недели назад в субботу, когда мы закончили работу вечером, я был очень голоден, и, направляясь к дому, мы шли по переулку, где лежали овцы. Их было около полусотни, и некоторые были очень жирными. Соблазн оказался сильнее меня. Я поймал одну из них, отрубил ей голову мотыгой, которую носил на плече, и бросил ее за изгородь. Около полуночи, когда в доме все стихло, я вышел с ножом, отнес овцу в лес и разделал ее при свете луны. Тушу я принес домой и, разрубив ее, положил в большой котел над хорошим огнем, намереваясь сварить ее и разделить после приготовления между своими товарищами-рабами (которых, как я знал, мучил такой же голод, как и меня) и мной. К несчастью для меня, хозяин Том, который провел этот день среди друзей, к моменту отхода ко сну не вернулся; и около часа ночи, в тот момент, когда под котлом у меня полыхал яркий огнем, я услышал стук конских копыт, доносившийся из переулка. Стены кухни были неплотными, так что свет моего огня невозможно было скрыть, и в тот же миг я услышал, как лошадь фыркает у фасада дома. Сознавая свою опасность, я сорвал с себя рубашку и затолкал ее в кипящий котел так, чтобы полностью скрыть овечье мясо. Я едва успел завершить это предосторожное действие, как хозяин Том ворвался на кухню и с ужасной клятвой спросил меня, что я делаю так поздно ночью с таким большим огнем на кухне. Я ответил: "Я собираюсь постирать рубашку, хозяин, и кипячу ее, чтобы отстирать". "Стирать рубашку в такое время ночи! — сказал он. — Я дам тебе знать, что нельзя сидеть всю ночь сложа руки и быть ленивым и никуда не годным весь день. Никакого кипячения рубашек здесь в воскресное утро не будет", — и, воткнув свою трость в котел, он вытащил мою рубашку и бросил ее на кухонный пол.

"Сначала он не заметил баранину, которая поднялась на поверхность воды, как только убрали рубашку; но, отпихнув рубашку ногой к двери, он снова повернулся к огню и, увидев торчащую из горшка на несколько дюймов ногу, потребовал от меня объяснить, что у меня там находится и откуда я взял это мясо! Обнаружив, что меня разоблачили и все дело раскрыто, я сказал: "Хозяин, я голоден и готовлю себе ужин". "Что это у тебя здесь?" — "Овца", — ответил я, и едва эти слова слетели с моих губ, как он сбил меня с ног своей тростью и, жестоко избив, приказал скрестить руки, пока он крепко свяжет меня веревкой, которая висела на кухне и служила одновременно и бельевой веревкой, и шнуром, чтобы связывать нас, когда нас предстояло пороть. Он погасил огонь под котлом, вытащил меня во двор, крепко привязал к столбу мельницы и, оставив меня там на ночь, пошел позвать одного из негритянских мальчишек, чтобы тот поставил его лошадь в конюшню, и отправился спать. Веревка была затянута вокруг моих запястий так туго, что к утру под ногтями выступила кровь; но я полагаю, что мой хозяин спал крепко несмотря на все это. Я боялся позвать кого-нибудь, чтобы он пришел и освободил меня от моих мук, опасаясь, что меня постигнет еще более страшное наказание.

"Мне позволяли оставаться в таком положении еще долго после восхода солнца на следующее утро, которое было воскресным, тихим и безмятежным; мои товарищи-рабы получили возможность отдыхать после тяжелого труда прошедшей недели, а мой старый хозяин и двое молодых не имели причин вставать, чтобы созывать работников в поле, и не думали прерывать свой утренний сон ради освобождения меня от моего мучительного заточения. Однако, когда солнце поднялось примерно на час, я услышал возню людей в большом доме, а вскоре после этого — громкий и бурный разговор, который, как я хорошо знал, не сулил мне ничего хорошего. Наконец все трое вошли во двор, где я лежал, привязанный к столбу, и, подойдя ко мне, мой старый хозяин спросил, были ли у меня сообщники в краже овцы. Я ответил им, что никаких не было, — что это исключительно моя собственная вина и никто из моих товарищей-рабов не приложил к этому руку. Это была правда; но если бы кто-то из моих товарищей и был замешан со мной, я бы не выдал их; ибо такое предательство не смогло бы облегчить ужасное наказание, которое, как я знал, меня ожидает, а лишь ввергло бы их в такое же несчастье.

"Меня назвали вором, обсыпали ругательствами и проклятиями, и каждый предложил то наказание, которое счел наиболее соответствующим чудовищности совершенного мной преступления. Хозяин Том высказал мнение, что меня следует привязать к столбу у подножия которого я лежал, и заставить каждого из моих товарищей-рабов по очереди отвесить мне по дюжине ударов жареным и смазанным маслом прутом гикори, пока я не получу в общей сложности двести пятьдесят ударов по голой спине, причем он сам будет стоять рядом с кнутом в руке и принуждать их не щадить меня; но после коротких дебатов от этого отказались, так как это, вероятно, сделало бы меня неспособным снова работать в поле в течение нескольких недель. Мой хозяин Нед выступал за то, чтобы давать мне по дюжине ударов кнутом каждое утро в течение месяца, но мой старый хозяин сказал, что с этим будет слишком много хлопот, к тому же это отрывало бы меня от работы по меньшей мере на полчаса каждое утро, и в свою очередь предложил вовсе не пороть меня, а вытащить тушу овцы из котла в полусыром виде и повесить на кухонном чердаке без соли; и заставить меня питаться этой гнилой бараниной без всякой другой еды, пока она не будет съедена. Это предложение встретило одобрение моих молодых хозяев и было бы принято, если бы в этот момент во двор не вошла хозяйка и, услышав о задуманном наказании, громко не возразила против него, поскольку баранина через день или два издаст столь отвратительное зловоние, что она и мои молодые хозяйки не смогут оставаться в доме. Моя хозяйка ужасно ругалась и проклинала меня как неблагодарного вора-овцекрада, который, несмотря на всю ее доброту прошлой зимой, когда она давала мне суп и теплый хлеб во время болезни, вечно крадет все, до чего может дотянуться. Затем она заявила моему хозяину, что подобное злодеяние нельзя оставлять без внимания и что, поскольку такие преступления касаются всей округи, мое наказание должно быть публичным в качестве примера; и посоветовала ему выпороть меня в тот же день в пять часов вечера, предварительно уведомив окрестности, чтобы люди пришли посмотреть на зрелище и привели с собой своих рабов, дабы те стали свидетелями последствий воровства овец.

"Затем они вернулись в дом завтракать; но так как боль в моих руках и кистях, вызванная стягиванием веревки, которой я был связан, стала сильнее, чем я мог вытерпеть, я почувствовал себя чрезвычайно дурно и потерял всякое представление о своем положении. Мне сказали, что я упал в обморок; и когда ко мне вернулось сознание, я обнаружил, что лежу в тени дома, с освобожденными руками, а вокруг меня стоят все белые члены семьи моего хозяина. Как только я смог стоять, веревка была завязана мне на шею, а другой конец снова прикреплен к столбу мельницы. Хозяин Том сказал, что перед наступлением ночи я получу нечто такое, из-за чего стоит падать в обморок. Он сдержал свое обещание; но пока мне разрешили посидеть на траве в тени дома.

"Как только завтрак закончился, оба моих молодых хозяина велели оседлать коней и отправились известить своих друзей о случившемся, а также пригласить их прийти посмотреть, как меня наказывают за совершенное преступление. Хозяйка не дала мне никакого завтрака, и когда я умолял одного из черных мальчишек, наблюдавших за мной сквозь забор, принести мне напиться воды в тыкве-горлянке, она велела ему принести ее из лужи в переулке. Моя хозяйка всегда была очень жестока ко всем своим чернокожим людям.

"Я оставался в таком положении примерно до одиннадцати часов, когда ко мне подошла одна из моих молодых хозяек и дала мне кусок кукурузной лепешки размером с мою ладонь, пожалуй, даже больше моей ладони, сообщив попутно, что моим товарищам-рабам разрешили перекипятить оставленную мной в котле баранину и позавтракать ею, но ее мать не позволила ей дать мне хоть какую-то ее часть. Для них было благом, что я отварил ее вместе со своей рубашкой и тем самым испортил ее так, что она оказалась непригодна для стола моего хозяина, иначе чернокожим людям не досталось бы ни кусочка, — а так у них было столько мяса, сколько они могли съесть за два дня, и расплачиваться за это пришлось мне.

"Около двенадцати часов один из моих молодых хозяев вернулся, а вскоре после него приехал и второй. Я слышал, как они рассказывали старому хозяину, что объехали соседних плантаторов, чтобы предупредить их о моем проступке, и что многие из них придут посмотреть, как меня секут, и приведут с собой некоторых своих рабов, которые смогут рассказать своим товарищам о том, что со мной сделали за воровство.

"Джентльмены начали сходиться лишь поздно пополудни, но к пяти часам присутствовало уже более двадцати белых и по меньшей мере пятьдесят черных, причем последние были вынуждены прийти по приказу своих хозяев, чтобы посмотреть на мое наказание. Среди прочих присутствовал надсмотрщик из соседнего имения, которому и досталась роль палача. С меня сорвали рубашку, а пояс моих панталон туго затянули ниже бедер, чтобы обнажить всю мою спину во всю ее длину.

"Судя по всему, меня было решено бить ремнями из сыромятной воловьей кожи, поскольку у надсмотрщика в руках оказалось два таких ремня, каждый длиной около четырех футов; однако один из присутствовавших джентльменов заметил, что это может так сильно изувечить мою спину, что я какое-то время не смогу работать, возможно, неделю-другую; и поскольку меня нельзя было отрывать от поля в ущерб урожаю хозяина, он предложил иной план, с помощью которого, по его мнению, можно было причинить мне наибольшую боль с наименьшим риском сделать меня неспособным к труду. Поскольку он был крупным плантатором и имел более пятидесяти рабов, все были склонны руководствоваться его советами, и мой хозяин заявил, что целиком полагается на него как на человека здравомыслящего и опытного в подобных делах. Затем он попросил моего хозяина сварить дюжину стручков красного перца в половине галлона воды и велел надсмотрщику отложить ремни из сыромятной кожи и привязать новый шелковый хлыстик к кнуту для рабов. Пока шли эти приготовления, каждый из моих больших пальцев руки был крепко привязан к концу палки длиной около трех футов, а возле столба мельницы поставили стул, и меня заставили поднять руки и положить палку, к которой были привязаны мои большие пальцы, поверх столба, имевшего в сечении около восемьнадцати дюймов; после этого стул из-под меня убрали, и я остался висеть на больших пальцах лицом к столбу, а мои ноги находились примерно в футе от земли. Затем мои два больших пальца ног были связаны вместе и оттянуты вниз по столбу так далеко, как только могли растянуться мои суставы; веревка была обернута вокруг столба два или три раза и надежно закреплена. В таком положении я был совершенно лишен возможности двигаться, за исключением шеи, да и то шевелить ею я мог лишь ценой ударов о боковую сторону столба.

"Перечный настой принесли и вылили в тазик остывать, а надсмотрщику велели дать мне дюжину ударов чуть выше пояса, причем на участке спины от пояса вверх шириной не более четырех футов. Он выполнил приказание добросовестно, но медленно, и каждый взмах кнута сопровождался ощущением столь жгучим, будто мне провели по спине раскаленным железом. Когда двенадцать ударов были нанесены, порку приостановили, и черного мужчину, одного из присутствовавших рабов, заставили обмыть рассеченые места на моей коже кипящим перечным настоем, который был еще настолько горячим, что он не мог удержать в нем руку. Эта двояко обжигающая жидкость была плеснута на мои кровоточащие раны и вызвала мучительную боль, которую невозможно описать словами. После перерыва ровно в десять минут по часам я получил еще дюжину ударов по той части спины, которая находилась непосредственно над кровоточащими и горящими рубцами от прежней порки; и на мои истерзанные и трепещущие мышцы вновь был нанесен разъедающий, жгучий перечный настой. Эта процедура продолжалась с регулярными интервалами до тех пор, пока я не получил девяносто шесть ударов, а моя спина была иссечена и обожжена от края до края. Каждый удар кнута вызывал кровотечение; многие раны достигали трех дюймов в длину; моя спина горела так, будто ее покрыл слой горячих угольев, смешанных с раскаленными углями; и я чувствовал, как моя плоть трепещет, словно у забитых мясником животных, с которых сдирают шкуру, пока они еще наполовину живы. Мое лицо было избито, а из носа обильно шла кровь, ибо в безумии своих мук я не мог удержаться от того, чтобы яростно биться головой о столб.

"Напрасно я умолял и взывал о милосердии. Меня продержали привязанным к столбу, когда весь мой вес висел на больших пальцах, полтора часа, но мне казалось, что я вступил в вечность и мои страдания никогда не кончатся. Наконец, однако, мои ноги были освобождены, а затем и руки; но после освобождения от веревок я был настолько истощен, что не мог стоять, а мои большие пальцы онемели и не двигались. Меня отнесли на кухню и уложили на одеяло, куда пришла моя хозяйка; взглянув на мою истерзанную спину и заявив, что мои раны не глубже кожи, она сказала, что я легко отделался после всего содеянного, и я должен быть благодарен, что все обернулось не хуже. Затем она велела мне не стонать так громко и не шуметь, а после оставила меня одну. Я лежал в таком состоянии до наступления полной темноты, к тому времени жжение в спине сильно уменьшилось, сменившись ноющей болью, из-за которой я не мог ни повернуться, ни согнуть позвоночник хоть малейшим образом. Хозяйка снова навестила меня и принесла с собой около полуфунта жирного бекона, который она заставила одну из чернокожих женщин поджарить перед огнем на вилке, пока из него не потекли жирные капли, после чего теплой натерла им мою спину. Это повторялось до тех пор, пока я полностью не был смазан жиром от шеи до бедер. Затем на меня накинули старое одеяло и оставили ночевать в одиночестве. Такой ужас вселил в моих товарищей-рабов устроенный надо мной показательный пример, что, хотя они любили меня и жалели, ни один из них не осмелился подойти ко мне в эту ночь.

"Силы покинули меня, и я в конце концов заснул, проснувшись лишь тогда, когда на следующее утро затрубил рожок, созывая людей к кукурузному амбару за получением недельного пайка кукурузы. Я не встал и не пытался присоединиться к остальным людям, и вскоре после этого мой хозяин вошел на кухню и мягким, нежным тоном спросил, не умер ли я. Я ответил ему, что не умер, и, сделав некоторое усилие, обнаружил, что способен подняться на ноги. Хозяин испугался, когда не обнаружил меня у кукурузного амбара, и, внезапно охваченный страхом, что я мертв, смягчился сердцем — не из сострадания к моим мучениям, а из страха лишиться лучшего полевого работника; но когда он увидел меня стоящим перед ним прямо и выпрямившись, воспоминание об убитой овце возродилось в его памяти, а вместе с ним и все чувства мести к виновнику ее смерти.

"— Значит, ты еще не умер, ворующий негодяй, — сказал он и, осыпав меня горькими проклятиями, приказал отправляться к амбару, забирать свою кукурузу и идти работать со всеми остальными. Я был вынужден подчиниться и, взяв корзинку с кукурузой у дверей амбара, отнес ее на кухонный чердак, а затем отправился в поле с остальными людьми.

"Каким бы слабым и истощенным я ни был, я был обязан выполнять работу сильного работника, но мне не позволили отведать баранины — всю ее отдали остальным, за которыми тщательно следили во время еды, чтобы они не поделились со мной хоть частью".

Спина этого человека еще не зажила. Многие рубцы от ударов плетью все еще болели, а зажившие оставили длинные белые полосы поперек его тела. У него не было и мысли оставить службу у своего тиранического хозяина, и его дух был настолько сломлен и подавлен, что он был готов страдать и сносить все тяготы: не то чтобы совсем без жалоб, но не пытаясь сопротивляться своим угнетателям или бежать от их власти. Я часто видел его, пока оставался в этом месте, и однажды осмелился сказать ему, что если бы у меня был хозяин, который оскорблял бы меня так, как он его, я бы сбежал. — Куда мне бежать или в каком месте я смогу спрятаться? — сказал он. — Я знал многих рабов, которые бежали, но их всегда лойвили и потом обращались с ними еще хуже, чем прежде. Я слышал, что есть такое место — Филадельфия, где все чернокожие свободны, но я не знаю, в какой стороне оно лежит и по какой дороге туда идти; а если бы и знал дорогу, как мне надеяться добраться туда? Разве патруль не поймает меня наверняка?

Я жалел это несчастное создание и в то же время опасался, что вскоре сам стану таким же объектом жалости. Насколько мои страхи были оправданы, покажет продолжение моего повествования.





ГЛАВА V

Мы пробыли в старом амбаре для очистки хлопка около двадцати дней, оправились от тягот путешествия и значительно прибавили в силах и внешнем виде, когда наш хозяин вернулся однажды вечером после двухдневного отсутствия и сказал, что на следующий день мы должны отправиться в Колумбию и для этого наш завтрак должен быть готов к восходу солнца. На следующее утро он разбудил нас с рассветным часом, и мы поспешно приготовили утреннюю трапезу — последнюю, которую нам предстояло вкусить в нашем нынешнем жилище.

Поскольку наше снаряжение состояло из нескольких одежд на наших телах и единственного одеяния на каждого, наш багаж укладывался легко, и мы отправились в путь до того, как солнце поднялось на полчаса; а менее чем через час мы были уже в Колумбии, выстроившись длинной шеренгой на улице напротив здания суда.

Городок, маленький и неприглядный, был переполнен людьми, и я полагаю, что в течение этого дня более тысячи джентльменов приходили посмотреть на нас. Нас продержали на улице около часа, а затем завели во двор тюрьмы и позволили присесть, но в саму тюрьму запирать не стали. В это время в Колумбии заседал суд, и либо это обстоятельство, либо слухи о нашем прибытии в здешние места, либо и то, и другое привлекло огромную толпу народа.

Нас снабжали продовольствием тюремщики, и на обед нам выдали небольшой паек соленой свинины. Ночью мы спали в тюрьме, и поскольку в день нашего прибытия в Колумбию никто из нас не был продан, а от приходивших посмотреть на нас людей мы не слышали предложений нашему хозяину о нашей покупке, я предположил, что он, возможно, намерен гнать нас еще дальше на юг, прежде чем выставлять на продажу; но я понял свою ошибку на второй день, во вторник. В этот день толпа в городе была значительно больше, чем в понедельник; и около десяти часов наш хозяин вошел во двор в сопровождении тюремщика и, поглазев на нас некоторое время, последний обратился к нам с короткой речью, продолжавшейся, пожалуй, минут пять. В этой речи он сообщил нам, что мы приехали жить в лучшую страну в мире; что Южная Каролина — самая богатая и лучшая часть Соединенных Штатов; и что он собирается продать нас джентльменам, которые сделают нас всех очень счастливыми и не потребуют никакой тяжелой работы, а лишь выращивать хлопок и собирать его. Затем он приказал красивому молодому парню лет восемнадцати следовать за ним на улицу, где заметил скопление большого числа людей. Здесь тюремщик обратился к толпе с другой речью, в которой заверил их, что собирается продать самую ценную партию рабов из всех, что когда-либо предлагались в Колумбии. Что все мы молоды, отличного здоровья, с хорошими привычками, куплены в Вирджинии в имениях табачных плантаторов; и во всей партии нет ни единого человека, который лишился бы хотя бы одного пальца или был слеп на один глаз.

Затем он выкрикнул бедного парня на продажу, и первая предложенная за него цена составила двести долларов. Другие последовали быстро, и мальчик, бывший поразительно красивым юношей, был продан всего через несколько минут молодому человеку, казавшемуся не намного старше его самого, за триста пятьдесят долларов. Покупатель выплатил цену нашему хозяю на столе в тюрьме, и парень, распрощавшись с нами, последовал за новым хозяином со слезами на глазах.

Затем он продал молодую девушку лет пятнадцати или шестнадцати за двести пятьдесят долларов даме, которая присутствовала на торгах в своей карете и делала ставки из окна. Таким образом торги продолжались около двух с половиной часов, после чего были прерваны до трех часов. Во второй половине дня они возобновлялись и продолжались примерно до пяти часов, когда торги на этот день закрылись. По мере того как моих товарищей продавали, их уводили из нашего круга, и мы их больше не видели.

На следующее утро, до рассвета, я проснулся от грохота нескольких тяжелых пушечных залпов, которые гремели, как мне казалось, в нескольких ярдах от того места, где я лежал. За ними последовали звуки флейт и барабанов и весь тот шум, с которым я прежде слышал наступление четвертого июля на военно-морской верфи в Вашингтоне.

После отъезда из Мэриленда я тщательно вел счет дням недели, но не заботился о том, чтобы отмечать числа месяца; однако, как только забрезжил рассвет и дверь нашей комнаты открылась, я расспросил обо всем и узнал, что сегодня, как я и предполагал, день всеобщего ликования.

Я понял, что суд в этот день не заседает, но вокруг тюрьмы все утро собиралась и оставалась огромная толпа людей, многие из которых были пьяны и пели и кричали в честь свободного правительства и прав человека. Около одиннадцати часов длинный стол был накрыт под аллеей деревьев, росших на улице недалеко от тюрьмы и казавшихся мне теми, что в Пенсильвании называют гордостью Китая. За этим столом вскоре после полудня уселось несколько сотен человек, которые продолжали есть, пить и петь песни в честь свободы более двух часов. В конце обеда один джентльмен встал на стул у одного из концов стола и попросил общество послушать его несколько минут. Он сообщил им, что является кандидатом на какой-то пост — но на какой именно, я не припоминаю, — и заявил, поскольку общепризнанным принципом нашего свободного правительства является то, что все люди рождаются свободными и равными, он полагает, что не будет сочтено актом высокомерия с его стороны призвать их отдать за него голоса на предстоящих выборах.

За этим первым оратором последовал другой, обратившийся к слушателям практически на том же языке; и после того как он закончил, собрание разошлось. Я слышал, как один темнокожий мужчина, принадлежавший тюремщику или по крайней мере находившийся у него в услужении, говорил, что тем утром в здании суда было великое собрание, на котором несколько джентльменов произнесли речи.

Когда я жил на верфи, офицеры иногда разрешали мне подниматься с ними в город четвертого июля и слушать прекрасные речи, которые там произносились по таким случаям.

Около пяти часов тюремщик подошел к парадному входу тюрьмы и громким голосом провозгласил, что немедленно состоится продажа ценнейших рабов; что вчера он продал много отличных работников, но все они были лишь отбросами и никчемной частью всей партии; — что те, кто желает заполучить выгодные сделки и первоклассную собственность, должны присутствовать сейчас, поскольку несомненно, что таких негров в Колумбии еще никогда не предлагали к продаже.

Через несколько минут все собрание, составлявшее участников обеда, и сотни других людей собрались у дверей тюрьмы, и тюремщик продолжил свой аукцион. Несколько самых крепких мужчин и красивейших женщин во всей компании были прибережены на этот день; и я заметил, что самые лучшие из нас придерживались на десерт. Мы ушли по несколько лучшим ценам, чем те, что были получены в предыдущий день; и я заметил сильную алчность среди участников торгов, многие из которых были не трезвы. Менее чем через три часа в тюрьме осталось только трое из нас; и нам приказали подойти и встать у двери перед запевалой, который произнес самую экстравагантную похвалу нашим хорошим качествам и способности к труду. Он сказал: "Эти трое парней сильны, как лошади, и терпеливы, как мулы; один из них может сделать столько же работы, сколько два обычных человека, и они совершенно честны. Мистер Макгиффин говорит, что бывшие хозяева уверили его: за ними никогда не замечали ни воровства, ни побегов. Джентльмены, они должны принести хорошую цену, иначе они не будут проданы. Их хозяин полон решимости: если они не дадут шестьсот долларов, он не станет их продавать, а отвезет будущим летом в Джорджию и продаст кому-нибудь из новых поселенцев. Эти парни могут все. Этот вот", — указывая на меня, — "может нарубить пять кордов дров в день и уложить их. Он плотник-самоучка и первоклассный полевой работник". Этот вот", — полагая руку на плечо одного из моих товарищей, — "кузнец; может сковать лемех плуга, наварить новую сталь на топор или починить сломанную цепь". Другого он рекомендовал как хорошего сапожника, отлично знакомого с процессом дубления кожи.

Мы были почти одного возраста и очень крепкими, здоровыми, сильными молодыми людьми в полном расцвете физических сил; и если бы нас заперли в комнате с десятью самыми сильными из тех, кто собрался купить нас, и наша свобода зависела бы от того, чтобы крепко связать их друг с другом, я не сомневаюсь, что мы обрели бы свободу, если бы нам предоставили веревки.

После нескольких минут нерешимости среди покупателей и более тщательного осмотра наших персон, чем тот, что проводился во дворе тюрьмы, пожилой джентльмен сказал, что берет плотника, а кузнец и сапожник были немедленно закуплены другими по запрошенной цене.

Уже вечерело. Дневная жара была очень изнурительной, и я был рад избавиться от спертого воздуха тюрьмы и горячей атмосферы, в которой дышали столько сотен людей. Мой новый хозяин спросил мое имя и приказал следовать за ним.

Мы направились к таверне, где в небольшом отдалении от тюрьмы собралось множество людей. Мой хозяин вошел в дом и присоединился к беседе компании, в которой царило крайнее веселье. Они пили тосты в честь свободы и независимости за стаканами тодди — напитка, состоявшего из смеси рома, воды, сахара и мускатного ореха.

Было десять часов вечера, когда мой хозяин и его спутники закончили свои тосты и тодди; и все это время я стоял перед дверью или сидел на бревне, валявшемся перед домом. В один момент я присел на скамью сбоку от дома, но вскоре был согнан оттуда джентльменом в военной форме, с большими золочеными эполетами на обоих плечах и изобилием сверкающих пуговиц на мундире; пройдя мимо меня в темноте и случайно бросив на меня взгляд, он властным тоном потребовал объяснить, как я смею сидеть на этой скамье. Я ответил, что я чужак и не знал, что сидеть здесь запрещено. Тогда он с руганью приказал мне убираться отсюда и заявил, что если он поймает меня на этой скамье снова, то снесет мне голову. — Разве ты не видел, как на этой скамье сидят белые люди, наглый ты негодяй? — сказал он. Я заверил его, что не видел ни одного белого джентльмена, сидящего на скамье, так как, когда я пришел к дому, уже вечерело; что я не собирался дерзить или вести себя плохо и надеюсь, что он не станет сердиться на меня, поскольку хозяин оставил меня у двери и не сказал, где мне следует сидеть.

Я просидел на бревне до окончания празднества в честь свободы и равенства, когда мой хозяин вышел к двери и в моем присутствии заметил кому-то из своих друзей, что они отпраздновали этот день прекрасным образом.

Никто, кроме военного джентльмена, не обращался ко мне с тех пор, как я пришел к дому в сопровождении хозяина, который, казалось, забыл обо мне; ибо он оставался у двери, жарко обсуждая различные политические темы целых добрых полчаса после того, как встал из-за стола с тостами. Наконец, впрочем, я услышал его слова: — Я купил сегодня вечером негра — интересно, где он. Немедленно поднявшись с бревна, на котором просидел так долго, я предстал перед ним и сказал: — Здесь, хозяин. Затем он велел мне отправляться на кухню постоялого двора и ложиться спать, но ничего не сказал насчет ужина. Я удалился на кухню, где обнаружил множество слуг, принадлежавших заведению, а среди них двух молодых девушек, купленных джентльменом, жившим неподалеку от Огасты; они рассказали мне, что он собирается отправиться на свою плантацию на следующее утро и забрать их с собой.

Этих девушек продали из нашего отряда в первый же день, и с тех пор они жили на кухне таверны. Они казались вполне довольными и не выказывали никакого отвращения к отправлению на следующее утро на плантацию своего хозяина. Они принадлежали к той категории людей, которые никогда не заглядывают дальше сегодняшнего дня; и пока у них было вдоволь еды на этой кухне, они не утруждали себя раздумьями о хлопковом поле.

Один из слуг дал мне немного холодного мяса и кусок пшеничного хлеба — это было первое, что я отведал с тех пор, как покинул Мэриленд, и, поистине, это было последнее съеденное мной до тех пор, пока я снова не добрался до Мэриленда.

Здесь я встретил человека, который родился и вырос в Северном Нэке Вирджинии, на берегах Потомака, всего в нескольких милях от моих родных мест. Мы быстро познакомились и проговорили почти всю ночь. Он был главным конюхом в конюшне этой таверны и рассказал мне, что часто подумывал о побеге и возвращении в Вирджинию. Он говорил, что почти не сомневается в возможности добраться до Потомака; но, не зная местности к северу от этой реки, боялся, что не сможет пробраться в Филадельфию, которую считал единственным местом, где можно спастись от преследования хозяина. Сам я тогда был молод, и мои познания о краях к северу от Балтимора были весьма смутными и неопределенными. Тем не менее я сказал ему, что слыхал: если черному человеку удастся достичь любой точки Пенсильвании, он окажется вне досягаемости преследователей. Он ответил, что не может справедливо жаловаться на нехватку еды; но служба, требуемая от него, была настолько непосильной, а наказания, часто обрушивавшиеся на него, — настолько суровыми, что он твердо решил отправиться на север, как только кукуруза созреет настолько, чтобы годиться для запекания на огне. Он был уверен, что, укрываясь в лесах и безлюдных местах весь день и путешествуя только по ночам, сможет ускользнуть от бдительности любой погони и добраться до Северного Нэка раньше, чем кукурузу уберут с полей. Он не боялся остаться без пищи, поскольку мог прекрасно питаться молочными початками, пока кукуруза пребывала в молочной спелости, а впоследствии — поджаренными зернами, пока урожай оставался на поле. Я дал ему всевозможные советы о том, как лучше добраться до штата Пенсильвания, хотя и не мог дать точных указаний.

Этот человек обладал очень здравым рассудком и, пробыв в Каролине пять лет, хорошо знал эти места. Он так живо описал мне страдания рабов на хлопковых и индиговых плантациях, — к числу которых я теперь причислял и себя, — что этой ночью я не смог сомкнуть глаз. Учитывая решительность, с которой он говорил о своем задуманном побеге, и последовательность, с которой он связал воедино все составляющие этого предприятия, я нисколько не сомневался, что он претворит в жизнь то, что задумал. Успешным ли оказалось его начинание или нет, я сказать не могу, так как больше никогда не видел его и ничего о нем не слышал после следующего утра.

Этот человек несомненно передал мне основы плана, который я впоследствии привел в исполнение и благодаря которому обрел свободу ценой таких страданий, какие не способен оценить никто, кроме тех, кто вынес все то, что может вынести сильнейший человеческий организм, — холод и голод, каторжный труд и боль. Разговор с этим рабом пробудил в моей груди столько воспоминаний о прошлом и страхов перед будущим, что я не стал ложиться, а просидел на старом стуле до самого рассвета.

На кухне мне снова выдали немного холодной еды на завтрак, но самого хозяина я не видел примерно до девяти часов: вчерашнее тодди заставило его проспать нынешнее утро. Наконец какая-то женщина-рабыня передала мне, что хозяин желает видеть меня в столовой, куда я и направился без малейшего промедления. Когда я вошел в комнату, он сидел у окна и курил трубку с очень длинным чубуком — полагаю, длиной более двух футов.

Он не стал задавать вопросов, но, обратившись ко мне на «ты», приказал идти с конюхом постоялого двора и подготовить его лошадь и кабриолет. Как только этот приказ был выполнен, я сообщил ему, что экипаж ждет у двери, и мы немедленно начали путь к плантации моего хозяина, которая, как он сказал, лежала в двадцати милях от Колумбии. Он велел мне не отставать от него, и поскольку он ехал со скоростью пять или шесть миль в час, мне приходилось бежать чуть ли не половину времени; но тогда я был молод и мог легко преодолевать по пятьдесят или шестьдесят миль в день. С великой тревогой высматривал я место, которому предстояло стать моим будущим домом, однако это не мешало мне делать наблюдения за состоянием местности, через которую мы проезжали, насколько позволяла скорость нашего движения.

Весь этот край изначально представлял собой одну обширную дикую сосновую глушь, за исключением низменностей и речных долин, именуемых здесь болотами, где все разнообразие деревьев, кустарников, лиан и растений, свойственных таким местам в южных широтах, произрастало в ничем не сдерживаемой буйности. Впрочем, сосна — далеко не единственная порода древесины, растущая на возвышенностях в этой части Каролины, хотя она и является преобладающим деревом, а кое-где произрастает наперекор всему остальному, вытесняя любые прочие породы; здесь также встречаются дуб, гикори, сассафрас и многие другие.

Здесь же я впервые заметил рощи самого прекрасного из всех лесных деревьев — великой южной магнолии, или зеленого лавра. Никакого адекватного представления о внешнем виде или аромате этого великолепнейшего дерева не может составить тот, кто никогда не видел его или не вдыхал воздух, наполненный благоуханием его цветов. Оно поднимается прямой линией на высоту в семьдесят или восемьдесят футов; ствол имеет изящную конусообразную форму и дает многочисленные ветви под почти прямыми углами к самому себе; их концы мягко склоняются к земле и становятся все короче и короче по мере подъема, пока на верхушке дерева они едва достигают фута в длину, в то время как внизу нередко простираются на двадцать футов. Огромные шишки, формируемые этими деревьями, так же совершенны, как и те миниатюрные творения, которые природа являет в шишках сосны. Лист магнолии гладкий, продолговато-заостренной формы, около шести дюймов в длину и вдвое уже. Его цвет — самый глубокий и чистый зеленый. Листва лаврового дерева столь же непроницаема для солнечных лучей, как кирпичная стена, а ее освежающая прохлада в знойный летний день дарует одно из величайших наслаждений на хлопковой плантации. Оно цветет в мае и приносит великое множество крупных, раскидистых белых цветов, запах которых необычайно приятен и столь насыщен, что я не сомневаюсь: рощу этих деревьев в полном цвету можно учуять на расстоянии пятнадцати или двадцати миль. На Юге мне доводилось слышать утверждения, будто их аромат ощущался людьми в пятидесяти или шестидесяти милях от них.

Это дерево — одно из самых великолепных созданий природы и в том климате, где она его взрастила, одно из самых приятных её творений. Оно свойственно южным умеренным широтам и не переносит суровости северной зимы, хотя я слышал, что рощи этого дерева встречаются на Фишинг-Крик в Западной Виргинии, недалеко от Уили, и возле реки Огайо. Если бы это дерево удалось акклиматизировать в Пенсильвании, оно стало бы украшением её городов, селений и загородных имений, одновременно самым изысканным и прекрасным. Лес из этих деревьев в мае месяце напоминает рощу, укутанную в преждевременный снежный покров посреди лета, сияющий в лучах утреннего солнца.

В этот день мы поочередно проезжали через хлопковые поля и сосновые леса; однако пейзаж порой оживлялся видом участков с кукурузой и сладким картофелем, которые, как я заметил, обычно высаживали возле домов. Позже я узнал, что этот обычай сажать кукурузу и картофель возле дома плантатора распространен по всей Каролине. Цель этого состоит в том, чтобы помешать рабам воровать и тем самым добывать себе больше еды, чем им положено по законам плантации.

Проезжая по узкой дороге, я в этот день увидел поле, которое, как мне показалось, занимало около пятидесяти акров, где люди работали с мотыгами среди каких-то растений, которых я никогда раньше не видел. Я спросил своего хозяина, что это такое, и он ответил мне, что это индиго. У меня еще будет возможность рассказать об этом растении подробнее.

Наконец мы прибыли к дому моего хозяина, который сошел с экипажа и, оставив меня у ворот приглядывать за лошадью, направился к дому через длинный двор. Через несколько минут из дома вышли две молодые барышни и молодой человек и направились к воротам, возле которых я стоял с лошадью. Одна из барышень сказала, что они пришли посмотреть на меня и узнать, что за мальчика ее папа привез с собой домой. Другая сказала, что я выгляжу очень смышленым мальчиком; и этот комплимент сильно польстил мне — ведь это были первые добрые слова, сказанные мне с тех пор, как я покинул Мэриленд. Молодой человек спросил меня, умею ли я быстро бегать и собирал ли я когда-нибудь хлопок. Его манера не расположила меня к нему так, как обращение его сестры расположило к ней. Эти трое молодых людей были сыном и дочерями моего хозяина. Посмотрев на меня короткое время, мой молодой хозяин (ибо теперь я должен был называть его так) приказал мне снять с лошади упряжь, напоить ее у колодца, который был неподалеку, и пройти на кухню, где мне дали на обед немного вареного риса.

В первый день моего пребывания на новом месте от меня не требовали выходить на работу; однако, когда я поел риса, молодой хозяин сказал, что я могу отдохнуть или пройтись и осмотреть плантацию, но на следующее утро я должен быть готов отправиться с надсмотрщиком.





ГЛАВА VI.

По законам Соединенных Штатов я все еще остаюсь рабом; и хотя я уже старею, меня все еще могут счесть достаточно ценным, чтобы преследовать вплоть до моего нынешнего места жительства, если те, кому закон дает право владения моей личностью и жизнью, узнают, где меня найти. По этим причинам люди, которых я считаю своими друзьями, посоветовали мне не разглашать истинные имена тех семей, у которых я был рабом в Каролине или Джорджии, опасаясь, что это повествование попадет им на глаза и каким-то образом приведет их к обнаружению моего убежища.

Теперь я был рабом одного из самых богатых плантаторов в Каролине, который выращивал хлопок, рис, индиго, кукурузу и картофель и являлся хозяином двухсот шестидесяти рабов.

Описание одной большой хлопковой плантации дает верное представление обо всех остальных; и здесь я представлю краткий очерк плантации моего хозяина.

Он жил примерно в двух милях от реки Когари, которая граничила с его имением с одной стороны и в болотах которой находились его рисовые поля. Местность здесь очень равнинная, берега реки низкие, и в дождливые сезоны большие участки земли затопляются избыточными водами реки. Источников здесь нет, и единственный способ добыть воду на плантациях — это колодцы, которые обычно приходится копать на глубину около двадцати футов, прежде чем удастся получить постоянный приток воды. У моего хозяина было два таких колодца на плантации — один у господского дома, а другой у хижин рабов.

Дом моего хозяина был кирпичным (кирпичные дома отнюдь не распространены среди плантаторов, жилища которых обычно строятся из каркаса, обитого сосновыми досками и покрытого гонтом из белого кедра или можжевелового кипариса) и содержал две большие гостиные и просторный холл или прихожую на первом этаже. Главное здание было двухэтажным, и к нему примыкало здание поменьше, в полтора этажа, с большой комнатой, где семья обычно завтракала, а на дальнем от главного здания конце располагалась кухня.

За домом находился просторный сад, занимавший, кажется, около пяти акров, ухоженный и красиво распланированный. В этом саду росло огромное разнообразие овощей; некоторые из них я никогда не видел на рынке в Филадельфии. Там было изобилие цветов, три разные аллеи кустарников, огромное количество декоративных и мелких фруктовых деревьев, а также несколько небольших теплиц со стеклянными крышами. Был главный садовник, который круглый год занимался только этим садом; а летом ему обычно помогали два человека и два мальчика. В апреле и мае этот сад был одним из самых приятных и благоухающих мест, где мне когда-либо доводилось бывать. В одном конце главного здания находился небольшой домик, называвшийся библиотекой, в котором мой хозяин хранил свои книги и бумаги и где он проводил много времени.

На некотором расстоянии от господского дома находилась голубятня, а возле кухни стояло большое деревянное здание, называемое кухней рабов, в котором спали домашние слуги и где они обычно принимали пищу. Здесь же стиралось белье для семьи и выполнялась вся тяжелая или неприятная работа по кухне — такая как чистка и засолка рыбы, заготовка свинины и т.д.

На этой плантации не было амбара в том значении этого слова, которое принято в Пенсильвании; но было деревянное здание длиной около сорока футов, называемое каретным сараем, в одном конце которого хранились семейная карета и легкая двухколесная повозка, на которой ездил мой хозяин. Под той же крышей находилась конюшня, достаточно большая, чтобы вместить дюжину лошадей. В одном конце хранился овес, предназначенный для лошадей, а весь верхний полуэтаж был занят кукурузными листьями и верхушками стеблей. Примерно в четверти мили от жилого дома располагались хижины или бараки плантационных рабов, стоявшие рядами. Их было тридцать восемь, размером примерно шестнадцать на шестнадцать футов каждая, с сосновыми полами. В этих хижинах проживало двести пятьдесят человек всех возрастов, полов и комплекции. На небольшом расстоянии от хижин стоял дом надсмотрщика. В одном углу его сада находились кукурузный лабаз и кладовая для провизии. Чуть подальше стояло здание, в котором помещалась машина для очистки хлопка от семян. Не было ни коптильни, ни какого-либо места для вяления мяса, и пока я находился на этой плантации, для рабов никогда не солили никакой еды.

Я вышел в сад, и после захода солнца старый хозяин направил меня к дому надсмотрщика. Тот как раз возвращался с поля, за ним следовало множество чернокожих людей. Он спросил мое имя и, подозвав проходившего мимо нас на некотором расстоянии человека средних лет, велел ему взять меня к себе жить. Я последовал за моим новым другом в его хижину, которая служила укрытием для его жены и пятерых детей. Их единственной мебелью были несколько чурбанов для сидения; короткая скамейка, сделанная из сосновой доски, которая служила столом; и маленькая кровать в одном углу, состоящая из циновки, сплетенной из обычного камыша, разостланной на кукурузной шелухе, разорванной и расщепленной на мелкие кусочки и скрепленной узкой полоской дерева, прикрепленной к полу деревянными колышками. Рядом с дымоходом стоял обычный железный котел, а на стене висели несколько деревянных ложек и тарелок. На стене на деревянных колышках также висели несколько одеял. Один угол занимал старый ящик из сосновых досок без замка и петлей.

В то время как я вошел в это скромное жилище, хозяйки не было дома. Она еще не вернулась с поля; ее, как сообщил мне муж, вместе с другими людьми отправили поздно вечером выполнять работы на поле примерно в двух милях отсюда. Я обнаружил ребенка возрастом около года, лежащего на постели-циновке, и маленькую девочку лет четырех, сидящую рядом с ним.

Эти дети были совершенно голыми, и когда мы подошли к двери, старшая встала со своего места, подбежала к отцу и, обхватив его за колено, сказала: «Теперь у нас будет хороший ужин». Отец положил руку на голову своего голого ребенка и молча смотрел ему в лицо, которое на мгновение поднялось вверх к его собственному, а затем, повернувшись ко мне, произнес: «Ты оставлял детей дома?» Картина передо мною — заданный вопрос — и манера поведения этого бедного человека и его ребенка заставили мое сердце сжаться так, что грудь показалась слишком тесной, чтобы вместить его. Моя душа унеслась на крыльях воображения к скромному жилищу моей жены в Мэриленде, где меня так часто встречали субботним вечером, когда я наносил им еженедельный визит, мои собственные малютки, которые цеплялись за мои колени в поисках защиты и поддержки, точно так же, как этот несчастный малыш сейчас ухватился за уставшую ногу своего злосчастного и обездоленного отца, надеясь, что, каким бы раздетым он ни был (ибо он тоже был наг, если не считать лохмотьев пары старых панталон), он принесет с собой по возвращении вечером свой обычный скудный ужин. Я был не в силах ответить, но стоял неподвижно, прислонившись к стенам хижины. Мои дети казалось промелькнули у двери в сумеречном полумраке; и щебетание ласточки, которая в тот момент пролетела над моей головой, прозвучало в моем ухе как детское хихиканье моего собственного сынишки; но при мгновенном размышлении я понял, что мы разлучены без надежды на новую встречу; что они больше не слышат приветливого стука моих шагов и больше никогда не смогут получить те маленькие подарки, которыми я, бедняк, имел обычаи радовать их. Я был далеко от места своего рождения, в стране чужеземцев, где никто не заботился обо мне больше, чем хозяин заботится о своем воле; и вся моя дальнейшая жизнь представлялась одной длинной, пустой, бесплодной пустыней радостного, безнадежного, безжизненного рабства, омрачаемого лишь муками голода и ударами плети.

Мое раздумье было прервано появлением матери семейства с тремя старшими детьми. На матери была старая рваная сорочка; но дети, старшему из которых на вид было около двенадцати лет, а младшему — шесть, были совершенно голыми. Когда она вошла, муж сказал ей, что надсмотрщик прислал меня жить к ним; и она вместе со своим старшим ребенком, мальчиком, немедленно принялась готовить ужин, сварив в котле листья травы, называемой лебедой. Это, вместе с несколькими лепестками холодного кукурузного хлеба, составило их ужин. Мой ужин мне принесла из дома надсмотрщика маленькая девочка, его дочь. Это был кусок хлеба весом около полуфунта, отрезанный от буханки из кукурузной муки. Мои товарищи поделились со мной частью своей вареной зелени, и мы все сели вместе за мой первый прием пищи на новом месте жительства.

У меня не было другой постели, кроме одеяния, которое я привез с собой из Мэриленда; я заснул на чердаке хижины, выделенной мне под спальню, где и продолжал ночевать все время, пока оставался на этой плантации.

На следующее утро на рассвете меня разбудил громкий звук горна. Заметив, что светает, я спустился и сразу вышел к дому надсмотрщика, который стоял у своих ворот и трубил в горн. Через несколько минут все рабочие из всех хижинок собрались вместе; и поскольку уже достаточно рассвело, чтобы я мог отчетливо видеть окружающие предметы, я сразу осознал всю суть рабства, которому мне предстояло подчиняться в будущем.

Как я уже упоминал, всего на этой плантации насчитывалось двести шестьдесят рабов, но это число редко оставалось неизменным хотя бы в течение недели. Рождения происходили часто и в больших количествах, а смерти случались нередко. Когда я присоединился к ним, нас, кажется, было двести шестьдесят три человека, но из них лишь сто семьдесят ходили на полевые работы. Остальные были детьми, слишком малыми для какой-либо пользы в качестве работников; стариками, слепыми или неизлечимо больными. Десять или двенадцать человек содержались при господском доме и в саду — их выбирали из числа самых красивых и живых членов артели.

Думаю, сегодняшним утром под звуки горна собралось около ста шестидесяти восьми человек — двое или трое больных передали через других надсмотрщику, что не могут прийти.

Надсмотрщик написал что-то на клочке бумаги и отдал своему малому сыну. Как мне сказали, это была записка нашему хозяину с извещением о болезни некоторых работников — в обязанности надсмотрщика вовсе не входило заботиться о больных неграх.

Затем надсмотрщик повел нас в поле, держа в одной руке горн, а в другой — хлыст; мы следовали за ним — мужчины, женщины и дети вперемешку — и представляли собой жалкое зрелище. Среди нас не было ни одной целой одежды.

Более половины артели были совершенно голыми. Несколько девочек-подростков носили лишь то одеяние, которым их наделила природа, а множество мальчиков того же или более старшего возраста предстали в том же наряде. Ни платка, ни чепца, ни головного убора любого рода не было среди нас, за исключением старой соломенной шляпы, которую я носил и которую сшила для меня жена в Мэриленде. Я вскоре отложил ее в сторону, чтобы не привлекать к себе внимания; а поскольку из-за сурового обращения во время пути в цепях и необходимости спать на голом полу не раздеваясь мои вещи совсем износились, выглядел я ненамного лучше своих товарищей, хотя все же сохранил подобие одежды настолько, что можно было заметить: моя рубашка и брюки когда-то были отдельными предметами гардероба. Ни у кого другого не оставалось даже остатков двух элементов одежды. У некоторых мужчин были старые рубашки, у других — рваные брюки, но никто не носил и то, и другое. Среди женщин несколько человек носили юбки, а многие — нижние рубахи. Ни одна из всех не носила оба этих одеяния одновременно.

Мы прошли почти милю через одно громадное хлопковое поле, прежде чем добрались до места нашей предполагаемой дневной работы. Наконец надсмотрщик остановился на краю поля и, окликнув нескольких мужчин по именам, приказал им созвать свои группы и встать в междурядья. Сегодня нам предстояло в последний раз пропалывать и окучивать хлопок; а те мужчины, чьи имена были названы и которых, кажется, насчитывалось одиннадцать человек, были назначены бригадирами — каждый из них командовал определенным количеством остальных рабочих. Бригадир был старшим в своей группе, и те, кто находился под его началом, должны были успевать за ним. Каждому мужчине и женщине досталось по одному ряду, а двум, или в некоторых случаях, когда они были совсем маленькими, трем детям — по одному на всех. Первый бригадир по имени Саймон взял первый ряд, и остальные бригадиры были обязаны не отставать от него. Благодаря этому надсмотрщику оставалось лишь заставлять Саймона работать изо всех сил, и он был уверен, что все остальные будут трудиться точно так же.

Саймон был крепким, сильным мужчиной лет тридцати пяти на вид; по какой-то неизвестной мне причине мне приказали занять ряд рядом с его. Надсмотрщик с хлыстом в руке ходил за нами по полю, следя за тем, чтобы работа выполнялась хорошо. Поскольку мы работали мотыгами, мне не составило труда научиться обращаться с ними.

Хлопковые поля в это время года очень красивы. Растения, среди которых мы работали в этот день, достигали в высоту около трех футов и были в полном цвету; ветвей было так много, что они почти целиком покрывали землю, оставляя едва ли достаточно места между собой для того, чтобы мы могли передвигаться и работать мотыгами.

Около семи часов утра надсмотрщик протрубил в горн, и мы все собрались в тени хурмовых деревьев, росших в углу поля, чтобы позавтракать. Здесь я увидел повозку, запряженную парой волов, которой правил слепой старый чернокожий. В повозке лежали три бочки с водой и несколько больших корзин с кукурузным хлебом, испеченным в золе. Вода предназначалась для питья, а хлеб был нашим завтраком. Маленький сын надсмотрщика тоже находился в повозке и привез завтрак своего отца в небольшом деревянном ведре.

У надсмотрщика на завтрак были хлеб, масло, холодный окорок и кофе. Наш же состоял из кукурузной лепешки весом около трех четвертей фунта на человека и воды в любом количестве. Сначала я подумал, что этот хлеб выдается людям в качестве их пайка, но после дальнейших расспросов выяснил, что это не так. Саймон, рядом с которым я теперь работал и которому, казалось, очень нравились моя проворство и усердие в деле, рассказал мне, что здесь, как и повсюду в этих местах, каждый человек получает по пеку кукурузы у дверей амбара каждое воскресенье вечером; и что в обычное время каждый должен был молоть эту кукурузу и выпекать ее для себя самостоятельно, распоряжаясь ею так, как хозяин сочтет нужным; однако в последнее время надсмотрщик, стремясь сэкономить время, утрачиваемое на выпечку хлеба, возложил обязанность оставаться в хижинах и печь хлеб для всей артели на пожилую женщину, которая уже не была способна выполнять тяжелую работу в поле. Когда хлеб выпекали, его доставляли в поле в повозке, как я и видел, и раздавали буханками.

Кукурузу по-прежнему приходилось молоть самостоятельно по ночам; а поскольку на плантации было всего три ручные мельницы, он сказал, что превращение кукурузы в муку сопряжено с большими трудностями. Мы работали на этом поле весь день; и в конце каждого часа или часа с четвертью нам разрешалось подходить к повозке, которую передвигали по полю так, чтобы она была ближе к нам, и пить воду.

Наш обед во всех отношениях был таким же, как и завтрак, за исключением того, что вдобавок к хлебу нам дали немного соли и по редиске на человека. Нам не разрешалось отдыхать во время завтрака или обеда дольше, чем уходило на еду; а вечером мы работали до тех пор, пока еще можно было отличить сорняки от кустов хлопка.

Саймон сообщил мне, что раньше, когда они пекли хлеб сами, они оставляли работу вскоре после захода солнца, чтобы идти домой и стряпать на следующий день, но надсмотрщик перешел на новый порядок ради того, чтобы заставить их трудиться до темноты.

Когда мы уже ничего не могли разглядеть для работы, горн снова протрубил, и мы вернулись домой. Я прожил один из тех дней — череда которых и составляет жизнь раба — на хлопковой плантации.

Выходя утром, я заметил нескольких женщин, которые несли на руках в поле своих маленьких детей. Эти матери укладывали детей у изгороди или в тени хлопчатника на время работы; а когда остальные шли за водой, они подходили покормить малышей грудью, прося кого-нибудь принести им воды в тыквах, которые они аккуратно брали с собой в поле. Одна молодая женщина не стала, подобно остальным, оставлять ребенка в конце ряда, а смастерила нечто вроде грубого рюкзака из куска грубой холщовой ткани, в котором закрепила своего совсем маленького ребенка у себя за спиной; в таком виде она носила его весь день и выполняла свою норму с мотыгой наравне со всеми. Мне стало ее жаль, и по дороге домой вечером я вызвался проводить ее и расспросил о ее судьбе. Она воспитывалась как горничная и почти не знала лишений, пока ее не продали на Юг из-за легкомысленного хозяина. На этой плантации ее заставили выйти замуж за нелюбимого человека и часто жестоко секли за то, что она не могла выполнять столько же работы, сколько остальные. Меня тронул ее рассказ; горн надсмотрщика прервал наш разговор, услышав его, она воскликнула: «Мы опаздываем, бежим, а то нас выпорят», и бросилась бежать изо всех сил, оставив меня одного. Я ускорил шаг и прибыл в толпу на мгновение раньше нее.





ГЛАВА VII.

Надсмотрщик зачитывал имена всех по маленькой книжке, и первым услышанным мною именем было имя моей спутницы — Лидии. Поскольку она не откликнулась, я сказал: «Хозяин, женщина, которая носит ребенка на спине, сейчас подойдет». Он не обратил внимания на мои слова и продолжил перекличку. Отзываясь на свои имена, люди расходились по хижинам, за исключением троих — двух женщин и мужчины; когда их имена были названы, им приказали пройти во двор перед домом надсмотрщика. Мое имя шло в списке последним, и по его прочтении меня тоже отправили во двор к тем троих. Едва мы вошли, запыхавшаяся Лидия подбежала с ребенком на руках; последовав за нами во двор, она опустилась перед надсмотрщиком на колени и стала молить о прощении. «Где ты была?» — спросил он. Бедная Лидия залилась слезами и произнесла: «Я лишь остановилась поговорить немного с этим человеком» (указывая на меня); «но поверь, господин надсмотрщик, я больше никогда так не поступлю». «Ложись», — был его ответ. Лидия тут же ничком упала на землю; в таком положении он заставил ее сдернуть старую холщовую рубашку из tow linen, бывшую ее единственной одеждой, так, чтобы обнажить бедра, после чего нанес ей десять ударов своим длинным хлыстом — каждое касание оставляло кровь и вызывало крик у несчастной. Затем он приказал ей идти ужинать, строго наказав больше никогда не отставать. Троих остальных нарушителей приз к ответу.

Первой была женщина средних лет, которая, по словам надсмотрщика, оставила несколько холмов хлопка в течение дня непрополотыми и не окученными должным образом. Она получила двенадцать ударов. Двоих других обвинили в общей сложности в лености и пренебрежении работой в тот день. Каждый из них получил по двенадцать ударов.

Все они приняли наказание точно так же, как и Лидия; а когда все разошлись, надсмотрщик повернулся ко мне и сказал: «Парень, ты здесь пока новичок, но я позвал тебя, чтобы ты видел, как здесь всё делается, и дал тебе небольшой совет. Когда ко мне попадает новый негр, я никогда не сечу поначалу; я всегда даю ему несколько дней, чтобы он освоил свои обязанности, если только он не закоренелый негодяй, — в таком случае я немного смазываю его спину с самого начала. Я зачитываю имена всех работников дважды в неделю, по средам и субботам по вечерам, и рассчитываюсь с ними в зависимости от их общего поведения за последние три дня. Я вызываю имена моих бригадиров каждое утро, и их дело — следить за тем, чтобы все их люди находились на своих местах. Тебе не следовало отставать сегодня с Лид; но поскольку это твое первое нарушение, я прощу его, можешь идти ужинать». Я низко поклонился, поблагодарил господина надсмотрщика за доброту ко мне и удалился. В этот вечер на ужин у нас были кукурузный хлеб и огурцы; но ни соли, ни уксуса, ни перца к огурцам не полагалось.

Мне еще не доводилось видеть, чтобы людей пороли так, как это делал наш надсмотрщик со своими людьми. Такой способ наказания, когда наказываемого заставляют ложиться плашмя на землю, был для меня новым, хотя на Юге он применяется очень широко; впоследствии я неоднократно видел мужчин и женщин, которых этот способ наказания буквально иссекал на куски. У него есть одно преимущество перед подвешиванием за руки: он исключает любые травмы от растяжения больших или лучезапястных суставов рук.

В понедельник утром я услышал звук горна в обычный час и, явившись к дому надсмотрщика, обнаружил, что он уже отправился к кукурузному амбару для раздачи кукурузы людям на недельный хлеб — вернее, на недельное пропитание, поскольку эта кукуруза была всем, чем хозяин или его надсмотрщик обычно обеспечивали нас. Я говорю «обычно», потому что всё, что давалось нам сверх кукурузы, получаемой в воскресенье вечером, считалось благодеянием, даруемым свыше того, на что мы имели право или могли рассчитывать.

Когда я подошел к амбару, дверь была отперта и распахнута, и раздача уже началась. Каждому полагалось по полбушеля початков кукурузы, которые отмерялись несколькими находившимися внутри мужчинами. Каждый ребенок старше шести месяцев получал эту еженедельную норму кукурузы; из-за этого женщины, у которых было несколько маленьких детей, получали кукурузы больше, чем могли потребить, и порой обменивали небольшие количества с другими людьми на те вещи, в которых нуждались и которые не могли добыть сами.

Люди получали кукурузу в корзинах, старых мешках или любой таре, какой им удавалось обзавестись. С тех пор как я приехал сюда, я не смог раздобыть ни корзины, ни чего-либо еще, куда можно было бы сложить кукурузу, и попросил мужчину, с которым жил, взять мою долю в его корзину вместе с долей его семьи. Он охотно на это согласился, и, как только мы получили свою часть, мы покинули амбар.

Надсмотрщик лично присутствовал при измерении кукурузы; и будет справедливо сказать, что он следил за соблюдением справедливости по отношению к нам. Мужчины, отмерявшие зерно, всегда насыпали мерку с верхом, пока початок еще держался; и он никогда не урезывал их щедрости по отношению к товарищам-рабам.

В дополнение к этому пайку кукурузы мы получали еженедельную порцию соли, составлявшую обычно около половины гилла на человека; однако этот продукт выдавался нерегулярно, и порой мы не получали ничего в течение двух или трех недель.

Читатель не должен думать, будто на этой плантации нам нечего было есть, кроме кукурузы и соли. Отнюдь нет. Я уже описывал сады и участки, обрабатываемые людьми, и их повсеместный обычай трудиться по воскресеньям за плату. Вдобавок ко всему этому трудолюбивый, расчетливый раб всегда находил способ раздобыть немало еды.

Я заметил, что плантаторы заботятся о здоровье своих рабов, и в соответствии с этим правилом они редко подвергают их воздействию дождливой погоды, особенно в неблагоприятные сезоны года, если это возможно предотвратить.

Весной и в начале лета дожди часто бывают столь сильными, а земля становится настолько сырой, что работать на хлопковом поле вредно, по крайней мере во время дождя. В течение года случается много таких дождливых дней, когда люди не могут безопасно выйти на работу, и нередко им нечем заняться в доме. В такое время они плетут корзины, метлы, конские хомуты и прочие вещи, которые могут продать плантаторам.

Корзины делаются из деревянных лубяных полос, а метлы — из молодых деревьев белого дуба или гикори. Цыновки иногда делают из луба, но чаще из так называемого ситника — разновидности высокого тростника, растущего на заболоченной почве. Хомуты для лошадей или мулов изготавливают из кукурузной шелохи, а порой и из тростника, хотя последние не отличаются особой долговечностью.

Деньги, вырученные от этого и различных других занятий, о которых я расскажу позже, рабы тратят на приобретение мелких предметов необходимости или роскоши, которые они могут себе позволить. Часть уходит на оплату сахара, патоки и порой нескольких фунтов кофе для семейного потребления; другая часть тратится на зимнюю одежду; немалую же долю своего грошового заработка заблудший раб проматывает на табак и случайную бутылку рому. Табак считается настолько незаменимым для комфорта и даже для самого существования, что голод и нагота сносятся терпеливо ради возможности позволить себе это величайшее наслаждение.

Поскольку в хлопковом крае мало городов, лавки или магазины нередко держат на перекрестках дорог или в иных людных местах вблизи богатого района плантаций или прямо на его территории. Туда стекаются рабы — порой с согласия надсмотрщика, а порой и без него, — чтобы потратить свои скромные деньги. Несмотря на всю бдительность плантаторов, рабы, которые ничуть не менее бдительны, чем их хозяева, часто покидают плантацию после того, как надсмотрщик отправляется в постель, и идут в лавку.

Лавочники всегда готовы пойти навстречу рабам, которые нередко оказываются лучшими покупателями, чем многие белые; ведь первые всегда платят наличными, в то время как вторые почти неизменно требуют кредита. Заключая сделку с рабом, торговец знает, что может запрашивать за свой товар любую цену без опасения быть обвиненным в вымогательстве; он готов подняться среди ночи ради угождения клиентам, которые представляют для него такую большую ценность.

Среди лавочников считается позорным делом вести с рабами торговлю чем-либо иным, кроме денег или грубых тканей, которые, как известно, служат обычным плодом выдумки и трудолюбия негров; однако, несмотря на это, между торговцами и рабами ведется значительная торговля, в которой последние расплачиваются путем бартера. Предельная осмотрительность и суровость хозяев с надсмотрщиками порой оказываются бессильны пресечь хитроумные уловки рабов.

Получив нашу кукурузу, мы разнесли ее по своим хижинам и сразу же последовали за надсмотрщиком на то самое хлопковое поле, где работали в воскресенье. Наш утренний завтрак состоял из хлеба, к которому добавили большую корзину яблок из господского сада. Эти яблоки служили нам приправой к хлебу как на завтрак, так и на обед, а когда я вернулся в хижину вечером, Дина (так звали женщину, возглавлявшую нашу семью) выставила к ужину черный кувшин с патокой и налила мне немного патоки к ужину.

Я чувствовал благодарность к Дине за этот акт доброты, так как хорошо знал, что ее дети считают патоку величайшим человеческим лакомством и что она лишает их высшего наслаждения ради того, чтобы дать мне возможность приготовить тыкву с водой и патокой. Поэтому я предложил ей и ее мужу, которого звали Неро, что, пока я остаюсь членом семьи, буду вносить в ее содержание столько же, сколько сам Неро; или по крайней мере буду отдавать весь свой заработок в общий семейный котел при условии, что ко мне будут относиться как к члену семьи и разрешат пользоваться частью урожая с их огородного участка. Это предложение было охотно принято, и с той поры мы составляли одну общину все время, пока я оставался среди полевых рабочих на этой плантации. После ужина нам предстояло молоть кукурузу; но поскольку приходилось ждать своей очереди у мельницы, мы закончили эту неизбежную процедуру только к часу ночи. Мы не бодрствовали всю ночь в ожидании очереди у жерновов: поскольку наши очереди распределялись по жребию, тот, у кого была первая очередь, закончив работу с мельницей, подавал знак тому, кому полагалось следовать за ним, и так далее. Благодаря этому никто не терял больше получаса сна, и к утру помол каждого был готов.

Мы очень тяжело трудились на этой неделе. Теперь мы завершали работу с хлопком, как это называется; то есть мы производили последнюю прополку и окучивание культуры, которой на этой плантации было около пятисот акров — она выглядела прекрасно и сулила отличный сбор.

В дополнение к хлопку на плантации имелось сто акров кукурузы, около десяти акров индиго, десять или двенадцать акров батата и рисовое болото площадью около пятидесяти акров. Батат и индиго были закончены (то есть сезон работ с ними прошел) еще до моего появления в имении; надсмотрщик же сильно гонял нас, чтобы мы скорее покончили с хлопком и успели еще раз проборонить и прополоть кукурузу до того, как сезон зайдет слишком далеко. Большая часть кукурузы в этой части страны уже была окучена, но здешний урожай посадили поздно, и он всё еще требовал ухода.

Мы были обеспечены хлебом вдоволь, ибо пек кукурузы — это столько, сколько человек может съесть за неделю при наличии других овощей; однако прочие необходимые для поддержания жизни продукты мы должны были добывать сами. У Неро на участке росла кукуруза, которая как раз достаточно созрела для варки, а у моей подруги Лидии в огороде были бобы. Мы меняли кукурузу на бобы и имели хороший запас того и другого; но эти деликатесы нам приходилось оставлять на ужин. Мы завтракали прямо в поле, получая из повозки нечто, редко предлагавшее что-либо лучше хлеба и сырых овощей с огорода. Ничего примечательного за эту первую неделю моего пребывания здесь не произошло. В вечер среды, именуемый ночью расплаты, выпороли двух мужчин и женщину; однако подобные обстоятельства были столь обыденными, что впредь я не стану упоминать о них, если только с ними не будет связано что-то из ряда вон выходящее.

Я умел делать деревянные миски и ковши и во второе воскресенье моего пребывания здесь пошел работать к человеку, расчищавшему новые земли примерно в двух милях отсюда; заработанные деньги я потратил на покупку инструментов, необходимых для ведения моего ремесла. Все свободные часы в течение нескольких последующих месяцев я посвящал изготовлению деревянных лотков и прочей пользующейся наибольшим спросом деревянной утвари. Я сбывал эти изделия частью лавочнику, жившему примерно в пяти милях от плантации, а за часть работы получал деньги. К Рождеству я продал своих изделий более чем на тридцать долларов; но торговец, с которым я имел дело, запрашивал за свои товары такие высокие цены, что мои воскресные и ночные труды вознаграждались слабо; тем не менее благодаря этому я смог обеспечивать нашу семью патокой и некоторыми другими лакомствами, а с приближением зимы купил три грубых одеяния-плэйда, к которым Неро добавил столько же, и мы сшили из всего этого теплые пальто-одеяла для Дины, себя и детей.

Примерно через десять дней после моего прибытия в хижинах устроили большой пир. Однажды вечером, после возвращения с поля, надсмотрщик прислал за мной своего младшего сына; когда я пришел к его дому, он спросил, знаком ли я с ремеслом мясника. Я ответил, что не мясник по профессии, но часто помогал хозяину и другим колоть свиней и крупный рогатый скот и сумею разделать тушу свиньи или быка не хуже большинства людей. Тогда он сказал, что на рассвете у большого дома будут забивать быка и это должен сделать я; он не может выделить никого из рабочих мне в помощь, но пришлет одного из мальчишек из господского дома.

Наступило утро, и я отправился по приказу разделывать быка, которого рассчитывал найти в каком-нибудь загоне на плантации; но надсмотрщик велел мне взять из дома мальчика по имени Тони, в чьи обязанности входило приглядывать за скотом, и отправиться в леса на поиски животного. Мы с Тони выступили незадолго до рассвета и направились к коровьему загону примерно в миле от дома, где, по его словам, он видел молодняк всего день или два назад. У этого загона мы увидели несколько коров, ожидавших дойки — по всей видимости, их телята находились в соседнем поле, будучи отделены от них лишь забором. Тони заявил, что нам придется идти к длинной саванне, где обычно пасутся неотельные коровы, и мы двинулись туда. Эта длинная саванна лежала в трех милях от коровьего загона, и, дойдя до нее, я убедился, что она в буквальном смысле оправдывает свое название. Это был низменный, заболоченный участок протяженностью в несколько миль, с открытым пространством во внутренней части длиной около мили и шириной, пожалуй, в четверть мили. Было очевидно, что это открытое пространство большую часть года покрыто водой, что препятствует росту деревьев; хотя в то время оно стояло сухим, за исключением пруда у одного из концов, занимавшего, возможно, акр земли. В этом естественном лугу изобиловали всевозможные дикие травы, обычные для подобных мест в южной стране.

Здесь я впервые увидел жесткую осоку и пильчатую траву (saw grass) — первая столь тверда и груба, что ее собирают для чистки грубой деревянной мебели или даже олова; последняя же снабжена краями, напоминающими пильные зубья, настолько твердыми и острыми, что они мгновенно содрали бы кожу с ног любого, кто осмелился бы пройти сквозь заросли с голыми ногами.

Едва мы ступили в эту саванну, как нас окутали тучи москитов и рои гигантских комаров-галиникеров, грозившие сожрать нас живьем. Продвигаясь сквозь траву, мы поднимали их тучи до тех пор, пока воздух не сделался густым и буквально потемнел от них. Они набросились на нас с яростью желтых ос, чей улей разорили, и покрыли каждую часть нашего тела. Надетые на меня вещи, представлявшие собой не что иное, как рубашку и брюки из грубого холста, не давали никакой защиты даже от москитов, которые были намного крупнее обитающих вдоль Чесапикского залива; а от галиникеров меня могло защитить только кожаное покрытие.

Меня жалили тысячу раз одновременно, и я искренне верил, что не протяну в этом месте и нескольких часов. Тони бросился в пруд и начал кататься в воде, чтобы избавиться от преследователей; однако, пробыв там совсем недолго, он выскочил обратно так же быстро, как и запрыгнул, с воплями и криками, совершенно для меня непонятными. Он был смертельно испуган; я же не мог сообразить, что могло вызвать его тревогу, пока он, добежав до берега, не повернулся лицом к воде и не закричал: «Самый большой аллигатор на всем белом свете — неужели ты его не видел?». Я ответил, что не заметил в воде ничего, кроме него самого, но он настаивал, что в пруду его преследовал аллигатор, который следовал за ним до самого берега. Мы обождали несколько минут в надежде, что аллигатор покажется на поверхности, но комары вскоре вынудили нас покинуть это место.

Тони сказал, что искать здесь скот бессмысленно — ни одно животное не выжило бы среди этих комаров, и я счел его суждение верным. Тогда мы направились в леса и заросли и, побродив около часа или более, отыскали скот и после немалых трудностей сумели загнать часть животных обратно в коровник и запереть их там. Здесь я отобрал тушу, показавшуюся мне самой жирной, зафиксировал ее веревками и погнал животное к месту бойни.

Этот бык предназначался в качестве праздничного угощения для рабов по случаю завершения работ с кукурузой и хлопком; когда я подвесил тушу и снял шкура, мой молодой хозяин, которого я видел в день своего прибытия, подошел ко мне и приказал отрезать голову, шею, ноги и хвост, уложив их вместе с пустым желудком и ливером в корзину. Эту корзину отправили к кухне большого дома с женщиной и мальчиком, ожидавшими для этой цели. Полагаю, в этих внутренностях было по меньшей мере сто двадцать или тридцать фунтов. Остальную часть туши я разрубил на четыре четверти и отнес в погреб большого дома. Там одну из задних четвертей засолили в кадке для нужд семьи, а другую отправили в подарок плантатору, жившему примерно в четырех милях отсюда. Две передние четверти нарубили на очень мелкие кусочки и засолили отдельно. Как мне объяснили, их приготовят к нашему обеду на следующий день (в воскресенье), когда среди всех рабов плантации намечено всеобщее веселье.

После того как мясо было засолено, я получил хлеб с молоком на завтрак и отправился присоединиться к рабочим на кукурузном поле, где они теперь в последний раз боронили и пропалывали культуру. Надсмотрщик пообещал нам отдых после окончания этой работы, и благодаря величайшим усилиям мы завершили ее около пяти часов вечера.

По возвращении в хижины надсмотрщик во время переклички, которую он провел в этот день до наступления темноты, объявил, что каждая семья должна прислать к большому дому миску за мясным обедом. Эта весть вызвала у нас столько радости, будто каждый выиграл приз в лотерею. Услышав о мясном обеде, старики улыбнулись, обнажив зубы, и выразили благодарность господину надсмотрщику; многие же молодые люди кричали, хлопали в ладоши, прыгали и бегали вокруг от восторга.



Каждая семья или артель теперь отправляла своего представителя с большой деревянной миской в руках за получением обеда у большой кухни. От нашей семьи пошел я и обнаружил, что мясной обед этого дня состоял из требухи и прочих субпродуктов из корзины, подготовленной мной утром. Всё это сварили в четырех больших железных котлах до полного разваривания мяса, кости при этом поломали на мелкие кусочки; туда добавили пласт бекона, немного молодой кукурузы, патиссонов, помидоров и лука вместе с прочими приправами, превратив все это примерно в сто галлонов похлебки, из которой я получил в нашу миску для нужд семьи более двух галлонов. У нас было вдоволь хлеба и запас черноглазого гороха, собранного на нашем огороде, часть которого Дина сварила в нашем котелке, пока я ходил за похлебкой; ее оказалось столько, что мы смогли наесться досыта, и, полагаю, в хижинах хватило всем.

Я сомневаюсь, что на свете было более счастливое собрание, чем наше в этот субботний вечер. Мы завершили один из крупных этапов работ на хлопковом поле и получили ужин, который большинству моих товарищей-рабов показался величайшей роскошью и щедрейшим даром нашего хозяина, к которому они испытывали чувство благодарности за это проявление щедрости.

В дополнение к сиюминутному наслаждению они с предвкушением ждали следующего дня, когда им предстояло провести целое воскресенье в отдыхе и пиршестве, ибо было известно, что для воскресного обеда будут разделаны две передние четверти быка, а я сказал им, что каждая из этих четвертей весит по меньшей мере сто фунтов.

Наш хижинам рабов этой ночью выпало мало покоя: пение, игра на банджо и танцы занимали почти всю общину до самого рассвета. Те, кто был слишком стар, чтобы принимать активное участие в наших забавах, отбивали такт руками или рассказывали истории о былых временах. Большинство этих историй касалось событий, происходивших в Африке, и были изобилованы демонами, чудесами и убийствами настолько, чтобы приковать внимание множества слушателей.

В довершение нашего счастья поспели ранние персики, и надсмотрщик разрешил нам в воскресное утро послать людей в сад и собрать по меньшей мере десять бушелей прекрасных фруктов.

В Южной Каролине очень хорошие летние яблоки, но они падают с деревьев и гниют сразу же после созревания; более того, очень часто они начинают гнить прямо на ветках, еще до того, как поспеют. Эта «пятнистая гниль», как ее называют, кажется своего рода эпидемическим заболеванием среди яблок, ибо в некоторые сезоны ею поражаются целые сады, и фрукты становятся совершенно никуда не годными, в то время как в другие годы плоды в том же саду остаются здоровыми и хорошими до самого созревания. Однако климат Каролины неблагоприятен для яблок, и этот фрукт, столь ценный на севере, в хлопковом регионе плодоносит всего несколько недель — зимние яблоки здесь неизвестны. Любой климат благоприятен для выращивания каких-либо плодовых деревьев, а в Каролине и Джорджии персик достигает своего совершенства; инжир также хорошо созревает и является восхитительным фруктом.

Никто из наших людей не ходил сегодня на поденную работу. Лишь немногие посвятили часть утра делам, которые сочли необходимыми на своих участках или вокруг них, а некоторые отправились в леса или на болота заготавливать прутья для метел и дранку или собирать камыш для циновок; но подавляющее большинство оставалось у хижины рабов, занимаясь мелкой работой или тихо ожидая часа обеда, который, как сообщил нам один из домашних слухов, должен был состояться в час дня. Каждая семья приготовила какое-нибудь овощное блюдо из собственного огорода, чтобы увеличить количество, если не усилить вкус сегодняшнего обеда.

Наконец настал час дня, которого уже давно ждали; и мы во второй раз отправились со своими мисками к большой кухне. Я исполнял обязанности интенданта нашей семьи, как и вчера; но когда мы уже прибыли на место, где должны были получить в миски суп и мясо (поскольку предполагалось, что сегодня вместе с супом нам положена порция как говядины, так и бекона), нам сказали, что для нас сварили пудинги и что мы должны принести посуду, чтобы получить их. Это вызвало некоторую задержку, пока мы не раздобыли емкости у хижины рабов. Помимо по меньшей мере двух галлонов супа, около фунта говядины и небольшого кусочка бекона, я получил почти два фунта пудинга из кукурузной муки, смешанной со свиным жиром и сваренной в больших мешках. Этот пудинг вместе с патокой, имевшейся у нас дома, составил очень приятное второе блюдо к нашему хлебу, супу и овощам.

В воскресенье после обеда у нас состоялось собрание, которое посетили многие из наших. Человек по имени Джейкоб, приехавший из Виргинии, пел и молился; но очень многие разошлись по плантации в поисках фруктов, ибо вдоль заборов в различных частях имения росло много персиковых и несколько фиговых деревьев. Для нас это был день непрерывного счастья.

Человек не может быть несчастен, когда видит всех вокруг погруженными в радость; и хотя наша сегодняшняя еда не отличалась качеством, способным доставить мне большое удовольствие, импульс, переданный моим чувствам всеобщим весельем и довольством, царившими среди моих товарищей, заставил меня на время забыть обо всех горестях, хранившихся в моей памяти, обо всех несправедливостях, совершенных против нас, и с самыми искренними и глубокими чувствами принять участие в счастье нашей общины.





ГЛАВА VIII.

К тому времени, о котором я теперь говорю, рис поспел и был готов к уборке. В понедельник утром, после нашего пиршества, надсмотрщик отвел всех нас на рисовое поле, чтобы приступить к сбору этого урожая. Поле располагалось на низинном участке у реки, в таком месте, которое в дождливые сезоны могло заливаться речной водой. Рис сажают бородками или рядами, и растет он больше похожим на овес, чем на любое другое злаковое растение, известное на севере.

Воду на рисовые поля иногда пускают, а затем снова спускают несколько раз, в зависимости от состояния погоды. Затопление и прополка риса считаются одним из самых нездоровых занятий на южной плантации, поскольку людям приходится по несколько недель жить в грязи и воде, подвергаясь воздействию всех нездоровых испарений, поднимающихся от стоячих водоемов под лучами летнего солнца, а также холодным осенним ночным росам. К тому времени, когда мы пришли резать этот рис, поле было совершенно сухим; и после того, как мы сжали и связали его, мы отвезли его на фургонах на твердый участок земли, где устроили ток и обмолотили его. В некоторых местах рис вытаптывают мулами или лошадьми, как молотят пшеницу в Мэриленде; но это делает зерно пыльным и вредит его продаже.

После уборки риса мы некоторое время были заняты расчисткой и осушением болотистой земли в преддверии более масштабного возделывания риса в следующем году; а примерно первого августа человек двадцать или тридцать, в основном женщины и дети, в течение двух недель занимались приготовлением сидра из яблок, росших в саду почти из двухсот деревьев, стоявшем на части имения. После того как сидр был готов, бочку с ним однажды привезли на поле и раздали нам; но это угощение больше не повторялось. Сидр, приготовленный нашими людьми, перегоняли в бренди на винокурне в углу сада.

Я часто раздобывал сидр выпить на винокурне, которая была защищена от непогоды навесом из досок и планок. Нам не разрешалось ходить в сад по своему усмотрению; но пока держались яблоки, нам предоставлялась привилегия отправлять каждый вечер пять или шесть человек для доставки яблок к хижине рабов для нашего общего пользования; и, беря большие корзины и наполняя их доверху, мы обычно ухитрялись получать столько, сколько могли съесть.

Когда персики созревали, их охраняли строже — персиковый бренди был товаром, который нигде не ценился так высоко, как в Южной Каролине. На плантации было более тысячи персиковых деревьев, росших на бедных песчаных землях, которые больше не стоили затрат на их обработку. Лучшие персики растут на самых бедных песчаных холмах.

Нам разрешалось брать три бушеля персиков каждый день для нужд хижины рабов; но мы могли съесть и съедали по меньшей мере втрое больше, ибо по ночам воровали то, чего нам не давали днем. Я признаюсь, что принимал участие в этих кражах, и не чувствую, что совершил какое-то преступление перед Богом или людьми, участвуя в общей опасности, которой мы подвергались, ибо мы прекрасно знали последствия, которые последовали бы за обнаружением.

После пиршества по случаю окончания ухода за кукурузой и хлопком у нас несколько недель не было мяса; и я считаю, что наш хозяин потерял деньги из-за той экономии, которую он практиковал в это время года.

Теперь я вступил на новый этап жизни. Моя истинная ценность еще не была определена моим нынешним владельцем; и то, буду ли я числиться работником первого или второго разряда, могло решиться только на основе опыта моей способности собирать хлопок.



Я убедился, что с мотыгой, лопатой, серпом или цепом я мог вполне сойти за лучшего работника на плантации, но вскоре обнаружил, когда дело дошло до сбора хлопка, что не равен даже пятнадцатилетнему подростку. В первый день я упорно трудился, но когда наступил вечер и наш хлопок взвесили, у меня оказалось всего тридцать восемь фунтов, и я был рассержен, увидев, что у двух юношей моего возраста было: у одного пятьдесят восемь, а у другого пятьдесят девять фунтов. Это была наша первая дневная работа, и надсмотрщик еще не установил норму дневного сбора. Ему было необходимо на основе опыта нескольких дней выяснить, сколько лучшие работники могут собрать за день, прежде чем устанавливать стандарт на сезон. Я повесил голову и чувствовал себя очень стыдно, обнаружив, что мой сбор хлопка так сильно отстает от результатов многих даже женщин, которые до сих пор считали меня самым сильным и могущественным человеком во всей артели.

Я изо всех сил старался сегодня; и поскольку сбор хлопка казался таким простым занятием, у меня появились опасения, что я никогда не смогу улучшить свои навыки настолько, чтобы стать хотя бы работником второго разряда. При таком положении дел я ждал чего-то еще более болезненного, чем потеря авторитета, которую я должен был понести как перед товарищами, так и перед хозяином; ибо я знал, что плеть надсмотрщика вскоре станет привычным делом на моей спине, если я не буду выполнять столько же работы, сколько любой другой юноша.

Я действительно ожидал, что мне придется туго уже сейчас, и стоял с чувством уныния и ужаса, пока остальные люди взвешивали свой хлопок. Когда всё было взвешено, надсмотрщик подошел ко мне туда, где я стоял, и велел показать ему руки. Когда я сделал это, и он посмотрел на них, он заметил: «У тебя отличные руки — из тебя получится хороший сборщик». Эта скудная похвала надсмотрщика сильно приободрила меня, и я пошел домой с более легким сердцем, чем ожидал иметь до окончания сбора хлопка.

Когда вечером второго дня я подошел взвешивать свой хлопок, я был рад обнаружить, что собрал сорок шесть фунтов, хотя работал не усерднее, чем в первый день. На третий вечер у меня было пятьдесят два фунта; а к концу недели на поле осталось всего три человека — два мужчины и молодая женщина, — которые могли собрать хлопка за день больше, чем я.

В понедельник утром второй недели, когда мы шли на поле, надсмотрщик сказал нам, что устанавливает дневную норму в пятьдесят фунтов и что всем тем, кто соберет больше, будет выплачиваться цент за фунт переработки. Двадцать пять фунтов были назначены дневной задачей для пожилых людей, а также ряда мальчиков и девочек, в то время как от некоторых женщин, у которых были дети, требовалось собирать сорок фунтов, а у нескольких детей задачей было по десять фунтов.

Сбор хлопка можно почти причислить к искусствам. Человек, доживший до двадцати пяти лет до того, как увидел хлопковое поле, никогда, выражаясь словами надсмотрщика, не станет отменным сборщиком.

Благодаря великому трудолюбию и бдительности я через месяц смог каждый вечер сдавать на несколько фунтов больше дневной нормы, за что получал плату; но занятие сбором хлопка было для меня утомительным трудом, к которому я так и не смог привыкнуть по той причине, что во всяком другом деле меня называли первоклассным работником, в то время как при сборе хлопка меня едва ли считали лучшим работником.





ГЛАВА IX.

Невозможно примирить сознание коренного раба с мыслью о жизни в состоянии полного равенства и безграничной привязанности к белым людям. Небо не будет для него небом, если он не отомстит своим врагам. Я по опыту знаю, что таковы основополагающие правила его религиозного кредо; потому что я узнал их на религиозных собраниях самих рабов. Любимый и добрый хозяин или хозяйка время от времени могут быть допущены на небеса, но скорее как проявление милости к заступничеству какого-нибудь раба, а не как дело строгой справедливости по отношению к белым, которые ни в коем случае не будут равны по рангу тем, кто будет поднят из глубин страданий в этом мире.

Идея революции в положении белых и черных является краеугольным камнем религии последних; и во всяком случае, мне по меньшей мере кажется это вполне естественным, если и не строго соответствующим заповедям Библии; ибо в этой книге повсюду указано, что те, кто владел чрезмерной долей земных благ и жил в легкомыслии и роскоши за счет своих ближних, непременно должны будут дать отчет в своем управлении и понести наказание за то, что лишили других участия в тех благах, которыми наслаждались сами.

Нет темы, которая представляла бы в сознании раба-мужчины больший контраст между его собственным положением и положением его хозяина, чем относительное положение и внешний вид его жены и его хозяйки. Одна — бедно одетая, плохо накормленная и подвергающаяся всем тяготам хлопкового поля; другая — одетая в яркие и разноцветные одежды, украшенная драгоценностями и тщательно защищенная от лучей солнца и порывов ветра.

Как я уже отмечал, у африканцев есть чувства, присущие только им; но для американского раба владение просторным домом, великолепной мебелью и прекрасными лошадями его хозяина являются лишь второстепенными объектами его желаний. Чтобы наполнить меру его счастья и увенчать его высшие амбиции, его молодая и красивая хозяйка должна украсить его триумф и оживить его надежды.

Меня навели на эти размышления воспоминания о событии крайне мрачного характера, которое произошло, когда я пробыл на этой плантации около трех месяцев. Среди домашних слухов моего хозяина был молодой человек по имени Харди, темно-желтого цвета кожи — кватерон или мулат, — одна четвертая часть крови которого передалась от белых родителей.

Харди был занят на различных работах по дому и часто выполнял поручения, порой верхом на лошади. Я познакомился с этим парнем, который часто приходил навестить меня у хижины рабов, порой оставался со мной ночевать и часто рассказывал мне о дамах и господах, приезжавших в большой дом.

Среди прочих он часто говорил о молодой девушке, которая жила в шести или семи милях от плантации и часто навещала дочерей семьи в сопровождении своего брата, подростка лет двенадцати-четырех Того. Он описывал великую красоту этой девушки, чья мать была вдовой, жившей в собственном небольшом имении. Эта дама не держала экипажа; но ее сын и дочь, когда отправлялись куда-либо, путешествовали верхом.

В одно воскресенье эти двое молодых людей приехали с визитом в дом моего хозяина и оставались там до вечернего чая. Поскольку в тот день я не ходил на работу, я отправился к большому дому, а от дома — в лесок примерно в миле от него, где расставил силки на кроликов. Это место находилось недалеко от дороги, и я видел молождую леди и ее брата по дороге домой. Было уже после захода солнца, когда они проехали мимо меня; но, поскольку вечер был ясным и приятным, я предполагал, что они благополучно доберутся домой вскоре после наступления темноты и с ними не случится никаких несчастий.

В этот вечер об этом больше не думали, и я ничего не слышал о молодых людях до следующего дня, примерно до полудня, пока на поле, где мы собирали хлопок, не пришел чернокожий мальчик и не направился к надсмотрщику с клочком бумаги. Вскоре надсмотрщик позвал меня с собой; и, покинув поле с рабочими под началом Симона, первого старшего, мы направились к большому дому.

Как только мы прибыли к особняку, мой хозяин, который не разговаривал со мной со дня нашего приезда из Колумбии, показался у парадной двери и приказал мне войти и следовать за ним. Он провел меня через часть дома и вышел во внутренний двор, где я увидел молодого господина, его сына, другого незнакомого мне джентльмена, семейного доктора и надсмотрщика — все они стояли вместе и о чем-то серьезно беседовали. При моем появлении надсмотрщик открыл подвальную дверь и велел мне спуститься. У меня не было никаких дурных предчувствий, и я немедленно подчинился приказу, как, по правде говоря, должен был подчиниться ему, каковы бы ни были мои подозрения.

Надсмотрщик и джентльмены последовали за мной; и как только за нами захлопнулась дверь подвала, закрытая кем-то, кого я не мог разглядеть, мне приказали снять одежду и лечь на спину. Затем мои руки и ноги связали крепкими веревками и вытянули во весь рост между двумя балками, поддерживавшими перекрытия здания.

Незнакомец, который, как я теперь заметил, был сильно взволнован, обратился к доктору, который затем открыл маленький футляр с хирургическими инструментами, вынутый из кармана, и сказал мне, что собирается содрать с меня кожу за то, что я сделал прошлой ночью: «Но, — сказал доктор, — прежде чем с тебя сожмут кожу, тебе лучше признаться в своем преступлении». — «В каком преступлении, хозяин, мне признаться? Я не совершал преступления — что такого произошло, что вы собираетесь меня убить?» — таков был мой ответ. Тогда мой хозяин спросил меня, зачем я последовал за молодой леди и ее братом, уехавшими из дома накануне вечером, и убил ее. Изумленный и испуганный обвинением в убийстве, я не знал, что сказать; и лишь продолжал протестовать против своей невиновности и умолять не предавать меня смерти. Мой молодой хозяин был страшно разгневан на меня и осыпал проклятиями и ругательствами; а его отец казался столь же уверенным в моей вине, как и он, но держался спокойнее и выражался менее бурно.

Доктор тем временем перебирал свои инструменты и смотрел на меня, а затем, наклонившись и пощупав мой пульс, сказал, что нельзя сдирать кожу с человека, у которого столько крови, как у меня. Я буду так сильно кровоточить, что он не сможет работать; и он наверняка перережет какую-нибудь крупную вену или артерию, из-за чего я за несколько минут истеку кровью до смерти; поэтому необходимо некоторое время пускать мне кровь из рук, чтобы уменьшить количество крови во мне, прежде чем снимать с меня кожу. Затем он затянул веревку вокруг моей правой руки и вскрыл вену примерно посередине руки, откуда кровь хлынула ровной и сильной струей. Я уже начал чувствовать дурноту от потери крови, когда дверь подвала распахнулась и вниз спустились несколько человек с двумя зажженными свечами.

Я внимательно посмотрел на этих людей, когда они подошли ближе и окружили меня, выражая удовлетворение по поводу справедливого и страшного наказания, которому мне предстояло подвергнуться. Все их лица были новыми и незнакомыми мне, за исключением одного юноши, в котором я узнал того самого мальчика, проезкавшего мимо меня накануне вечером в компании своей сестры.

Мой старый хозяин обратился к этому мальчику по имени и велел подойти и посмотреть, как убийца его сестры получает по заслугам. Мальчик был красивым юношей и носил волосы длинными на макушке, по моде того дня. Когда он подошел близко к моей голове, свет свечи, которую доктор держал в руке, ярко осветил мое лицо, и, видя, что глаза мальчика встретились с моими, я решил предпринять еще одну попытку спасти свою жизнь и сказал ему как можно более спокойным тоном: «Юный хозяин, неужели я убил молодую хозяйку, вашу сестру?» Юноша немедленно посмотрел на моего хозяина и произнес: «Это не тот человек — у этого человека короткие волосы, а у того были длинные волосы, как у вашего Харди».

Моя жизнь была спасена. Я был вырван из лап страшнейших пыток и медленной мучительной смерти. Меня развязали, кровотечение из руки остановили, и мне позволили надеть одежду и подняться во внутренний двор дома, где от меня потребовали рассказать все, что я знал о молодой леди и ее брате накануне. Я заявил, что видел их во дворе дома в то время, когда находился на кухне; что затем я ушел в лес ставить силки и видел, как они проезжали по дороге неподалеку от меня, и что это все мои знания о них. Затем мальчика попросили внимательно осмотреть меня и выяснить, был ли я тем человеком, который убил его сестру. Он сказал, что не видел меня в том месте, о котором я говорил, и что он уверен: я не тот человек, который напал на него и его сестру. Что мои волосы, или шерсть, как он выразился, короткие; но у человека, совершившего преступление, они были длинными, как у Харди, и ростом он был примерно с Харди — не такой крупный, как я, но черный, как я, а не желтый, как Харди. Кто-то теперь спросил, где Харди, и его позвали, но на кухне его не оказалось. Людей послали к хижине рабов и в другие места на его поиски, но они вернулись ни с чем. Харди нигде не было. Пока велись эти расспросы или, скорее, поиски, заметив, что мой старый хозяин перестал смотреть на меня как на убийцу, я попросил его рассказать, что же произошло на самом деле, раз это едва не стоило мне жизни.

Теперь мне сообщили, что на молодую леди, покинувшую дом накануне вечером в компании своего брата, на дороге примерно в четырех милях отсюда напал чернокожий мужчина, который выскочил из зарослей и стащил ее с лошади, когда она ехала на небольшом расстоянии позади брата. Что убийца, как только она оказалась на земле, ударил ее лошадь палкой, что вместе с испугом от криков всадницы, сорванной с седла, заставило животное помчаться во весь опор; и испуганная лошадь брата тоже бросилась в погоню, несмотря на все усилия подростка остановить ее. Всё, что брат мог рассказать об этом деле, сводилось к тому, что, пока его лошадь несла его вперед, он видел, как негр утащил его сестру в лес, и некоторое время слышал ее крики. Он не мог остановить коня, пока не добрался домой, где сообщил обо всем матери и ее семье. Что люди прочесывали лес всю ночь и все утро, но так и не смогли найти молодую леди.

Когда весть об этом ужасном преступлении принесли в дом моего хозяина, Харди первым услышал ее; ибо он вышел забрать лошадь человека — молодого соседа, — который принес эту весть и который немедленно вернулся, чтобы присоединиться к друзьям в поисках тела.

Как только гонец уехал, Харди подошел к моему хозяину и сказал, что если тот помешает мне убить его, он назовет преступника. Затем ему приказали сообщить всё, что он знает по этому вопросу; и он заявил, что, отправившись накануне в лес за белками, он задержался дотемна, а возвращаясь домой, услышал женские крики и осторожно направился к тому месту; но прежде чем он успел дойти до точки, крики прекратились; тем не менее, после некоторых поисков он обнаружил меня с телом молодой леди, которую я только что убил, и что я собирался убить и его дубиной из гикори, но он спас себе жизнь, пообещав никогда не предавать меня. Он был рад уйти от меня, а что я сделал с телом, он не знал.

Харди был известен в округе, и его репутация была хорошей. Я был чужаком, и при расспросах чернокожие люди на кухне поддержали Харди, сказав, что меня видели идущим в лес до наступления темноты по той самой дороге, по которой ехала погибшая. Эти обстоятельства показались моему хозяину неопровержимыми против меня; и поскольку проступок, в совершении которого я подозревался, был тяжчайшим из всех, что может совершить раб, по мнению хозяев, было решено наказать меня способом, неизвестным закону, и предать меня пыткам, которые закон не потерпел бы. Меня освободили, и хотя я очень ослаб после кровопускания, я все же смог вернуться в свое жилище.

Я не сомневался, что Харди был преступником, из-за которого я чуть не лишился жизни; и теперь вспомнил, что когда в воскресенье я был на кухне большого дома, он исчез незадолго до захода солнца, так как я искал его, когда собирался ставить силки, но не смог найти. Я вернулся в дом и сообщил об этом факте моему хозяину.

К этому времени возле дома собралось около двадцати белых мужчин с намерением отправиться на поиски тела пропавшей дамы; но теперь было решено удвоить караул и придать ему двойной характер преследования живых и поисков мертвых.



Я вернулся к своему жилищу в хижине рабов и вскоре погрузился в глубокий сон, от которого проснулся лишь далеко за полночь, когда всё вокруг стихло и над нашей маленькой общиной воцарилось невозмутимое спокойствие. Я чувствовал беспокойство и погрузился в лабиринт болезненных размышлений о том ужасном и опасном положении, из которого я сегодня спасся, как казалось, лишь по чистой случайности; а проспав до тех пор, пока всякое ощущение сонливости не покинуло меня, я встал с постели и вышел прогуляться при свете взошедшей луны. Побув некоторое время на свежем воздухе, я вспомнил о силках, поставленных в воскресное вечернее время, и решил пойти проверить, не попалась ли какая дичь. Иногда мне удавалось поймать в силки опоссумов, и, поскольку в эту пору года эти животные очень живы, я надеялся, что мне посчастливится добыть одного из них нынче ночью. Я дошел до своих силков и вернулся обратно к дороге неподалеку от того места, где в воскресный вечер видел молодую леди и ее брата верхом, и уселся под ветвями росшего там падуба. Так получилось, что место, где я сидел, находилось в тени куста, в нескольких футах от дороги, но было скрыто от нее небольшими ветвями. В таком положении, занятом случайно, я мог далеко видеть вдоль дороги в сторону конца аллеи моего хозяина. Хотя я и был укрыт тенью и окружен ветвями, человеку на дороге было трудно меня заметить.

Событие, постигшее меня накануне, сделало меня нервным и восприимчивым к любым проявлениям страха. Я недолго пробыл на этом месте, как мне показалось, будто я слышу звуки шагов идущего быстрым шагом человека; взглянув вдоль дороги в сторону аллеи, я увидел чью-то фигуру, пересекавшую освещенный участок дороги, где лунные лучи, пробиваясь между двумя деревьями, падали на землю. Когда двигающееся тело переходило в тень, я терял его из виду; но вскоре оно приблизилось настолько, что я отчетливо разглядел: ко мне по дороге приближается мужчина. Когда он поравнялся со мной и луна ярко осветила его лицо, я узнал в нем молодого мулата по имени Дэвид, кучера овдовевшей дамы, которая жила где-то возле Чарлстона, но уже две или три недели гостила в доме моего хозяина с двумя дочерьми.

Этот человек прошел быстрым шагом, не заметив меня; и в моем сознании мгновенно укоренилось подозрение, что именно он является тем убийцей, за преступление которого я уже столько вытерпел, и что он направляется туда, где оставил тело, чтобы спрятать или закопать его в землю. Я был уверен, что никакие благовидные намерения не могли привести его в это место в столь поздний час в одиночку. Я находился в двух милях от дома и на таком же расстоянии от места, где была схвачена девушка.

В ее последовавшем убийстве никто не сомневался; ибо нельзя было ожидать, что парень, совершивший одно тяжкое преступление, отступит перед совершением другого, равного по масштабу, и позволит своей жертве остаться в живых в качестве свидетеля, способного опознать его личность.

Я воспрянул духом от жажды мести к этому негодяю, кем бы он ни был, который подвел меня так близко к пыткам и смерти; и, слабеющий и обессиленный, решил следовать по пятам за этим кучером на почтительном и осторожном расстоянии, чтобы выяснить, если удастся, цель его визита в эти леса в столь поздний час.

Я подождал, пока он отойдет больше чем на сто ярдов и пока я едва смогу различать его фигуру в слабом свете глубокой тени деревьев, после чего тихо выскользнул на дорогу и последовал за ним с осторожностью шпиона, пересекающего лагерь неприятеля. Теперь мы находились в темном сосновом лесу, а по обе стороны от нас тянулись полосы низинной, болотистой земли, покрытой столь густыми зарослями, что сквозь них с трудом мог пробраться даже пешеход. Дорога вела по узкой полосе возвышенной и сухой почвы, которая разделяла эти болота на протяжении более чем мили, после чего они заканчивались и сменялись местностью, где почти не росло никакой другой древесной породы, кроме низкорослого дуба, называемого блэк-джек. Именно среди этих блэк-джеков, примерно в полумиле за болотами, была похищена дама. Я часто бывал здесь с целью расставлять капканы и силки на мелкую дичь этих лесов и хорошо знал топографию этого леса на некоторое расстояние по обе стороны дороги.

В затеянном предприятии мне приходилось соблюдать величайшую осторожность. Дорога, по которой мы шли, нигде не была особенно широкой, а местами едва позволяла проехать экипажу между деревьями, обступавшими ее края. Местами было так темно, что я не видел человека, чьи шаги преследовал, а был вынужден полагаться на звуки шагов по земле. Я считал необходимым держаться как можно ближе к объекту преследования, иначе он мог внезапно свернуть на болото с той или иной стороны дороги и ускользнуть от моего внимания; ибо я не сомневался, что где-нибудь он покинет дорогу. По мере приближения к концу низин мое беспокойство усиливалось из страха упустить его; временами я находился от него не более чем в ста футах; но он продолжал свой путь, пока не добрался до дубового леса и не вышел к месту, где старая тележная дорога ответвлялась налево вдоль края Темного Болота, как его называли в округе.

Эту дорогу мулат избрал, не оборачиваясь назад. Здесь мои трудности и опасности возросли, так как я чувствовал угрозу для себя, не сомневаясь больше в том, что иду по следам убийцы и что в случае обнаружения им моя жизнь станет платой за мое любопытство. Я был слишком слаб, чтобы бороться с ним хотя бы минуту; хотя, если бы потерянная по его злобе кровь вернулась в мои венозные сосуды, я мог бы схватить его за горло и задушить.

Дорога, по которой мне теперь приходилось идти, была до того заброшена, что кусты карликового дуба и черники густо росли почти на каждом ее участке. Многие из этих кустов были усыпаны сухими листьями, тронутыми морозом, но еще не опавшими. Мне было легко следовать за ним по производимому им среди этих кустов шуму; но мне было не так-то просто избегать шелеста и покачивания кустов, способных выдать мое присутствие. Теперь я целиком полагался на слух, направляя преследование, тогда как глаза были заняты наблюдением за собственной дорогой, чтобы обходить любые предметы, прикосновение к которым могло произвести звук.

Я прошел по этой дороге больше мили, ведомый треском сучьев или шелестом листьев. Наконец я услышал громкий, пронзительный свист, за которым последовала полная тишина. Я замер на месте и через несколько секунд услышал на болоте звук, похожий на барабанную дробь фазана. Вскоре после этого послышался треск сучьев и звуки сгибаемых ветвей деревьев. Спустя немного времени я убедился, что в болоте движется нечто живое и приближается к месту, где стоял мулат.

Это происходило в конце тележной дороги, напротив крупных сосен, росших на болоте в двух-трехстах ярдах от его опушки. Шум на болоте продолжал приближаться; и наконец из зарослей вышел человек и простоял минуту или больше рядом с преследуемым мной мулатом; после чего они оба направились в болото, держа курс на сосны, как я легко мог различить на слух.

Когда они скрылись, я подошел к концу дороги и уселся на бревно, чтобы прислушаться к их продвижению по болоту. В конце концов казалось, что они остановились, поскольку я больше ничего о них не слышал. Однако, стремясь узнать больше об этом загадочном деле, я молча сидел на бревне, решив оставаться там до рассвета, если не удастся раньше узнать что-то, что удовлетворило бы мое любопытство относительно того, зачем эти люди отправились на болота. Всякая неопределенность по этому вопросу быстро рассеялась в моем сознании; ибо менее чем через десять минут после того, как я перестал слышать их движение в зарослях, меня потрясло слабое, но пронзительное женское причитание, сопровождаемое восклицаниями и мольбами столь слабым тоном, что я мог различить лишь отдельные редкие слова.

Мой разум охватил всю суть этого дела единым взглядом. Дама, которую считали убитой в воскресный вечер, все еще была жива и спрятана двумя извергами, скрывшимися из виду всего несколько минут назад. Одного я знал, ибо рассмотрел его черты в нескольких футах от себя при ярком свете луны; а в том, что вторым был Харди, я был убежден так же твердо, как если бы видел и его самого.

Я поднялся, чтобы вернуться домой; крики женщины на болоте продолжали раздаваться, но становились слабее и затихали по мере того, как я удалялся от места, где сидел.

Теперь я располагал самыми ясными доказательствами вины двоих убийц; но боялся сообщать об увиденном своему хозяину, опасаясь, что тот заподозрит меня в соучастии в этом преступлении; и если бы даму не удалось вернуть живой, я не сомневался, что Харди и его компаньон достаточно испорчены, чтобы обвинить меня в соучастии ради мести мне. Я был уверен, что мулат Дэвид вернется в дом до рассвета и обнаружится утром в своей постели; он легко мог это сделать, поскольку спал на сеновале в конюшне под предлогом близости к лошадям своей хозяйки.

Я думал, что Харди тоже может вернуться этой ночью домой и попытаться объяснить свое отсутствие в понедельник после полудня какой-нибудь изощренной ложью, в придумывании которой, как я знал, он был большим мастером. В таком случае мне грозил риск быть побежденным числом моих лжесвидетелей; и поскольку я был один, они вполне могли пожертвовать моей жизнью и избежать наказания за свои преступления. Тщательно все обдумав, я принял решение вернуться как можно быстрее к хижине рабов, разбудить надсмотрщика и рассказать ему обо всем, что я видел, слышал и сделал за эту ночь.

Поскольку я не знал, который час ночи был, когда я покинул постель, я опасался, что рассвет застанет меня раньше, чем удастся выстроить планы по поимке мулата на его обратном пути; но когда я разбудил надсмотрщика, он сказал, что всего час ночи, и казался мало склонным верить моему рассказу; однако, поговорив со мной несколько минут, он заявил, что теперь подозревает меня в убийстве сильнее, чем прежде, но пойдет со мной и проверит, правду ли я сказал. Когда мы прибыли к большому дому, некоторые члены семьи еще не ложились спать, задержанные прибытием нескольких джентльменов, которые весь день прочесывали лес в поисках пропавшей дамы и приехали сюда в поисках ночлега около полуночи. Мой хозяин уже спал, но его разбудили, и он внимательно выслушал мой рассказ, по окончании которого покачал головой и произнес с ругательством: «Ты, сукин сын, я считаю тебя убийцей; но мы пойдем и посмотрим, не ложь ли всё то, что ты говоришь; если это ложь, адские муки покажутся раем по сравнению с тем, что тебя ждет. Ты ускользнул однажды, но второй раз тебе не сойти с рук». Теперь я понял, что кто-то должен умереть; и если виновных найти не удастся, невиновным придется ответить за них. Тон, которым хозяин произнес свои слова, убедил меня, что чья-то жизнь должна быть отнята.

Эта новая опасность пробудила мои силы, и я сказал, что готов идти и принять все последствия. Соответственно, надсмотрщик, мой молодой хозяин и еще три джентльмена немедленно отправились в путь со мной. Было решено идти пешком, причем надсмотрщик и я шли в нескольких шагах впереди остальных. Мы продвигались молча, но быстро; и проходя мимо, я показал им место, где сидел под кустом падуба, когда мимо проходил мулат. Мы не увидели и не услышали никого на дороге и добрались до бревна в конце тележной дороги, где я сидел, когда услышал крики на болоте. Всё стихло, и наша группа залегла в кустах по обе стороны крупного эвкалипта, у корней которого стояли двое убийц, разговаривая перед тем, как войти в заросли. Пробыв там не более часа, я услышал, лежа лицом к земле, шум на болоте, который, по моему убеждению, могли произвести только те, кого мы искали.

Однако я ничего не сказал, и джентльмены этого не услышали. Шум был вызван, как я выяснил позже, волочением упавшей ветки дерева по земле с целью развести костер.

Ночь выдалась очень ясной и тихой — ее тишину лишь изредка нарушало громкое уханье крупных длинноухих сов, водившихся в этих болотах в изобилии. Я чувствовал себя иззябшим и обрадовался, услышав вдалеке петушиное пение, возвещавшее о приближении дня. Вскоре за этим последовал треск сучьев и другие признаки, которые, как я знал, могли исходить только от движения живых тел. Я шепнул надсмотрщику, лежавшему рядом со мной, что скоро выяснится, говорил ли я правду или нет.

Теперь все убедились, что из болота выходят люди, поскольку мы услышали их голоса. Я попросил надсмотрщика посоветовать остальным джентльменам позволить преступникам выйти из болота и ступить на твердую почву, прежде чем мы попытаемся их схватить; но этот совет, к сожалению, не был принят; и когда они приблизились к эвкалипту и стало отчетливо видно, что мужчин двое и не больше, один из джентльменов крикнул им остановиться, иначе они мертвы. Однако вместо того, чтобы остановиться, они оба бросились вперед и пустились в бегство. Они не свернули в болото, так как отдававший приказ остановиться джентльмен находился позади них — они уже миновали его. В момент, когда они побежали, каждый из джентльменов выстрелил в них из двух пистолетов. Выстрелы заставили лес содрогнуться со всех сторон; и я предположил, что кому-то из беглецов невозможно увернуться от такого количества пуль. Однако этого не произошло; ранен был только один из них. Мулату Дэвиду перебило руку и ногу, и он рухнул примерно в десяти ярдах от нас; но Харди ускользнул, и когда дым рассеялся, его след простыл. При допросе Дэвид признал, что леди находится в болоте на небольшом острове и все еще жива, что он и Харди ушли из дома в воскресенье с целью устроить засаду и похитить ее, причем намеревались убить ее маленького брата — эта обязанность возлагалась на него, тогда как Харди должен был стащить сестру с лошади. Поскольку оба они были мулатами, они вымазали лица древесным углем, взятым из частично сгоревшего соснового пня. Мальчик ехал впереди сестры, и когда Харди схватил ее и стянул с коня, она завизжала и испугала обоих коней, которые помчались во весь опор, благодаря чему мальчик спасся. Обнаружив, что мальчик вне досягаемости, Дэвид оставался в кустах, пока Харди не привел к нему сестру. Они немедленно завязали ей лицо носовым платком, чтобы закрыть рот и заглушить крики, и, взяв на руки, понесли обратно к дому моего хозяина на некоторое расстояние сквозь лесную чащу, пока не вышли к тележной дороге, шедшей вдоль болота. Затем они следовали по этой дороге до самого ее конца и, свернув на болото, отвели свою жертву в заранее подготовленное для нее в прошлое воскресенье место на небольшом сухом холме посреди болота.

Ее руки были крепко связаны, а ноги привязаны к дереву. Он рассказал, что украл немного хлеба и принес ей ночью; но когда они развязывали ей рот, чтобы позволить поесть, она лишь плакала и шумела, умоляя освободить ее, пока им снова не приходилось завязывать ей рот повязкой.



Джентльмены решили, что раз дама все еще жива, нельзя терять ни минуты в попытках спасти ее из этого ужасного положения. Я указал на крупные сосны, в направлении которых слышал крики молодой леди и возле которых, как я полагал, она находилась, вызвавшись при этом выступить проводником при прохождении сквозь чащу. Трое джентльменов и я тронулись в путь, оставив двоих других с раненым мулатом с указанием сообщать нам, если мы отклонимся от прямой линии на сосны. Они могли делать это, ориентируясь по производимому нами шуму, с почти такой же точностью, как если бы видели нас.

Атмосфера теперь стала немного пасмурной, и утро выдалось очень темным даже в дубовом лесу; но когда мы вошли в заросли болота, все предметы стали совершенно невидимыми, и мрак был таким непроницаемым, будто у нас были закрыты глаза. Наши спутники на сухой земле потеряли из виду сосны и не могли дать нам никаких указаний для нашего пути. Мы запутались в колючках, лианах и сплетениях кустарника, и чтобы высвободиться, потребовались огромные усилия.

Было так темно, что мы не видели поваленных деревьев; не замечая их, мы падали в топи, в грязевые и водяные трясины, куда проваливались по самые подмышки и откуда смогли выбраться, только ухватившись за свисающие ветви окружавших нас деревьев. Проборовшись в этом полузатопленном состоянии по меньшей мере с четверть часа, мы добрались до небольшого сухого островка, где господа снова устроили совет относительно дальнейших мер. Они окликнули тех, кто остался на берегу, чтобы узнать, продвигаемся ли мы по направлению к соснам, но в ответ получили, что сосны невидимы, и они не знают, идем ли мы правильно или нет. В этом состоянии неопределенности было сочтено за благоразумие переждать наступление дня на нашем нынешнем месте отдыха.

Воздух был морозным, и в нашей мокрой одежде, отягощенные грязью, мы, как можно догадаться, чувствовали себя не слишком приятно; а когда наступил рассвет, он принес нам мало облегчения, поскольку, как только стало достаточно светло, чтобы мы могли осмотреться вокруг, мы обнаружили, что находимся на одном из тех изолированных сухих участков, которые жители Юга называют «кочками». Эти кочки образуются скоплениями небольших деревьев, которые, укореняясь в грязи, с течением времени окружаются длинной травой; она переплетает свои корни с корнями деревьев, оплетает и покрывает поверхность грязевого основания, на котором держится вся эта надстройка. Эти кочки часто достигают нескольких ярдов в диаметре. Та из них, на которой мы теперь находились, посреди большой илистой топи, заставила нас снова погрузиться в нее и пробираться вперед с десяток ярдов, пока мы не добрались до полосы каких-то упавших и гниющих деревьев.

Теперь уже было совсем светло, и мы видели сосны на расстоянии примерно ста ярдов от нас; но даже при помощи света нам стоило большого труда добраться до них — для этого нам пришлось пройти не менее четверти мили по углам и изгибам поваленных стволов, по которым единственным образом и можно было идти, поскольку эта часть болота представляла собой огромное полужидкое топкое место.

Было восход солнца, когда мы добрались до сосен; мы обнаружили их стоящими на небольшом островке твердой земли площадью, насколько я мог судить, около половины акра, покрытом густым лесом из белых клёнов, болотных дубов, нескольких крупных сосен и огромным сплетением болотного лавра, который на Юге называют плющом. Я не сомневался, что цель наших поисков находится где-то на этом маленьком островке; но при всей его малости обследовать каждую его часть во всех подробностях было непростой задачей, ибо стебли и ветви плюща так тесно переплетались друг с другом и стелились по земле в таком множестве изгибов и перекрестий, что невозможно было продвинуться и на ярд, не ложась на землю и не ползком.

Господа сошлись на том, что тот, кто обнаружит молодую леди, должен немедленно позвать остальных, и мы все вошли в густые заросли. Я же, однако, повернул вдоль края острова с намерением обойти его кругом, чтобы по возможности выследить следы тех, кто прошел между ним и главным берегом. Я прошел больше половины пути вокруг острова без особых затруднений и не обнаружив никаких признаков того, что здесь до меня кто-то побывал; но при переходе через ствол большого упавшего дерева, верхушка которого уходила далеко в плющ, я заметил следы грязи на коре бревна. Заглянув в болото, я увидел, что корень этого дерева соединялся с другими поваленными стволами, уходящими дальше предела моего зрения, которое загораживали болотный колючий кустарник и росшие здесь многочисленные вечнозеленые растения. Теперь я продвигался по стволу дерева, пока не добрался до его верхних ветвей, и здесь обнаружил явные следы небольшой тропинки, уходившей в заросли плюща. Ползя вперед и следуя по этой тропинке по примятым кустикам толокнянки, которые еще не выпрямились, я прошел почти через весь остров и обнаружил, что небольшие кусты смяты вплоть до самого края огромной кучи ветвей вечнозеленых деревьев, образовавшейся от падения нескольких крупных можжевельников-кипарисов, которые росли на болоте кустом и, будучи сметены бурей, упали вершинами крест-накрест на почти непроходимое сплетение плюща, покрывавшее поверхность острова.

Я стоял и смотрел на эту массу переплетенных зеленых ветвей, но не мог заметить ни малейших признаков какого-либо входа в ее лабиринты; и не казалось возможным, чтобы какое-либо создание крупнее белки могло проникнуть туда. Теперь мне впервые пришло в голову, что было большим упущением со стороны господ, что они не заставили мулата Дэвида описать место, где они спрятали леди; а поскольку лес был настолько густым, что поддерживать связь с берегом голосом или знаками не представлялось возможным, мы теперь не могли получить никакой информации на этот счет. Поэтому я окликнул господ, находившихся со мной на острове, и попросил их немедленно подойти ко мне.

При всей малости этого острова прошло немало минут, прежде чем надсмотрщик и остальные господа добрались до того места, где я стоял; а когда они пришли, они могли бы стать предметом веселья, если бы трагические обстоятельства, в которых я оказался, не изгнали из моего сердца всякое чувство, кроме глубочайшей меланхолии.

Когда господа собрались, я сообщил им о следах ног, которые я проследил с другой стороны острова, и сказал, что, по моему мнению, молодая леди лежит где-то под грудой хвороста перед нами. Это мнение не встретило особого доверия, поскольку в хворосте не было никакого прохода, через который кто-либо мог бы войти внутрь; но, пройдя несколько шагов вокруг кучи, я заметил небольшой суковатый шест, опиравшийся на хворост и почти скрытый им, а его нижний конец упирался в землю. Ветви были срезаны с этого шеста на расстоянии трех-четырех дюймов от главного ствола, что делало его сносной заменой лестницы. Я немедленно взобрался по шесту, который привел меня на вершину кучи, и здесь обнаружил в хворосте проход между раздвоенной верхушкой одного из кипарисов, через который человек мог легко протиснуться. Приложив голову к этому отверстию, я отчетливо услышал быстрое и тяжелое дыхание, похожее на дыхание человека в крайнем изнеможении, и снова позвал господ следовать за мной.

Когда они поднялись по лестнице, дыхание стало слышно всем; и один из господ, в котором я теперь узнал незнакомца, бывшего с нами в подвале моего хозяина, когда мне пускали кровь, безмолвно соскользнул в темный и узкий проход. Признаюсь, какое-то чувство трепета пробежало по моим нервам, когда я остался один; но теперь, когда предводитель шел впереди меня, я последовал за ним и проскользнул сквозь гладкие и упругие кипарисовые верхушки ко дну этого огромного лабиринта зеленых ветвей.

Добравшись до земли, я оказался вплотную к шедшему впереди меня господину и возле одного из концов большого вогнутого продолговатого открытого пространства, образованного ветвями деревьев, которые поддерживались и удерживались над землей отчасти скоплением очень крупных и крепких кустов плюща, росших здесь, а отчасти молодым тюльпанным деревом, согнутым в форме арки упавшим стволом.

Хотя мы не могли заглянуть в эту лиственную пещеру сверху, но, проведя в ней несколько мгновений, мы получили достаточно света, чтобы видеть окружающие нас предметы сносно отчетливо; однако то, что нас обоих сильно удивило, заключалось в том, что в месте стояла полная тишина, и мы не замечали присутствия какого-либо живого существа, кроме нас самих.

Побывав здесь несколько минут, мы стали видеть еще отчетливее; и на другом конце открытого пространства я увидел древесную золу и несколько погасших головней, но дыма не было. Подойдя к этой золе и пошевелив ее палкой, я обнаружил тщательно присыпанные угли в яме глубиной в шесть или восемь дюймов.

Увидев огонь, этот господин обратился ко мне и выразил удивление, что мы больше не слышим дыхания; но он едва успел произнести эти слова, как тихий стон, испускаемый, казалось, женщиной, испытывающей сильную боль, раздался из-под земли; однако движение ветвей справа от меня уверило меня, что пострадавшая скрыта там. Этот господин бросился к тому месту, раздвинул свисающие ветви, низко наклонился под согнутым плющом и вышел, неся на руках хрупкую женскую фигуру. Повернувшись и обратив к свету ее полузакрытые глаза и белый лоб, он воскликнул: «Вечный Бог! Мария, это ты?» Затем он прижал ее к груди и опустился на землю, продолжая крепко держать ее в своих объятиях.

Леди лежала в его руках без движения, и я подумал, что она умерла. Ее волосы свисали с головы сбитыми в колтуны прядями; носовой платок, некогда белый, но теперь испачканный пылью и окровавленный, был туго завязан вокруг ее головы, закрывая рот и подбородок, и завязан на затылке двойным узлом, закрепленным завязкой из кипарисовой коры.

Я не знал, кого мне жалеть больше: леди, которая теперь лежала без чувств в руках, все еще нежно обнимавших ее, или несчастного господина, который, срезав веревки с ее конечностей и платок с ее лица, теперь сидел и молча вглядывался в ее похожее на мертвеца лицо. Он не издал ни вздоха и не шевельнул ни единым суставом, но грудь его вздымалась от муки; сухожилия и мышцы его шеи то вздувались, то опадали, как у человека в судорогах; все черты его лица попеременно сжимались и расслаблялись, словно приближался его смертный час, в то время как крупные капли пота катились по его лбу, как будто он боролся с врагом, чья сила превосходила человеческую.

Угнетенный видом столь великого страдания, я отвернулся от этого зрелища и громко окликнул оставшихся снаружи господ (которые все это время ждали вестей от нас), чтобы они поднялись по лестнице на вершину кучи ветвей. Надсмотрщик быстро оказался наверху у проема, через который я спустился; и я сообщил ему, что мы нашли леди. Он приказал мне передать ее наверх — и я попросил находившегося со мной господина позволить мне сделать это, но тот отказался — и, взбравшись по ветвям поваленных деревьев и поддерживая себя за крепкие ветви плюща, он быстро добрался до места, где стоял надсмотрщик.

Он даже здесь отказался расстаться со своей ношей и сам вынес ее вниз по лестнице. Однако ему пришлось принять помощь при переправке ее через болото к тому месту, где мы оставили двух господ с раненым мулатом, чьи страдания, демон он был или нет, были способны растрогать самое черствое сердце. У него были сломаны правая рука и левая нога, и до нашего возвращения с острова он потерял много крови; а поскольку он не мог ходить, его необходимо было нести домой. Мы не привели с собой лошадей, и до тех пор, пока леди не пришла в себя, после того как он был подстрелен, об этом мулате, казалось, больше никто не вспоминал.



Было предложено послать за лошадью, чтобы отвезти Дэвида домой; но в конце концов сошлись на том, что мы оставим его в лесу там, где он находился, пока за ним не пришлют человека с повозкой. В то время, когда мы оставили его, его стоны и причитания, казалось, не вызывали ни у кого никакого сочувствия. Еще более жестокие страдания ожидали его впереди.

Леди принесли домой на руках господа; и она не произнесла ни слова до тех пор, пока ее не искупали и не уложили в постель в доме моего хозяина, как я услышал позже. Я знаю, что по дороге она не говорила ничего. Она умерла на четвертый день после своего спасения и перед смертью рассказала об обстоятельствах своего несчастья, как мне передала цветная женщина, ухаживавшая за ней во время болезни, следующим образом:

Когда она ехала верхом в сумерках быстрой рысью в нескольких ярдах позади своего брата, черный мужчина выпрыгнул из-за дерева, стоявшего вплотную к дороге, схватил ее за амазонку и стащил на землю, но не смог поймать уздечку лошади, которая пустилась вскачь. — Другой негр немедленно бросился на помощь первому и сказал: «Я не смог ее поймать — мы должны спешить». Они отнесли ее так быстро, как только могли, туда, где мы ее обнаружили, связали ей руки, ноги и рот и оставили до следующего вечера; и пробыли там второе утро всего несколько минут, как она услышала оружейные выстрелы. Вскоре после этого, приложив огромные усилия, она высвободила одну ногу из коры, которой была связана; но, обнаружив, что слишком слаба, чтобы стоять, она доползла так далеко, как могла, под ветви деревьев, надеясь, что когда ее убийцы вернутся, они не смогут ее найти, и что она сможет умереть там в одиночестве.

Истощенная усилиями, которые она предприняла, чтобы сдвинуться с места, она впала в оцепенение сна, от которого ее разбудил шум, произведенный нами при спуске в пещеру. Тогда она, предположив, что это снова вернулись ее губители, лежала тихо и дышала как можно мягче, чтобы мы не услышали ее; но когда она услышала голос находившегося со мной господина, чьи интонации были ей знакомы, она застонала и пошевелила ногами, чтобы дать нам знать, где она находится. Это усилие и мысль о ее ужасном положении сломили ее нервные силы; и когда ее спаситель поднял ее с земли, она была без сознания и ничего не соображала.

Едва мы прибыли в дом, как стали расспрашивать о Харди; однако на кухне выяснилось, что его не видели с вечера наступления темноты, когда он ушел с кухни, чтобы лечь спать в конюшне с Дэвидом, как он сказал одной из черных женщин; и немедленно начались приготовления к погоне за ним.



Для этой цели все присутствовавшие господа вооружились пистолетами, охотничьими ружьями и рожками, какими пользуются охотники на лис. По окрестностям были разосланы гонцы, чтобы известить всех плантаторов в радиусе многих миль о совершенном преступлении и о бегстве одного из его соучастников, с просьбой незамедлительно прибыть и присоединиться к задуманной погоне. Тех, у кого были собаки, обученные преследовать воров, попросили взять их с собой; а за господином, жившим в двенадцати милях отсюда и владевшим ищейкой, послали гонца с просьбой прибыть со своей собакой со всей поспешностью.

Вследствие, полагаю, данной мной информации мне было позволено присутствовать при этих обсуждениях, и хотя моего совета не спрашивали, меня часто допрашивали касательно моих познаний об этом деле. Некоторые предлагали немедленно отправиться с собаками и лошадями в лес и прочесать болото и заросли, чтобы выгнать Харди из выбранного им убежища; но возобладало мнение надсмотрщика, который считал, что из-за досконального знания Харди всех болот и укрытий поблизости надежды обнаружить его таким образом будет мало. Надсмотрщик посоветовал им подождать приезда господина с ищейкой, прежде чем входить в лес, по той причине, что если ищейку удастся заставить взять след, она непременно отыщет свою добычу, прежде чем бросить его, если только люди, лошади и собаки не собьют ее с толку, пересекая ее путь; если же ищейка след не возьмет, они тогда смогут принять предложенный план погони с не меньшим успехом, чем сейчас. Этот совет был принят, лошадей велели отвести в конюшню, а господа вошли в дом, чтобы позавтракать и дождаться прибытия ищейки.

О мулате Дэвиде не было сказано ни слова, казалось, о нем забыли — никто не обмолвился и словом о том, чтобы привезти его из леса. Я знал, что он испытывает сильнейшие муки, и сколь ни велики были его преступления, его стоны и крики боли все еще, казалось, отдавались эхом в моих ушах; но я боялся обращаться с какими-либо просьбами в его пользу, опасаясь, как бы меня все еще не заподозрили в каком-либо участии в его злодеяниях, ибо я знал, что самые ужасные наказания часто обрушивались на рабов просто по подозрению.

По мере того как утро продвигалось, число мужчин и лошадей перед усадьбой моего хозяина увеличивалось; и до десяти часов, полагаю, тех и других было по меньшей мере по пятьдесят — лошади стояли привязанные, а мужчины беседовали группами снаружи или собирались вместе внутри дома.

Наконец приехал хозяин ищейки, привезя с собой свою собаку в двуколке, запряженной одной лошадью. С лошади сняли упряжь, заменив ее седлом и уздечкой, и вся компания отправилась в лес. Когда они уезжали, мой хозяин, который был одним из участников, велел мне следовать за ними; но мы проехали совсем немного, как господа остановились, и мой хозяин, поговорив с хозяином собаки, велел надсмотрщику вернуться в дом и принести какую-нибудь вещь из одежды Харди, которую тот носил в последнее время. Надсмотрщик вернулся, и мы все двинулись дальше к тому месту, где лежал Дэвид.

Мы нашли его там же, где оставили, сильно ослабевающим от потери крови и жалующимся на то, что холодный воздух заставляет его раны невыносимо саднеть. Когда я подошел к нему, он посмотрел на меня и сказал, что я предал его. Ни один из господ, казалось, ничуть не был тронут его страданиями, и когда кто-либо из них обращался к нему, то делал это с насмешкой и употребляя всяческие эпитеты презрения и поношения. Поскольку было очевидно, что он не сможет спастись, никто не предложил перевезти его в более безопасное место; напротив, несколько всадников, проезжая мимо, хлестали его ремнями своих кнутов, но я не думаю, что он чувствовал эти удары — боль, которую он испытывал от своих ран, была настолько сильна, что заглушала ощущение столь незначительных бед.

День уже стал теплым, хотя ночь выдалась холодной; солнце сияло с большой ясностью, и множество падальщиков-воронов, привлеченных запахом крови, уселось на деревьях неподалеку от того места, где мы теперь находились.

Когда надсмотрщик догнал нас, он принес старое одеяние, на котором Харди некоторое время спал, и передал его хозяину собаки; тот, заставив сначала ищейку обнюхать одеяло, развязал веревку, на которой ее вели, и пустил в лес. Собака отошла от нас на пятьдесят или шестьдесят ярдов по прямой линии, затем сделала круг вокруг нас, снова начала свое круговое движение и проделала его почти наполовину. Затем она опустила нос к земле, обнюхала испачканную поверхность и медленно двинулась сквозь лес, почти касаясь земли носом. Хозяин собаки и человек двенадцать или пятнадцать других последовали за ней, в то время как остальные участники партии рассредоточились вдоль края болота, а надсмотрщик приказал мне оставаться и сторожить лошадей тех, кто спешился, сам же отправился пешком в погоню.

Когда господа все скрылись из виду, я подошел к Дэвиду, который все это время лежал в поле моего зрения, с намерением спросить его, не могу ли я оказать ему какую-нибудь помощь. Он умолял меня принести ему воды, так как он умирал от жажды не меньше, чем от боли своих ран. Один из всадников оставил большой жестяной рожок, висевший на его седле; я взял его, плотно заткнув узкий конец листьями, наполнил водой из болота и дал раненому, который выпил ее, а затем, повернув ко мне голову, произнес: — «Мы с Харди спланировали навлечь эту беду на тебя и повесить тебя за это — но ты ускользнул». Затем он спросил меня, собираются ли они оставить его умирать в лесу или отвезти домой и повесить. Я ответил, что слышал, как они говорили о том, чтобы отвезти его домой на повозке, но что с ним собираются делать, я не знаю. Меня охватил ужас перед преступлениями, совершенными этим человеком; вид его страданий причинял мне боль, и, будучи не в силах ни облегчить одно, ни простить другое, я отошел туда, где не мог ни видеть, ни слышать его, и сел ждать возвращения тех, кто отправился на поиски Харди.

В обстоятельствах, меня окружавших, нельзя было предполагать, что мои чувства были приятными или что время двигалось очень быстро; но сколь ни тяжелым было мое положение, я был вынужден терпеть его долгие часы. С тех пор как господа оставили меня, я их не видел и не слышал до позднего полудня, пока пятеро или шестеро из них не вернулись, потеряв своих спутников в лесу.

Ближе к закату я услышал громкий шум трубления в рожки и крики людей где-то вдали в лесу; а вскоре после этого мой хозяин, хозяин ищейки и многие другие вернулись, приведя с собой Харди, за которым ищейка гналась две или тринадцать миль по болотам и зарослям; наконец настигла его и уже готова была растерзать, если бы ее не заставили отпустить добычу. Когда вся партия вернулась, в лесу, где мы тогда находились, был устроен своего рода суд с целью определить, какое наказание следует обрушить на Харди и Дэвида. Все в один голос сошлись на том, что с такими чудовищными злодеями нужно расправиться самым устрашающим образом, и что передача этих парней гражданским властям, чтобы их повесили как обычных убийц, лишь помешает торжеству справедливости. Следующим шагом было утверждение вида наказания, которому их подвергнут, и способа приведения приговора в исполнение.

Харди все это время сидел на земле, покрытый кровью и продолжая обильно кровоточить, вслушиваясь в речи своих неумолимых судьев. Собака самым ужасным образом изуродовала обе его руки и кисти, вырвала кусок мяса целиком с одного бока его груди и глубоко впилась клыками в бок его шеи. Ни одно другое человеческое существо из всех, что мне доводилось видеть, не представляло собой более плачевного зрелища совмещения преступления и жестокости.

Уже вечерело, и участь этих несчастных людей должна была решиться до того, как компания разъедется по своим домам. Один предлагал сжечь их, другой — содрать с них кожу заживо, третий — заморить голодом, и называлось множество других способов медленного и мучительного лишения жизни; но тот, который был принят в итоге, оказался ужаснее всех остальных. Несчастных единогласно приговорили раздеть догола и надежно привязать спиной к голой земле на глазах друг у друга; тесно закрыть им рты повязками, чтобы они не издавали звуков, отпугивающих птиц, и в таком виде оставить их на съедение заживо грифам и стервятникам, которые роятся во всех частях Южной Каролины.

Приговор был немедленно приведен в исполнение, насколько это зависело от нас. Харди и его спутника раздеви, платьем не обделили, простите, — растянули на земле на спине; рты завязали носовыми платками — конечности раскинули в стороны — и их вместе с шеями перекрыли многочисленными жердями, которые прижали вплотную к земле вбитыми в почву рогатыми колышками так, чтобы исключить любую возможность пошевелить какой-либо частью тела; и в таком виде этих нечестивых людей оставили на растерзание хищным птицам. Стервятники и грифы всегда нападают на мертвеца, выклевывая и поедая в первую очередь глаза. Затем они разрывают брюхо и питаются внутренностями.



Мы возвратились на плантацию моего хозяина, и я больше не видел этого места до следующего воскресенья, когда несколько моих товарищей-рабов отправились со мной посмотреть на останки умерших, но мы нашли лишь их кости. Большие стаи грифов и стервятников слетелись на деревья, придавая лесу мрачный вид, и я поспешил покинуть место, полное столь тягостных воспоминаний.

Леди, ставшая невинной жертвой жестокости людей, чьи кости я видел белеющими на солнце, скончалась в субботу вечером, а ее тело предали земле в понедельник на кладбище на плантации моего хозяина. Мне еще не доводилось видеть крупную хлопковую плантацию в Каролине без собственного кладбища. Это кладбище служит местом погребения не только семьи — владельцев поместья, но также и многих других людей, живших по соседству. Под погост отводится пол-акра или акр земли, на одной стороне которого из поколения в поколение хоронят владельцев имения, в то время как остальные части территории открыты для чужаков, бедняков из их окрестностей и, в общем, для всех, кто предпочитает хоронить своих мертвецов в его границах. Этот обычай распространен на севере вплоть до Мэриленда; и мне кажется, он гораздо больше соответствует чувству уединения и нежных воспоминаний, которые мы всегда связываем с памятью об ушедших друзьях, чем практика беспорядочных захоронений на церковном погосте, где всякая идея уединенности изгнана тем, что последнее пристанище мертвецов распахнуто для грубых вторжений чужаков, где святость могилы трактуется как нечто общественное и где сама могила спустя несколько лет раскапывается или засыпается вновь, чтобы образовать временное место упокоения для какого-нибудь нового постояльца.

Семья покойной леди, хоть и не отличалась большим богатством, принадлежала к числу самых древних и уважаемых в этой части страны; и в воскресенье, пока тело покойной лежало в доме моего хозяина, наблюдался непрерывный приток и отток посетителей в экипажах, верхом и пешком. Дом был открыт для всех, кто пожелал прийти; а слуги разносили гостям лучшие вина, пирожные, сладости и фрукты; однако я заметил, что на обед не остался никто, кроме родственников усопшей, членов семьи моего хозяина и того молодого господина, который был со мной на острове. Посетители задерживались ненадолго и были почти все в трауре. Это был первый раз, когда я видел собравшуюся вместе большую группу светских людей Каролины, и их внешний вид произвел на меня впечатление, благоприятное для их характера. Я нигде не видел равного им по численности скопления людей, чье поведение было бы более благопристойным и чинным, а чувства — более согласными с торжественностью события, которое их объединило.

Надсмотрщик приказал мне оставаться в главном доме до полудня — как я узнал позже, для того, чтобы меня могли увидеть приходившие проститься с покойной; и многие дамы и господа спрашивали обо мне, а когда меня им показывали, хвалили мое поведение и преданность в разоблачении авторов убийства, выражали мне сочувствие в том, что я пострадал невинно, а некоторые давали мне деньги. Одна пожилая леди, прибывшая в красивом экипаже, запряженном двумя вороными лошадьми, дала мне доллар.

В понедельник состоялись похороны, и несколько сотен человек последовали за гробом на кладбище, над которым священник произнес короткую проповедь. Молодой господин, находившийся со мной, когда мы обнаружили усопшую на острове, шел с ее матерью к кладбищу, а следом за ними шел маленький брат с младшей сестрой.

После погребения вином и закусками угостили всех собравшихся, и по меньшей мере сто человек остались обедать с семьей моего хозяина. В четыре часа пополудни к дверям парадного двора дома подали экипажи и лошадей, и гости разъехались. К закату плантация была так тиха, будто ее покой никогда не был нарушен.





ГЛАВА X.

Я уже отмечал ранее, что негры с хлопковых плантаций чрезвычайно суеверны; и они действительно склонны больше, чем любые другие известные мне люди, верить в призраков и существование бесконечного числа сверхъестественных сил. Ни одна самая нелепая история чудесного характера не покажется им слишком невероятной, чтобы заслужить веру; и рассказ не слушают с меньшей жадностью и не воспринимают с большей осмотрительностью лишь потому, что он невозможен по своим обстоятельствам. Спустя несколько недель после гибели двух злодеев, чьи ужасные преступления были вознаграждены столь же ужасными казнями, в лесу, ставшем ареной этих кровавых деяний, по слухам и всеобщему убеждению, по ночам стали появляться существа неземного происхождения, чьи стоны и предсмертные хрипы разносились в самых темных уголках леса среди хлопанья крыльев стервятников, порхания падальщиков-воронов и зловещего карканья воронов. Посреди этого ночного галдежа отчетливо плыл по вечернему бризу шум, издаваемый терзанием плоти, сдираемой с костей, и прерывистое дыхание измученного страдальца, трепещущего под клювами его мучителей, которые пожирали его внутренности.

Убитую леди также видели гуляющей при лунном свете неподалеку от места, где ее стащили с лошади, закутанной в забрызганный кровью плащ, с обвисшими окровавленными и растрепанными прядями волос.

Говорили, что маленький островок на болоте являет зрелища, слишком ужасные для человеческих глаз, а оттуда доносились звуки, которые не в силах было вынести ни одно человеческое ухо. Ужасные и зловещие пожары вспыхивали в полночь среди вечнозеленых растений, покрывавших это уединенное место, источая запахи, слишком удушливые и тошнотворные, чтобы их можно было вынести; в то время как демонические вопли, крики отчаяния и стоны агонии сливались в общее эхо в уединении леса.

Пока я оставался в этих краях, ни один цветной человек не осмеливался ехать по этой дороге в одиночку после наступления темноты; и многие белые объезжали округу за десять миль, лишь бы не пересекать хребтовую дорогу после наступления темноты. Поколения должны смениться, прежде чем забудется предание об этом месте; и еще немало лет начнется и завершится, прежде чем последнее лицо побледнеет или последнее сердце дрогнет, когда запоздалый путники едет вдоль окраин Болота Убийцы.

Этой осенью нам дважды выдавали пайки мяса — один раз, когда мы закончили уборку кормов, и снова вскоре после убийства молодой леди. В первый раз нам дали говядину, такую же, какую я пригонял из леса, когда ходил к пруду аллигаторов; но теперь нам выдали двух свиней, одна из которых весила сто тридцать, а другая сто пятьдесят шесть фунтов. Это была очень хорошая свинина, и на мою долю пришелся фунт с четвертью. Это была первая свинина, которую я отведал в Каролине, и она стала настоящим пиршеством. Наша семья получила целых семь фунтов хорошего жирного мяса; а поскольку у нас теперь было вдоволь сладкого картофеля — как в наших огородах, так и в нашем еженедельном пайке, — в следующее за похоронами воскресенье у нас был такой прекрасный обед из тушеной свинины с картофелем, какого нельзя было сыскать во всей Каролине. Мы не съели все мясо в воскресенье, но оставили часть до вторника, когда разогрели его в котелке, добавив петрушки и другой зелени, и отведали еще одну весьма сытную трапезу.

К этому времени я уже в некоторой степени освоился в стране и начал разрабатывать и претворять в жизнь планы по добыче припасов тех видов, которые не выделялись мне хозяином. Я постиг различные способы ловли енотов и других диких животных, в изобилии водившихся в больших болотах этой местности; и помимо шкурок, которые представляли определенную ценность из-за своего меха, я обычно добывал столько енотов, опоссумов и кроликов, что это обеспечивало нам два-три обеда в неделю. Женщина, с которой я жил, знала толк в приготовлении опоссума, и я старался каждую неделю обеспечивать им наш воскресный обед, доколе эти животные оставались жирными и в хорошей кондиции.

Не все люди на плантации жили так же хорошо, как наша семья, ибо многие мужчины не умели расставлять силки на дичь, а другие были слишком ленивы, чтобы удаляться от дома на достаточное расстояние для поиска подходящих мест под ловушки. Моим главным промысловым участком было место в трех милях от дома, и я отправлялся туда трижды в неделю, непременно после наступления темноты, чтобы принести добычу и держать ловушки в порядке. Многие семьи в хижинах не ловили никакой дичи и не имели мяса, за исключением того, что мы получали от надсмотрщика — в среднем около шести-семи раз в год.

Лидия, женщина, о которой я упоминал ранее, была одной из тех, чьи мужья добывали мало или вообще ничего для пропитания семей, и я часто давал ей четверть енота или маленького опоссума, за что она казалась очень благодарной. Здоровье ее было неважным — у нее был сильный кашель, и она часто жаловалась мне, что по ночам у нее жар и она не может уснуть. Мне казалось очевидным, что конституция этой женщины подорвана лишениями и страданиями и что при нынешнем образе жизни ей долго не протянуть. Ее муж, уроженец какой-то глухой внутренней области Африки, рассказывал, что в своей стране он был жрецом и его никогда не учили какому-либо труду, поскольку он жил за счет общественных подаяний; и теперь он сохранял, насколько это было возможно, ту же ленивую важность, которой наслаждался дома. Надсмотрщик заставлял его трудиться наравне с другими работниками в поле, но едва он возвращался в свою хижину, как усаживался на место и отказывался оказывать жене малейшую помощь в чем бы то ни было. В результате она была вынуждена выполнять ту нехитрую работу, которую требовалось делать в хижине, а также нести всю тяжесть прополки и возделывания семейного участка или огорода. Муж был угрюмым, мрачным человеком и поговаривал, что прежде у него в родной стране было десять жен, которые все должны были работать на него и прислуживать ему; здесь же он считал себя обделенным, имея лишь одну женщину, которая хоть что-то делала для него. Этот человек был весьма раздражителен и по малейшему пустяку часто избивал или иным образом жестоко обращался с женой, а надсмотрщик отказывался защищать ее на том основании, что он никогда не вмешивается в семейные дрязги чернокожих. Я очень жалел эту женщину, но поскольку был не в силах оградить ее от присутствия и власти мужа, то счел за благоразумие не говорить и не делать ничего, что могло бы еще больше разъярить его против нее. По мере приближения зимы и установления осенних дождей она часто подвергалась ненастью в поле и бывала мокрой по несколько часов подряд; это, в сочетании с нехваткой теплой и удобной шерстяной одежды, привело к тому, что она простудилась и охрипла, отчего ее кашель стал еще сильнее. За несколько дней до Рождества ее ребенок умер после всего трехдневной болезни. Я помогал ей и ее мужьям — погодите, ее мужу — хоронить младенца, маленького мальчика; его отец положил в могилу вместе с ним небольшой лук и несколько стрел; мешочек поджаренной муки; миниатюрное каноэ длиной около фута и такое же весло (с помощью которого, как он говорил, тот переплывет океан в свою страну); небольшую палку с укрепленным и заостренным на одном конце железным гвоздем; а также лоскут белого муслина со странными и диковинными фигурами, нарисованными на нем синей и красной краской, по которым, по его словам, его родные и соотечественники узнают в младенце его сына и примут его соответственно по прибытии среди них.

Как ни жесток этот человек был к своей жене, я не мог не уважать чувства, побудившие его проявить привязанность к ребенку, пусть это и была привязанность варвара. Он отрезал прядь волос со своей головы, бросил ее на умершего младенца и своими руками засыпал могилу. Затем он сказал нам, что бог его страны смотрит на него и доволен тем, что он сделал. На этом похоронная служба завершилась.

Когда мы возвращались домой, Лидия сказала мне, что рада смерти своего ребенка, избавившегося от мира, где рабство и нищета были бы его единственным уделом. «Теперь, — говорила она, — я готова следовать за моим ребенком, и чем раньше я уйду, тем лучше для меня». Она ходила с нами в поле до самого января, когда в один штормовой и дождливый вечер на обратном пути с работы она сказала мне, что больше никогда не будет собирать хлопок — ее силы иссякли и она больше не может трудиться. Когда мы собрались по зову рожка на следующее утро, Лидия не явилась. Надсмотрщик, который, казалось, всегда недолюбливал эту женщину, обнаружив ее отсутствие, злобно выругался и заявил, что она, должно быть, притворяется больной, но если это так, он быстро вылечит ее. Затем он зашел в свой дом, взял немного купороса из небольшого мешочка и развел его в воде. Я последовал за ним в хижину Лидии, где он заставил ее выпить этот раствор купороса. У нее началась жестокая рвота, и она страшно заболела. По сей день я считаю этот поступок надсмотрщика самым бесчеловечным из всех, что мне довелось видеть по отношению к беззащитным рабам.

Лидию в тот же день перевели в лазарет в состоянии крайнего изнеможения и истощения. Когда она снова вышла оттуда, она была уже мертвецом. Ее болезнью было туберкулез легких, оборвавший ее жизнь в начале марта. Я помогал нести ее к могиле, которую сам засыпал и покрыл зеленым дерном. Она спит рядом со своим младенцем в углу негритянского кладбища этой плантации. Смерть стала для нее желанным вестником, пришедшим избавить ее от непосильного труда и невыносимых страданий.

Приближалось Рождество, и все мы рассчитывали на два или три праздничных дня, но нас жгло разочарование, так как нам выделили всего один день.

Я отправился в поле и весь день собирал хлопок, за что мне заплатил надсмотрщик, а ночью меня ждал хороший обед из тушеной свинины со сладким картофелем. Такими были начало и конец моего первого Рождества на хлопковой плантации. На следующее утро мы отправились на работу как обычно и продолжали наш труд всю неделю, словно Рождество было вычеркнуто из календаря. Я уже накопил и отложил чуть больше десяти долларов денег, хотя часть из них мне дали на похоронах. Теперь я остро нуждался в одежде, так как с момента прибытия сюда мне ничего не давали. С наступлением холодов я распорол свое старое одеяние и при помощи Лидии, которая была отличной швеей, перешил его в пару брюк и длинную куртку-размахайку; однако это лишило меня постели, которую кое-как заменяли циновки, сплетенные мной из камыша. Циновки были очень удобны для сна, но они шли ни в какое сравнение с одеяльцами в качестве укрытия.



Среди нас уже некоторое время ходили слухи, что к Новому году будет раздача одежды работникам; но сколько именно и какого рода одежду нам выдадут, никто не брался утверждать, за исключением того, что нам дадут обувь в соответствии с давно заведенным правилом этой плантации. Неделя от Рождества до Нового года показалась мне долгой, и я не сомневаюсь, что она показалась еще длиннее кому-то из моих товарищей-рабов, большинство из которых ходили совершенно босиком. Я смастерил себе мокасины из шкурок пойманных в ловушки белок и таким образом защитил ноги от мороза, который по утрам порой бывал очень сильным и резким.

Первого января, когда мы собрались по утреннему сигналу рожка, надсмотрщик объявил, что мы все должны идти к главному дому, где получим зимнюю одежду; и поистине ни одно распоряжение не выполнялось с большим рвением. Когда мы прибыли к усадьбе, наш хозяин уже встал, и нас всех созвали на большой внутренний двор перед жилищем. Теперь надсмотрщик объявил, что обувь выдадут лишь тем, кто способен выйти в поле собирать хлопок. Это лишило обуви детей и нескольких стариков, чье зрение было недостаточно острым для сбора хлопка. Каждому старше семи лет выдали новое одеяние; детям до семи лет одеял не давали, оставляя заботу о них на их родителей. Дети этого возраста и младше днем ходят совершенно голыми, а ночью спят со своими матерями или заворачиваются вместе в те постельные принадлежности, которые могут оказаться у матери.

Можно предположить, что в нашем обществе, хотя мы все были рабами и номинально находились в условиях полнейшего равенства, между тем существовала огромная разница в образе жизни отдельных семей. Пожалуй, я сомневаюсь, существует ли столь же сильное разнообразие в укладе жизни разных семей в какой-нибудь белой деревне в Нью-Йорке или Пенсильвании с населением в триста человек, какое наблюдалось в различных хозяйствах нашего поселка. Это можно проиллюстрировать следующим обстоятельством: до того как я поселился в семье, с которой жил в то время, они редко пробовали мясную пищу или даже рыбу, за исключением так называемых дней мяса; то есть когда надсмотрщик выдавал людям мясо по приказу нашего хозяина. Глава семейства был тихим, достойным человеком, но ленивым и апатичным по привычке. Возвращаясь с поля в темноте, он редко помышлял о том, чтобы снова покинуть хижину до утра. Он мог и действительно делал корзины и циновки, зарабатывая этим немного денег; также он честно отрабатывал свой обязательный день по воскресеньям; но всех его доходов не хватало на то, чтобы раздобыть хоть какое-то мясо для своей семьи. Все, что могли делать его жена и дети, — это обеспечивать его работой по изготовлению корзин и циновок; но даже тогда они жили лучше некоторых своих соседей. Оказавшись среди них и немного изучив окрестности, я стал делать столько же корзин и циновок, сколько и он, и находил время дважды в неделю проверять все свои силки.

По мере того как зима отступала и приближалась весна, результаты моей охоты начали уменьшаться. Дичь стала редкой, и как еноты, так и опоссумы исхудали и никуда не годились. Мне требовалось найти какой-то новый способ улучшить паек, выделяемый надсмотрщиком. Всю свою жизнь в Мэриленде я привык рыбачить, и теперь решил обратиться к воде ради пропитания, поскольку суша перестала обеспечивать мне сносное существование. С этими мыслями я отправился в одно воскресное утро, в начале февраля, к реке в трех милях от дома. По внешнему виду потока я был уверен, что в нем водится много рыбы, и немедленно принялся за сооружение заколы. Вооружившись захваченным с собой топором, до наступления темноты я закончил каркас заколы из сосновых палок, связанных белыми дубовыми полосками. У меня не было каноэ, но я смастил плот из сухих бревен, на котором выплыл на подходящее место на реке и установил заколу. Впоследствии я сделал небольшую сеть из бечевки, купленной в лавке; и в следующий четверг ночью выловил из своей заколы столько рыбы, что заполнил полубушлевую мерку. Это было настоящее сокровище — самое счастливое происшествие с тех пор, как я попал в эти края.

Мне представилась возможность проявить великодушие, но, подобно всем людям, даже в щедрости я думал о себе. Я отдал большую рыбу надсмотрщику, а три других отнес к большому дому. Это была первая свежая рыба в семье в этом сезоне; хозяин и молодые хозяйки сильно хвалили меня за мое умение и успех в рыбалке, однако это было единственной выгодой, которую я извлек из этой попытки снискать расположение знати: мне даже не перепало ни рюмки. Моя роль в поимке убийц молодой госпожи была забыта, или, по крайней мере, теперь о ней не вспоминали. Я ушел от дома не только разочарованным, но и задетым, подумав про себя, что если у моего хозяина и молодых хозяек нет для меня ничего, кроме слов за мою рыбу, то большой торговли у нас не получится.

В следующее воскресное утро из дома пришел чернокожий мальчик и сказал, что хозяин хочет меня видеть. Ослушаться этого приказа было нельзя. Вернувшись к усадьбе, я зашел с тыла к кухне и передал через одного из домашних рабов, что пришел. Слуга вернулся и сказал, что я должен остаться на кухне, позавтракать, а после этого пройти в дом. После того как семья закончила утреннюю трапезу, мне принесли очень хороший завтрак с барского стола; окончив еду, я вошел в гостиную. Хозяин встретил меня с большим дружелюбием и сказал, что позвал меня, чтобы узнать, привык ли я рыбачить в тех местах, откуда приехал. Я сообщил ему, что несколько лет подряд каждую весну работал на рыбном промысле на Патьюкзенте и что, как мне кажется, я разбираюсь в ловле неводом не хуже большинства людей. Тогда он спросил, умею ли я вязать невод, на что я ответил утвердительно. Задав еще несколько вопросов, он сказал, что поскольку сбор хлопка в этом сезоне почти закончен и поля скоро придется вспахивать под новый урожай, он подумывает сделать невод и поставить меня во главе рыболовецкой артели, чтобы попытаться наловить рыбы для своих людей. Никакая новость не могла быть более неожиданной, и она обрадовала меня почти так же сильно, как удивила. Я начал надеяться, что появится хоть какая-то передышка от работы на хлопковом поле и что мне не суждено влачить унылое и монотонное существование в пределах ограды плантации.



В Мэриленде сезон рыбной ловли действительно всегда был временем тяжелого труда, но в то же время — периодом радости и веселья. Все время рыбалки у нас было вдоволь хлеба и хотя бы столько бекона, чтобы жарить на нем рыбу. Нам также ежедневно выдавали порцию виски или бренди, и мы всегда считали себя счастливчиками, когда покидали ферму ради рыбного промысла.

Несколько дней спустя хозяин снова прислал за мной и велел сказать, что он купил шпагат и веревки для невода, и что я должен приняться за работу и связать его как можно быстрее; а поскольку он не желает, чтобы шпагат уносили в хижины рабов, я должен оставаться со слугами на кухне и жить с ними, пока занят изготовлением невода. Мне помогал делать невод чернокожий мальчик, которого я научил работать со мной; и к концу двух недель мы завершили нашу работу.

Работая над этим неводом, я жил несколько лучше, чем прежде, когда обитал в хижинах рабов. Нам — двенадцати человекам, включая людей, работавших в саду, — доставались остатки с барского стола. Таким образом каждый день нам перепадало немного холодного мяса, а когда семью навещало много гостей, нам иногда доставалось изрядное количество холодных и обглоданных мясных остатков.

Мое новое занятие предоставило мне лучшую возможность, чем прежде, делать правильные наблюдения за домашним хозяйством моего хозяина и изучать привычки и образ жизни окружавших его людей. На крупной хлопковой плантации, подобной плантации моего хозяина, полевые работники, живущие в хижинах, из-за своего рабского положения и характера труда настолько удалены от домашнего круга семьи хозяина, что знают о происходящем за стенами большого дома едва ли больше, чем если бы жили за десять миль от него. Множество рабов родилось, дожило до старости и умерло на плантации, ни разу не побывав внутри стен дома своего хозяина.

Мой хозяин был вдовцом, и в его доме хозяйничала его сестра, незамужняя дама лет пятидесяти пяти или шестидесяти на вид. У него было шестеро детей, три сына и три дочери, все неженатые и незамужние; однако в момент моего появления в имении дома находился лишь один из сыновей; двое других пребывали в северных городах — один изучал медицину, а другой учился в колледже. Ко времени вязки невода эти молодые господа приехали навестить родных, и теперь все братья и сестры были в сборе. Молодые барышни уже выросли и были на выданье; было известно, что их отец — человек огромного богатства, а девушки считались в Каролине очень хорошенькими; одна из них, средняя из трех, почиталась великой красавицей.



Читатель может счесть смазливое личико и изящную фигуру моей молодой хозяйки совершенно неуместными в рассказе о моей собственной жизни; однако они оказали важнейшее влияние на мою судьбу и изменили весь уклад моего существования. Будь она менее красива или обладай менее романтичным и авантюрным нравом, я бы до сих пор оставался рабом в Южной Каролине — если бы еще был жив, — а миру не пришлось бы утруждать себя чтением этих страниц.

Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с нравами Юга, сразу поймет, что в доме моего хозяина имелись притягательные стороны, непременно привлекавшие туда многочисленных гостей, и что глава столь многочисленного семейства не мог не иметь друзей.

Не прошло и недели моей работы над неводом, как я обнаружил, слушая разговоры хозяина и других членов семьи, что они немало гордились древностью своего рода и многолетней традицией щедрого гостеприимства по отношению к незнакомцам и всем почтенным людям, желавшим посетить их усадьбу. Все обстоятельства словно сговаривались сделать этот дом одним из главных центров моды, красоты, остроумия и галантности Южной Каролины. Едва ли проходил вечер, чтобы он не приводил карету, дам, джентльменов и их слуг; и каждый день к обеду с семьей приезжали щеголеватые молодые плантаторы верхом на лошадях, но воскресенье было днем недели, когда дом принимал наибольший приток гостей. Мой хозяин и его семья были прихожанами Епископальной церкви и каждое воскресенье при хорошей погоде посещали службу в церкви в восьми милях от дома. У каждого из моих молодых хозяев и хозяек была верховая лошадь, и в хорошую погоду они часто ездили в церковь верхом, оставляя моих старого хозяина и хозяйку занимать семейную карету в одиночестве. Мне доводилось видеть, как пятнадцать или двадцать молодых людей приезжали к моему хозяину на воскресный обед прямо из церкви; и очень часто среди них находился пастор, молодой человек красивой внешности. Я замечал все это и раньше, но теперь я перебрался жить к большому дому и познакомился с этим ближе. За время моей работы над неводом прошло три воскресенья, и в каждое из них более двадцати человек, помимо семьи, обедали у моего хозяина. В течение этих трех недель мои молодые хозяева большую часть времени отсутствовали, но я замечал, что по воскресеньям они обычно возвращались домой к обеду. Мои молодые хозяйки надолго из дома не отлучались, и я полагаю, что они никогда не покидали плантацию без сопровождения отца или кого-нибудь из братьев. Обеды в доме моего хозяина устраивались часто, и по случаю таких празднеств неизменно призывали чернокожего мужчину с соседней плантации, игравшего на скрипке. Я заметил, что всякий раз, когда этого человека звали, он являлся, порой даже до наступления темноты, что казалось мне несколько странным, поскольку я знал, с какими трудностями сталкиваются цветные люди, пытаясь покинуть усадьбу, к которой были приписаны.





ГЛАВА XI.

В начале марта, когда мой невод был уже готов, хозяин велел мне взять с собой трех других чернокожих мужчин и отправиться на реку расчищать место для рыбной ловли. Эта задача была неприятным делом, ведь она заключалась ни в чем ином, как в вытаскивании из реки всех старых деревьев и коряг, утонувших на дне в пределах нашего предполагаемого участка рыбной ловли.

Старший сын моего хозяина побывал вниз по реке и купил две лодки для использования на рыбном промысле, но когда я увидел их, то заявил, что они совершенно для этого не годятся. Это были старые плоскодонки, столь прогнившие, что они не выдержали бы веса невода и людей, необходимых для его заброски. Я посоветовал построить два хороших каноэ из крупных желтых сосен, росших в лесу. Мой совет приняли, и вместе с пятью другими работниками я принялся за каноэ, которые мы закончили меньше чем за неделю.

До сих пор дела шли неплохо, и я тешил себя надеждой, что стану главным на этом новом промысле и получу в подчинение остальных работников. Я также рассчитывал извлечь некоторую пользу для себя, сбывая часть мелкой рыбы, которую удавалось бы вылавливать на промысле. Да я рассчитывал без хозяина.

Мой хозяин приобрел это место незадолго до того, как купил меня. До того времени у него не было никаких участков на реке, пригодных для организации рыбного промысла. Его земли примыкали к реке на протяжении более чем мили вдоль ее берега, однако на всем протяжении его границ русло реки отделялось от твердой земли непроходимым болотом. Самые высокие участки этого болота или топи он осушил и развел там рисовые поля, но при этом был отрезан от реки так надежно, словно ее отделял от него целый океан.

В день, когда мы спустили каноэ на воду и занимались удалением топляков и старых деревьев, застрявших в иле у берега, к нам подошел неприятного вида незнакомец и заявил, что наш хозяин прислал его заведовать рыбным промыслом и руководить всеми работами, которые там предстоит выполнить. Этот человек по договору с моим хозяином должен был получать часть всей пойманной рыбы вместо жалованья и наделялся над нами той же властью, какую надсмотрщик осуществлял на хлопковом поле.



Я вскоре понял, что у меня есть поводы сожалеть о переезде с плантации. Выяснилось, что вытащить старые бревна и прочий мусор со дна реки совершенно невозможно без того, чтобы не заходить в воду и не выдирать их с мест длинными баграми. Выполняя эту работу, мы были вынуждены брести по плечи в воде, а порой и погружать под воду саму голову, поднимая затонувшую древесину. Тем не менее менее чем за неделю мы расчистили участок и теперь начали закидывать невод. Сначала мы ловили только обычную речную рыбу, но спустя два-три дня стали попадаться севрюги. Из обычной рыбы — такой как щука, окунь, чучак и другие — нам разрешалось оставлять столько, сколько мы могли съесть; но беда заключалась в том, у нас не было ни свинины, ни жира какого-либо рода, чтобы ее жарить; и несколько дней мы довольствовались тем, что варили ее на углях и ели с кукурузным хлебом и сладким картофелем. Мы могли бы жить прекрасно, если бы нам позволяли варить севрюгу на углях и есть ее, ибо жирная севрюга сама себя поливает жиром при запекании и очень хороша без добавления каких-либо маслянистых веществ.

Всю пойманную севрюгу тщательно забирал чернокожий мужчина, который трижды в день приезжал на рыбный промысел на телеге.

У мастера рыбного промысла была семья, жившая несколькими милями выше по реке. Летом он рыбачил на крючки и мелкие сети, когда не был занят добыванием скипидара в сосновых лесах. Зимой он уходил обратно в сосновый бор и гнал деготь из погибших сосен, но с приходом весны возвращался к реке, чтобы воспользоваться сезоном ловли севрюги. Он считался одним из самых искусных рыбаков на реке Конграс, и мой хозяин нанял его руководить новым промыслом в расчете, полагаю, на то, что раз ему причиталась десятая доля всей выловленной рыбы, он постарается извлечь из своего положения максимум выгоды. Хозяин не рассчитал с точностью силу привычки и те трудности, с которыми люди сталкиваются при ведении простейших дел, не имея о них практических навыков.

Мастер рыбного промысла несколько дней честно трудился в интересах своего нанимателя, заставляя нас перетаскивать невод день и ночь и едва позволяя нам выделять время на необходимый сон. Мы были обязаны работать полные шестнадцать часов ежедневно, включая воскресенье, поскольку в сезон рыбной ловли рыбаки нигде и никогда не почитают воскресенье. У нас было наше обычное количество хлеба и картофеля вдоволь с обычной рыбой, но севрюга нам в долю не доставалась, и жарить рыбу нам было не на чем. Пеленая речная рыба сама по себе не слишком хороша без соли или масла, и после того, как мы ели ее каждый день в течение недели, она нам наскучила.

К этому времени наш мастер рыбного промысла начал давать слабину в дисциплине; не то чтобы он стал добрее к нам или требовал меньше работы, но чтобы заставлять нас трудиться всю ночь, ему приходилось бодрствовать всю ночь напролет и следить за нами. Подобная степень тяжелого труда и лишений была ему не по силам долго терпеть; и однажды вечером, вскоре после наступления темноты, он позвал меня и объявил, что собирается назначить меня надсмотрщиком на рыбном промысле на эту ночь; он не сомневался, что я заставлю работников трудиться и справлюсь с делом без него не хуже, чем с ним. После этого он удалился в свою хижину и лег спать, в то время как я пошел закидывать невод и сделал очень хороший улов. За этот заброс мы взяли более двухсот севрюг и продолжали усердно трудиться всю ночь, отвлекаясь лишь на то, чтобы съесть нашу обычную полночную трапезу.

Каждому рыбаку известно, что ночь — лучшее время для ловли севрюги; и тот малый отдых, что нам дозволялся с начала рыбалки, всегда приходился на отрезок с восьми часов утра до четырех часов дня, если только в этот промежуток в реке не замечали косяка рыбы — тогда нам приходилось вставать и раскидывать невод независимо от часа дня. Мастер рыбного промысла держал работников в большой строгости с момента своего появления среди нас и вовсю пользовался длинным гикориевым прутом, который временами носил с собой, хотя порой он смягчал свою суровость и беседовал с нами весьма непринужденно, особенно со мной, заметив, что я обладаю некоторым пониманием дела, которым мы занимались. Правда заключалась в том, что этот человек совершенно не смыслил в ловле неводом, и с самого начала мне приходилось руководить действиями по забросу и вытягиванию сетей, хотя сам мастер всегда очень громко и бурно отдавал приказы и указывал, в какой части реки нам опускать невод.

Никогда не привыкнув к регулярному труду или к соблюдению какого-либо постоянного распорядка личных усилий, мастер был неспособен на долгие непрерывные нагрузки; и я убежден, что его невозможно было бы уговорить трудиться по двенадцать часов в день в течение года, даже пообещай ему в награду десять тысяч долларов. Несмотря на это, он был способен собраться с силами и перенести любую степень усталости или лишений ради короткого промежутка времени, пусть даже нескольких дней. Он не был приучен к привычкам к труду и не выносил ограничений монотонной работы.

Мы тяжело трудились всю первую ночь моего руководства, и когда на следующее утро взошло солнце, мастер еще не встал с постели. Поскольку наступило обычное время дележа рыбы, я окликнул его, чтобы он подошел и проследил за честным выполнением этого дела; однако, поскольку он не спустился к берегу немедленно, я принялся делить улов сам, настолько справедливо, насколько мог, выделив при этом хозяину полную долю крупной рыбы. Когда он спустился к нам и окинул взглядом обе кучи рыбы — свою и моего хозяина, — он остался настолько доволен сделанным мною, что заявил: знал бы он, что я так хорошо справлюсь за него, и сам бы не вставал. Я был рад услышать это, так как это подавало надежду уговорить его проводить в хижине большую часть времени, в чем, в чем я был твердо уверен, он и сам испытывал склонность.

С наступлением ночи мастер снова сказал мне, что ляжет спать, поскольку нездоров, и попросил поступить так же, как и накануне. В эту ночь мы приготовили столько севрюги, сколько могли съесть все вместе, но позаботились о том, чтобы унести далеко в реку чешую и внутренности украденной рыбы. Утром я разделил рыбу, прежде чем звать мастера, а затем пошел и попросил его оценить мою работу. Он снова остался доволен и теперь предложил всем нам следующее: если мы не станем разглашать случившемуся хозяину, он оставит нам управление рыбным промыслом по ночам на наше усмотрение. На это предложение мы все охотно согласились, и я получил полномочия заставлять остальных работников трудиться, пока мастер не пойдет завтракать. Теперь я добился цели, которая была мне очень дорога с самого начала рыбной ловли в этом месте.

С этого момента и до конца сезона рыбной ловли мы жили прекрасно и не перетруждались сверх сил. Я не боялся наказания от мастера рыбного промысла, поскольку теперь он зависел от меня по крайней мере не меньше, чем я от него; ведь если бы мой хозяин узнал о заключенном с нами соглашении, благодаря которому тот спал всю ночь в своей хижине, он лишился бы должности и всех доходов со своей доли промысла.

Между хозяином и рабом никогда не может быть близости чувств, за исключением редких изолированных случаев, когда хозяин обращался со своим рабом так, что пробудил в нем сильные чувства благодарности; либо когда раб опасается, что из-за смерти хозяина или разлуки с ним он попадет под власть более тиранического правителя или как-то пострадает от перемены. Мне не доводилось встречать раба, который считал бы нарушением каких-либо правил морали присвоение того, что принадлежало его хозяину, если это было необходимо для его комфорта. Хозяин мог называть это воровством и клеймить словом преступление, но раб рассуждал иначе, когда забирал часть добра своего хозяина, чтобы утолить голод, согреться или удовлетворить страсть к роскошному наслаждению.

Раб видит, что его хозяин живет в просторном особняке, ездит в прекрасной карете и носит дорогие одежды, и приписывает обладание всеми этими благами собственному труду; в то время как тот, кто служит причиной стольких наслаждений и радостей для другого, сам лишен даже необходимых условий человеческой жизни. Невежественные люди не мыслят и не могут мыслить логически; прослеживая путь от причины к следствию, раб приписывает все имущество хозяина собственному тяжкому труду, не утруждая себя размышлениями о том, насколько навыки, рассудительность и расчетливость самого хозяина способствовали накоплению богатства, окружающего его жилище. Между хозяином и его рабом в действительности существует взаимная зависимость. Первый не смог бы приобрести ничего без труда второго, а второй вечно оставался бы в нищете без рассудительности первого, направляющего труд к определенному и прибыльному результату.

Получив фактическое руководство рыбным промыслом, я следил за тем, чтобы будить мастера каждое утро с восходом солнца, дабы он присутствовал при дележе рыбы, а когда прибывала утренняя подвода, возница не донес моему хозяину, что мастер рыбного промысла почивает в постели. Теперь я сам был заинтересован в поддержании хорошего мнения моего хозяина о его агенте.

С момента моего прибытия в Каролину мне еще не доводилось вволю наесться бекона; и теперь я решил по возможности добыть столько этого лакомства, чтобы мы с товарищами по рыбному промыслу могли наслаждаться им вволю. В эту пору года по реке часто поднимались вверх лодки с различными товарами и пожитками, среди которых обычно находилось большое количество соли, предназначавшейся для засолки рыбы и для прочих нужд на плантациях. Эти лодки также везли на продажу вверх по реке бекон и соленую свинину; но поскольку они никогда не ходили по ночам, ограничивая плавание светлым временем суток, и ни одна из них до сих пор не останавливалась возле нашего берега, нам не выпадало возможности завести торговлю с кем-либо из лодочных шкиперов. Нам не суждено было вечно оставаться столь неудачливыми. Однажды вечером на второй неделе сезона рыбной ловли около заката показалась большая килбот, пробивавшаяся вверх по реке, а вскоре после этого она пристала на ночевку на противоположном берегу прямо напротив нашего причала. У нас на промысле имелось маленькое каноэ под названием «пунт» длиной около двенадцати футов; и когда мы отправились закладывать невод для первого после наступления темноты заброса, я привязал пунт к боку каноэ, а закончив спускать невод, оставил остальных работников тянуть его к берегу, и переплыл на пунте к килботу. На мой вопрос капитану, нет ли у него бекона на обмен на севрюгу, он ответил, что немного есть; но поскольку риск при сделке с рабом велик, мне придется заплатить ему дороже обычной цены. В конце концов он предложил отдать мне сто фунтов бекона за три сотни севрюг. Это было по меньшей мере вдвое дороже ценности бекона; однако мы торговались не так, как обычно торгуются люди, когда каждая сторона вносит свой вклад в сделку: здесь условия для обеих сторон диктовал капитан килбота. Впрочем, он шел на риск судебного преследования за торговлю с рабами, что в Каролине считается тяжелейшим преступлением; а я продавал то, что с точки зрения закона мне не принадлежало, но на что, тем не менее, в глубине души я чувствовал большее право, чем кто-либо другой. В поддержку этого права на моей стороне выступил острый аппетит к бекону, который и разрешил спор о нравственности этой торговли в мою пользу. Так случилось, что в этот вечер мы сделали отличный заброс невода, и к моменту моего возвращения к причалу все мужчины уже были на берегу и вытаскивали сети. Выбрав рыбу, мы погрузили триста штук в одно из каноэ и поспешили к килботу, где рыбу отсчитали, а бекон погрузили в нашу лодочку со всей возможной быстротой. Один эпизод этой мелкой торговли продемонстрировал черту человеческого характера, которую я считаю достойной упоминания. Капитан лодки был худощавым, смуглым человеком средних лет с копной растрепанных волос; видом он походил на того, кто ни во что не ставит мнения людей. Я ожидал, что он станет не особо скуп на обвес при выдаче мне полной сотни фунтов бекона, но в этом я ошибся: он взвесил окорока с величайшей точностью на больших безменах и отпустил мне честный вес. Когда все было кончено и бекон оказался в моем каноэ, он сказал, что надеется на мое довольство им, и заверил, что бекон превосходен. Собираясь отчаливать от лодки, он тихомолком — хотя никто, кроме его собственных людей, не мог нас услышать — бросил, что дней через две недели снова пойдет вниз по реке и будет очень рад выкупить у меня любые продукты на продажу, добавив: «Я дам тебе за хлопок половину его стоимости в Чарлстоне и расплачусь деньгами или бакалеей на твой выбор. Смотри же, не выдавай себя, и я буду честен с тобой».

Я был так рад заполучить сотню фунтов отменного копченого бекона, что в моей голове и сердце не осталось места для размышлений о честности этого человека в данный момент; вместо этого я изо всех сил греб к нашему причалу, где мы выгрузили бекон из каноэ, уложили его в старую соляную бочку и надежно спрятали в яме, выкопанной для этой цели в полу моей хижины.

Примерно в это время выдачу сладкого картофеля нам прекратили вовсе из-за высоких цен, которые капитаны килботов платили за этот продукт, отправляя его, как я слышал, в Нью-Йорк и Филадельфию. Начиная с Рождества нам разрешалось каждое воскресное вечернее время получать на выбор либо пек кукурузы, как обычно, либо полпека кукурузы и полбушеля сладкого картофеля. Полпека кукурузы и полбушеля картофеля стоили гораздо дороже пека кукурузы, однако картофель в тот год уродился в таком изобилии, что ценился дешево, а экономия кукурузы была делом важным для крупного плантатора. Теперь же лодочники предлагали по полдоллара за бушель картофеля, и нас снова ограничили кукурузным пайком.

Несмотря на лишение нас картофеля, на рыбном промысле мы жили роскошно, хотя наш хозяин наверняка был уверен, что наше меню состоит из кукурузного хлеба и речной рыбы, приготовленных без свиного сала или масла. Необходимо было соблюдать крайнюю осторожность в потреблении нашего бекона; а чтобы предотвратить подозрения хозяина и прочих людей, наведывавшихся к нашему причалу, я наказал нашим людям никогда не жарить мясо, а только варить его. Вареный бекон далеко не пахнет, но жареный окорок с хорошим нюхом можно учуять за милю.

Каждую ночь у нас было по два приема пищи — один из бекона, а второй из жареной севрюги, — что почти отбивало у нас аппетит к завтракам и обедам, которые мы стряпали днем и которые состояли из холодного кукурузного хлеба без соли и пеленой речной рыбы без всяких приправ. Мы провели в таком счастливом режиме больше двух недель, не тревожимые ни хозяином, ни его сыном, ни мастером рыбного промысла — если не считать того, что последний не столько угрожал, сколько ворчал на нас, когда мы порой позволяли нашему неводу заплывать слишком далеко вниз по реке, где он запутывался в кореньях и кустах, лежавших на дне непосредственно под нашим рыболовным участком. Теперь мы каждый вечер ждали возвращения лодочника, продавшего нам бекон, а тот мужчина, что находился со мной в каноэ в момент получения товара, не забыл приглашение капитана поторговать с ним хлопком по его возвращении. Мой товарищ-раб, по его словам, был родом из Виргинии, откуда его продали и привезли в Каролину примерно десять лет назад. Он был добродушным, сердечным человеком и делал мне много добрых дел, на какие раб способен ради другого раба, и я искренне привязался к нему; однако он усвоил чересчур распространенное правило нравственного поведения, гласящее, что в грабеже хозяина рабом нет никакого греха.



Читатель может подумать на основании моего рассказа о беконе, что я тоже усвоил это правило как часть своего кредо, но я торжественно заявляю, что это было не так, и что я никогда ни у кого из хозяев, которым служил, не отнимал ничего против их воли, кроме еды; да и из всего взятого мною, я уверен, более половины я раздал товарищам-рабам, которые, как я знал, нуждались ничуть не меньше меня.

Мужчина, который плавал со мной к килботу, однажды поведал мне, что придумал план, позволяющий раздобыть тридцать-сорок долларов, если я присоединюсь к осуществлению его замысла. Тридцать или сорок долларов были для меня огромной суммой денег. Я никогда в жизни не держал в руках столько наличности сразу и сказал ему, что готов на все ради обретения такого сокровища. Тогда он сообщил, что знает, где по ночам ставят мула и телегу, которыми пользовался человек, увозивший нашу рыбу; он собирается в первую же темную ночь отправиться на плантацию, впрячь мула в телегу, поехать к хлопкоочистительной машине, погрузить в телегу два мешка хлопка, отвезти их к зарослям мелких сосен на речном берегу чуть ниже рыбного промысла и оставить там до возвращения килбота. Все, что требовалось от меня, — это придумать какое-нибудь оправдание его отсутствию перед остальными работниками и помочь ему перегрузить хлопок в каноэ, когда прибудет лодка.

Мне не нравилась вся эта затея — как из-за ее греховности, так и из-за сопряженной с ней опасности, — но моего компаньона не могли остановить любые мои доводы, и он заявил, что если я не стану участвовать, то намерен провернуть все в одиночку, при условии, что я не стану на него доносить. На это я ничего не ответил; но он так часто слышал мое отвращение к предательству одного раба другим, что, полагаю, чувствовал себя на этот счет спокойно. Через ночь после этого разговора выдалась очень темная ночь, и когда мы пошли закидывать невод, Нерона не оказалось на месте. Остальные спросили меня, не знаю ли я, где он, и когда я ответил отрицательно, на этом разговор закончился; для рабов было обычным делом отлучаться по ночам из своих жилищ, и если надсмотрщик или хозяин этого не обнаруживали, рабы об этом никогда не упоминали. Товарищи решили, что на сей раз Нерон отправился к женщине, с которой жил как муж, на плантацию в нескольких милях ниже по реке, и были готовы поработать чуть усерднее, чтобы позволить ему насладиться обществом семьи. Он вернулся до рассвета и заявил, что ходил к жене, чем и удовлетворил любопытство товарищей. На самый следующий вечер после отсутствия Нерона килбот спустилась по реке, подошла к нашему берегу, окликнула нас на промысле и, прижавшись к берегу ниже нашего причала, закрепила канаты среди тех самых молодых сосен, о которых я упоминал выше. После первого заброса я хватился Нерона; однако он вернулся к нам до того, как мы раскинули невод, и пояснил, что ходил в лес за лучиной — сухой смолистой сосной, которую принес на плече. К утру килбот исчезла, и на нашем промысле все выглядело обычным образом; но когда явился мужчина с мулом и телегой забирать рыбу, он сообщил, что на плантации великая тревога. Надсмотрщик обнаружил пропажу двух мешков хлопка прошлой ночью, и все работники подвергались допросу по этому поводу. Рабы на плантации в один голос отрицали какое-либо знакомство с делом, а поскольку улик против кого-либо не нашлось, надсмотрщик, уходя из бараков, пригрозил выпороть каждого работника в имении, чтобы заставить их выдать вора.

Мнения рабов на плантации относительно виновника этой кражи разделились, но большинство сошлось на том, чтобы обвинить свободного чернокожего по имени Ишмаил, жившего в местечке под названием «Белый дуб» и промышлявшего изготовлением плугов и рам для борон. Он также делал черенки для мотыг и каркасы для телег.

Этот человек пользовался репутацией вора на много миль вокруг, и чернокожие люди обвиняли его в краже хлопка, не имея иных доказательств, кроме его дурной славы. Надсмотрщик же, со своей стороны, без колебаний высказал мнение, что хлопок украл кто-то из людей плантации и продал бедняку-белому, жившему в трех милях вглубь соснового леса и, как считалось, много лет промышлявшему скупкой краденого у рабов.

Этот бедняк принадлежал к числу малоимущих обитателей хижин. Дом, или лачуга, в которой он жил, был сложен из тонких неокоренных сосновых жердей; крыша покрыта сосновым тесом, а труба из палок и глины поднималась на высоту восемь или десять футов. Внешний вид хозяина с женой полностью соответствовал такому жилищу. Нищета преследовала этих несчастных всю жизнь, наилучшим доказательством чего служили их землистый цвет лица, изможденные фигуры и лохмотья. Мне казалось, что состояние крайней нужды, в котором обитали эти люди, убедительно свидетельствовало о том, что они не владели выручкой от чьих-либо краденых вещей. Прошлой осенью и зимой я часто захаживал в хижину этого человека во время своих промысловых вылазок; и я полагаю, что надсмотрщик считал визиты чернокожего населения к нему неопровержимым доказательством преступной связи с ними. Как бы то ни было, надсмотрщик решил обыскать жилище безобидного лесничего, которого заранее твердо решил судить как виновного.

Поскольку было известно, что я хорошо знаю леса в окрестностях хижины, меня отозвали с рыбного промысла помочь в поисковой операции пропавших мешков хлопка — быть может, также полагая, что мне известны тайны подозреваемого дома. Доверять кому-либо из работников плантации предстоящий обыск сочли неблагоразумным, поскольку их считали главными воришками; нас же, работников промысла, на которых не падало никаких подозрений, привлекли к розыску виновников преступления высшей тяжести, какое только может совершить раб в хлопковом имении.

Покидая рыбный промысел, я посоветовал мастеру остерегаться проболтаться перед надсмотрщиком или моим хозяином о том, что он оставлял нас управлять промыслом по ночам самостоятельно; поскольку после кражи это могло пасть на него подозрением, стань известно о предоставленной нам свободе. Я сказал это, чтобы предупредить мастера и уберечь от опрометчивых слов, способных обратить внимание надсмотрщика на работников промысла; ведь я знал, что если кары падут на нас, они с равной вероятностью затронут как невиновных, так и виновных — к тому же, хотя я был невиновен насчет мешков с хлопком, на мне висел грех с беконом, и как бы я ни различал моральную низость обоих случаев, я понимал: при обнаружении с нами обоими поступят одинаково.

Прибыв в поселок по полученному приказу, я застал там надсмотрщика, старшего сына моего хозяина и молодого белого парня, нанятого для починки хлопкоочистительной машины. Приблизившись к надсмотрщику, я заметил, что он пристально разглядывает меня, а затем отвел молодого хозяина в сторону и заговорил с ним шепотом. Белые господа вскочили на коней и поскакали дорогой к хижине того бедняка. Мне велели следовать кратчайшим путем через лесную чащу и болото, чтобы добраться туда одновременно с надсмотрщиком.

Пристальный взгляд надсмотрщика заставил меня тревожиться, хотя я не мог угадать ни причины его подозрительности, ни темы короткой беседы между ним и молодым хозяином. Быстрым шагом я добрался до лачуги подозреваемого раньше господ, но счел за благо не подходить к ней до их прибытия, опасаясь обвинений в том, что я зашел предупредить обитателей об угрожающей опасности.

Здесь мне пришлось выдержать тяжелую борьбу со стенаниями совести, нашептывавшей, что я обязан немедленно выложить все известное о пропавшем хлопке, дабы спасти этих бедняков от ужаса перед лицом обвинителей в тяжком преступлении, а возможно — и от бедствий и страданий судебного преследования. Эти раздумья прервало появление господ; проехав мимо меня, сидевшего у оботроны тропы, они бросили лишь короткий приказ надсмотрщика следовать за ними. Я вошел за ними в хижину, где обнаружил мужчину, его жену и двоих малышей за поеданием печеного картофеля.

Надсмотрщик поприветствовал семейство заявлением, что мы явились обыскивать дом на предмет краденого хлопка и что его давние дела с неграми общеизвестны, а теперь его твердо намерены покарать. Мне приказали ломать полы в лачуге, пока надсмотрщик полез на чердак. Под полом ничего не нашлось, и наверх у надсмотрщика успехи оказались не лучше. Жене предложили признаться, куда супруг спрятал хлопок, дабы избавить себя от соучастия в деле; но несчастная женщина со слезами клялась, что они ни сном ни духом не ведают о случившемся. Пока допрашивали жену, хозяин стоял у собственных дверей, дрожа от страха, но, как я мог заметить, снедаемый яростью.

Надсмотрщик, не скупясь на сквернословие, излил всю мощь своего площадного красноречия на этих беззащитных людей, чьим единственным преступлением была нищета и чья слабость привлекла безжалостную агрессию богатых и влиятельных соседей.

Ничего не отыскав в доме, господа отправились прочесывать окружающие леса, приказав мне идти впереди и высматривать кроны деревьев и заросли, где с наибольшей вероятностью мог прятаться краденый хлопок. Наши поиски оказались тщетными, в чем я заранее был уверен; устав блуждать по лесу, господа вернулись к лачуге и обнаружили ее пустой. Тревога от нашего визита и обращение господ с одиноким семейством заставили тех бросить жилище и спасаться бегством. Дверь домика затворили и привязали веревкой к гвоздю в косяке. После безрезультатных окликов беглецов молодой хозяин выбил дверь ногой; скудную убогую мебель вместе с постелью из тростника свалили кучей в углу, и надсмотрщик поджег жилище.

Мы оставались на месте, пока языки пламени не добрались до крыши лачуги, после чего господа вскочили в седла и поехали домой, велев мне возвращаться прежней дорогой. По возвращении к дому хозяина мы застали там нескольких соседей-плантаторов, привлеченных общим интересом наказывать за воровство, особенно кражи хлопка в мешках. Молодой хозяин с видимым удовольствием пересказал соседям утренние подвиги, хвастался разгоном скупщика краденого и тем, что с подобными мерзавцами следует поступать аналогично. Все присутствующие господа поддержали это мнение, и после долгих дебатов решено было собрать общую сходку для выработки надежнейшего и мирного способа изгнания из округа белых нищих, которые, не имея собственности и интереса блюсти нрав морали рабов, по общему убеждению, вели противозаконную торговлю с неграми к великому ущербу плантаторов и хозяев преступников в особенности.

Я присутствовал на этом предварительном совещании у хлопкоочистительной машины моего хозяина, куда господа направились осмотреть место пропажи хлопка. Множество случаев запретной торговли между рабами и этими «белыми торговцами неграми», как их называли, было озвучено здесь разными господами, и столько белых упоминалось по именам в связи с этим преступным бизнесом, что я начал думать о баснословных убытках плантаторов. Эта беседа продолжалась до тех пор, пока я начисто забыл о подозрительном взгляде надсмотрщика по утру с рыбного промысла; однако настало время вновь напомнить об этом обстоятельстве, ибо внезапно надсмотрщик позвал меня выйти вперед к господам. Внутри меня вновь шевельнулось смутное предчувствие дурного исхода проверки, но ослушаться приказа не полагалось. Вглядевшись мне в лицо со скрытой усмешкой и искоса, незнакомый мне господин из числа присутствовавших изрек: «Парень, ты судя по всему живешь неплохо; сколько мяса выдает тебе хозяин на неделю?» Услышав слово «мясо», я едва не лишился чувств, ощутив прилив крови к сердцу, однако выдавил подобие улыбки и ответил: «Хозяин в последнее время был очень добр к своим людям, но мяса нам не выдавал уже несколько недель. У нас полно хорошего хлеба и речной рыбы, которая вместе с головами и икрой севрюги, засоленной у причала, составляет прекрасное питание; хотя, если бы хозяин изволил иногда жаловать нам немного мяса, мы были бы премного благодарны».

Эта тирада, вобравшая в себя все мое красноречие, возымела некоторый успех: господин промолчал, но надсмотрщик, поднявшись с доски, подошел вплотную и заявил: «Чарльз, нечего лгать; ты ел мясо, я точно знаю, ни один негр не будет выглядеть столь упитанным, лоснящимся, черным и маслянистым на одном кукурузном хлебе да речных голавлях. Ты выглядишь совсем не так, как до ухода на промысел; да у всех работников в имении рыбы было вдоволь, как и у тебя, но по сравнению с тобой они тощие как змеи. Ну-ка, говори правду, откуда берешь мясо, и порки избежишь». Я взмолился к надсмотрщику и господам не насмехаться над бедным рабом, вынужденным питаться хлебом и речной рыбой, и завершил вторую речь благодарностью Всевышнему за дарование крепкого здоровья и сил для работы и цветущего вида при столь скудном рационе; добавив напоследок, что будь у меня вволю бекона, они бы увидели совершенно иного человека. «Хватит болтовни», — оборвал надсмотрщик: «Я же чувствую от тебя запах мяса прямо сейчас. Разве я не вижу жир, стекающий с твоего лица?» К тому моменту я обильно потел от переживаний и лишь молвил: «Хозяин видит, что я потею, полагаю».

Все присутствовавшие джентльмены тогда в один голос заявили, что я, должно быть, долгое время питался мясом, так как ни один негр, у которого не было мяса в еде, не мог выглядеть так, как я; и один из компании посоветовал надсмотрщику выпороть меня и заставить признаться в правде. Я не сомневаюсь, что этот совет был бы исполнен на практике, если бы не счастливое, хотя и опасное предложение моего собственного ума в этот момент. Оно заключалось не в чем ином, как в моем предложении отвезти меня к причалу, и если все находившиеся там люди не выглядели бы такими же здоровыми и любителями мяса, как я, тогда я согласился бы на порку любым способом, который джентльмены сочтут целесообразным. Это мое предложение было немедленно принято джентльменами, и они договорились между собой отправиться к причалу вместе с надсмотрщиком, отчасти для того, чтобы увидеть мое осуждение судом, которому я добровольно решил подчиниться, а отчасти для того, чтобы осмотреть новое рыболовецкое предприятие моего хозяина.

Мы быстро добрались до причала, хотя до него было четыре мили; и теперь я был уверен, что избегну грозящих мне опасностей, если только хозяин рыболовного промысла не проявит собственную беспечность и не введет в новые неприятности как себя, так и других.

Хотя я шел пешком, я оказался у причала раньше джентльменов и первым сообщил хозяину о тех подвигах, которые мы совершили за день, добавив с большим усердием и даже уверенностью в манере: «Вы-то знаете, мастер-рыболов, ели мы здесь мясо или нет. Если бы у нас здесь было мясо, разве вы бы его не увидели? Вы каждый вечер поднимались к нам и знаете, что нам не разрешали брать даже сельдь, не говоря уже о мясе». Рыболов поддержал меня во всем, что я сказал; он заявил, что мы были хорошими парнями — по его точному знанию, работали день и ночь, так как он находился с нами каждую ночь с тех пор, как мы начали ловить рыбу. Что он не позволял нам есть ничего, кроме речной рыбы, а также голов и икры соленых на причале сельдей. Что касается мяса, он сказал, что готов поклясться на целой стопке Заветов, что с начала сезона на причале не было ни фунта мяса, за исключением того, что хранилось в его собственной хижине. Теперь я обрел уверенность и попросил джентльменов посмотреть на Неро и остальных работников, у каждого из которых был такой же вид любителей бекона, как и у меня. Это была чистая правда, особенно в отношении одного из мужчин, который был намного толще меня.

Джентльмены теперь начали сомневаться в показаниях собственных чувств, которые до сих пор считали непогрешимыми. Я показал ту прекрасную рыбу, которую нам доводилось есть: сомиков, окуней, кефаль и особенно двух крупных щук, пойманных сегодня, и заверил их, что на такой пище люди неизбежно должны толстеть. Теперь я почувствовал, что победа на этот раз осталась за мной. Все джентльмены замялись, заволновались и принялись говорить о других делах, кроме надсмотрщика, который всё еще бегал вокруг причала, ругаясь, почесывая затылок и приговаривая, что странно, будто мы такие толстые, в то время как работники на плантации тощие, как песчаные журавли. Он был вынужден оставить это дело. Его больше не поддерживали мой молодой хозяин и его спутники, которые все поздравляли себя с таким полезным и ценным для земледельческих интересов открытием; и все решили как можно скорее обеспечить своих работников достаточным количеством свежей речной рыбы.

О двух тюках хлопка не было сказано ни слова, и я полагаю, что джентльмены о них даже не вспомнили, когда были у причала; и это было к счастью для Неро, ибо в такое смятение и ужас повергло его присутствие джентльменов и их расспросы о поедании нами мяса, что пот градом катился с него, как вода с растения невероуэт; лицо его было диким и изможденным, а колени дрожали, как деревянная пружина веялки для зерна. Я верю, что если бы они сразу обвинили его в краже хлопка, он бы во всем признался.





ГЛАВА XII.

После этого рыболовный сезон прошел без каких-либо происшествий, заслуживающих упоминания здесь. Когда мы покинули рыбный промысел и вернулись на плантацию, что произошло уже после середины апреля, кукуруза и хлопок были посажены, а последний пересеян. Меня поставили пахать, запрягши в плуг пару мулов; и поскольку я никогда прежде не привык работать с этими животными, поначалу у меня было с ними много хлопот. Мой хозяин владел более чем сорока мулами, и в это время года все они работали на хлопковом поле, заменяя лошадей в упряжке плугов. Некоторые из самых крупных запрягались в плуг поодиночке, а самые мелкие — парами.

В целом рыболовный промысел оказался для меня убыточным делом; ибо хотя на причале я жил лучше, чем обычно на плантации, все же я был вынужден работать все время, и днем и ночью, включая воскресенье, на своего хозяина; из-за чего потерял всё то, что мог бы заработать для собственной пользы, останься я на плантации. К тому времени я уже настолько хорошо ознакомился с правилами плантации и обычаями края, где жил, что испытывал меньше трудностей, чем по приезде на Юг.

Теперь каждое воскресенье вечером вместе с пеком кукурузы нам выдавали по сельди. Это была та самая рыба, которую я поймал весной, и она неплохо сохранилась. Вдобавок ко всему, каждый из работников теперь получал по пинте уксуса каждую неделю. Этот уксус был для меня большим утешением. С наступлением жаркой погоды я собирал латук и другую зелень в моем лесном огороде, что вместе с уксусом и хлебом составляло для меня немало радостных трапез. Хозяин снабжал нас уксусом больше из заботы о нашем здоровье, чем ради нашего комфорта, но он в значительной степени способствовал и тому, и другому.

Дела на плантации шли спокойно до тех пор, пока хлопок не вспахали и не пропололи мотыгами в первый раз после пересева. Обработка хлопчатника не является неприятным трудом — не более такового для кукурузы, — но нам выпало выполнять такую работу, тяжелее и опаснее для здоровья которой не сыскать.

Ранее я уже сообщал читаюшему, что мой хозяин выращивал как рис, так и хлопок. Весной, пока я был на рыбном промысле, тридцать акров болотистой земли были расчищены, вспаханы и засажены рисом. Теперь воду с растений спустили, и поле предстояло вспахать и прополоть мотыгами. Когда нас привели на рисовое поле, погода стояла очень жаркая, а земля всё еще оставалась сырой и грязной. Плуги приходилось волочить по влажной почве, а молодой рис нужно было очищать от сорняков вручную и окучивать мотыгой.

Бытует общее мнение, что ни один чужеземец не может проработать неделю на рисовом болоте в это время года без того, чтобы не заболеть; и все новые работники, в количестве трех человек, помимо меня, слегли в первые же пять дней после выхода на это поле. Остальных троих перевели в лазарет; я же туда не пошел, предпочитая остаться в хижинах, где я был сам себе хозяин, если не считать того, что доктор, заходивший навестить меня, пустил мне кровь из руки и заставил принять какую-то микстуру, от которой мне стало очень плохо и начались сильные рвотные позывы. Это случилось на второй день моей болезни, и с тех пор я шел на поправку медленно, но не был способен выйти на поле еще больше недели. Здесь будет справедливо сказать в адрес моего хозяина, что во время всей моей болезни кто-нибудь приходил из главного дома каждый день, чтобы справляться о моем здоровье и предложить мне какое-нибудь легкое и прохладное угощение. Я мог бы отправиться в лазарет в любое время, если бы пожелал этого.

Среди людей обоих цветов кожи широко распространено мнение, что железный купорос весьма ядовит — и, возможно, это так, если принимать его в больших количествах, — но то обстоятельство, что он используется в медицине, кажется, опровергает представление о его ядовитых свойствах. Я полагаю, что железный купорос был примешан к лекарству, которое дал мне доктор. Некоторые надсмотрщики держат при себе купорос в качестве лекарства, чтобы давать его работникам всякий раз, когда те заболевают; но я считаю это дурной практикой, ибо хотя в некоторых случаях этот препарат может быть весьма действенным, назначать его определенно должен более искусный лекарь, чем надсмотрщик. Тем не менее это отбивает у людей охоту жаловаться на недомогание, пока они уже не теряют способность работать, поскольку это самое тошнотворное и вызывающее рвоту лекарство, какое только попадало в желудок. Невежественные или злобные надсмотрщики могут применять его не по назначению и часто делают это, как было в случае с нашим надсмотрщиком, когда он заставил бедняжку Лидию выпить порцию этого раствора. После восстановления здоровья я возобновил привычный труд в поле и продолжал его без перерыва до тех пор, пока не покинул эту плантацию.

В этом году у нас в качестве части урожая было десять акров индиго. С этим растением работают почти так же, как с рисом, за исключением того, что его сажают на возвышенной и сухой земле, в то время как рис всегда культивируют на низких болотах, где землю можно заливать водой; но несмотря на его расположение на сухой почве, возделывание индиго не менее неприятно, чем выращивание риса. Когда рис созревает и готов к серпу, он уже не вызывает хлопот; но когда индиго созревает и готово к срезке, сопряженные с ним неприятности только начинаются.

Растение индиго больше похоже на сорняк, называемый диким индиго, который широко распространен в лесах Пенсильвании, чем на любое другое знакомое мне растение.

Корень индиго длинный и тонкий, и от него исходит запах, чем-то напоминающий петрушку. Из корня поднимается единственный стебель — прямой, твердый и тонкий, покрытый корой, слегка растрескавшейся на поверхности, серого цвета у основания, зеленого в середине, красноватого на верхушке и не имеющий видимости сердцевины внутри. Листья, расположенные парами вокруг стебля, имеют овальную форму — гладкие, мягкие на ощупь, с бороздками сверху и темно-зеленые с нижней стороны. Верхние части растения усыпаны мелкими цветочками, лишенными запаха. Каждый цветок превращается в стручок, содержащий семена.

Это растение лучше всего растет на богатой, влажной почве. Семена черные, очень мелкие, их сеют прямыми рядками. Эта культура требует весьма тщательного ухода и должна содержаться в абсолютно чистом от любых сорняков и травы виде. Оно созревает менее чем через три месяца после посева. Когда оно начинает цвести, верхушку срезают, а по мере появления новых цветов растение подрезают вновь, вплоть до конца сезона.

Индиго истощает землю быстрее, чем почти любая другая культура, и растение необходимо собирать с величайшей осторожностью, опасаясь стряхнуть ценную пыльцу, которая содержится в листьях. Собранное растение бросают в чан для вымачивания — большую кадку, наполненную водой; здесь оно подвергается брожению, которое завершается самое большее через двадцать четыре часа. Затем открывают кран, чтобы вода стекла во второй чан, называемый растворосмесительным или толчеечным чаном; после этого чан для вымачивания очищают, чтобы можно было бросить свежие растения, и таким образом работа продолжается без перерыва. Воду в толчеечном чане в течение нескольких дней перемешивают деревянными бадьями с отверстиями в дне; и после того как осадок, содержащийся в воде, опускается на дно чана, воду спускают, а осадок, представляющий собой торговое индиго, собирают в мешки и подвешивают для стекания. Впоследствии его прессуют, раскладывают сушиться в виде лепешек, а затем упаковывают в ящики для продажи на рынке.

Мытье в чанах чрезвычайно неприятно как из-за грязи, так и из-за зловония, возникающего от разложения растений.



В начале июня сельдь, которую каждый из нас привык получать, перестали нам выдавать, и мы не получали больше ничего, кроме пека кукурузы и пинты уксуса. Это обстоятельство в сообществе с менее суровой дисциплиной могло бы вызвать ропот; но нам о нем возвестил лишь тот факт, что в воскресенье вечером рыбу не раздали.

Это время считалось удачным периодом среди наших людей. В течение нескольких месяцев среди нас не применялось никаких показательных наказаний; нам удалось полностью избежать их по случаю пропажи мешков с хлороком, хотя после того происшествия следовало ожидать не меньше чем общей порки всей артели.

Каждую неделю среди нас кого-нибудь да пороли; нередко кого-то хлестали каждый вечер, помимо наказаний, следовавших в каждый день расчетов; однако эти истязания, редко превышавшие десять или двадцать ударов, не имели особого значения. Что до меня, я старался соблюдать все правила плантации.

Когда надсмотрщик перестал выдавать мне рыбу, я счел необходимым снова прибегнуть к собственным ухищрениям, чтобы добыть что-нибудь вроде животной пищи в дополнение к моему хлебу и зелени.

К тому времени я уже хорошо изучил леса и болота на несколько миль вокруг нашей плантации; и поскольку наступил сезон, когда черепахи выходят на сушу для откладывания яиц, я воспользовался этим и, отправившись в воскресное утро в путь, в течение дня, осторожно обходя края болот, поймал десять каймановых черепах, четыре из которых были очень крупными. Поймав этих существ, я связывал каждое лыком из гикори и вешал на ветку дерева, чтобы потом забрать домой на досуге.

Впоследствии я принес своих черепах домой и поместил их в яму, которую выкопал в земле на глубину четыре или пять футов, укрепив ее стенки вбитыми в землю по всему периметру ямы тонкими колотыми досками так, чтобы их верхние концы возвышались над поверхностью почвы. В эту яму я по своему усмотрению наливал воду и держал черепах до тех пор, пока они мне не понадобятся.

В следующее воскресенье я снова отправился на болота в поисках черепах; но поскольку период откладывания ими яиц почти закончился, удача в этот день мне не улыбнулась, и я поймал всего двух черепах вида, называемого скилл-потами — разновидности крупных пресноводных черепах с пестрой спиной и красным брюхом.

В этот день, когда я находился в трех или четырех милях от дома, в очень уединенной части болот, я услышал звон колокольцев, похожий на тот, который возчики вешают на шею лошадям. Сначала звуки колокольцев такого рода в месте, где их меньше всего ожидал услышать, встревожили меня, так как я не мог вообразить, кто или что заставляет их звонить. Я стоял возле лесного пруда и внимательно прислушивался; мне показалось, что колокольцы перемещаются в лесу и приближаются ко мне. Поэтому я припал к земле под прикрытием группы росших неподалеку небольших кустов и лежал, испытывая немалое беспокойство, в ожидании близкого приближения этих таинственных колокольцев.

Иногда они на минуту или больше затихали совсем, а затем снова начинали звенеть быстро, но негромко. Они явно приближались ко мне; и наконец я отчетливо услышал шаги на сухих листьях, устилавших землю. В этот момент меня охватило чувство ужаса, ибо я вспомнил, что нахожусь на краю болота, возле которого стервятники и черные вороны терзали живые тела двух убийц; и мой страх не уменьшился, когда мгновение спустя я увидел появившуюся из-за большого дерева фигуру крепкого, изможденного на вид чернокожего мужчины, совершенно голого, с растрепанными и косматыми волосами, с дикими, бегающими глазами, который нес над головой нечто вроде арки, возвышавшейся на три фута над его волосами, под верхушкой которой были подвешены три колокольца, чей звон впервые привлек мое внимание. При более детальном рассмотрении этой жуткой фигуры я заметил, что на его шее был надет железный ошейник с большим висячим замком сзади, а в руке он держал длинный посох с железным наконечником на одном конце. Посох, как и всё остальное, принадлежавшее этому странному призраку, был черным. Он медленно приблизился на расстояние десяти шагов и остановился.

Солнце уже село, и ранние сумерки, порожденные мраком густого леса, в самом сердце которого я находился, усиливали надвигающуюся темноту и умножали мой испуг. Сердце мое ушло в пятки; все волосы на голове приподнялись от корней; мне казалось, что я помимо своей воли приподнимаюсь из своего укрытия наотмашь навстречу открытому воздуху, и я задыхался от нехватки дыхания.

Черное видение проплыло мимо меня, направилось к воде и опустилось на колени. Лес отозвался эхом звона колокольцев, и их страшный перезвон заполнил самые глубокие уголки болот, когда их носитель пил воду из пруда, в котором, как мне показалось, я услышал шипение его железа при соприкосновении с ней. Я был уверен, что нахожусь в непосредственной близости от обитателя преисподней и огненного мира, которому было позволено на время покинуть место мучений и явиться вновь в места его прежних преступлений. Теперь я мысленно предал себя погибели без какой-либо иной помощи, кроме собственной, и начал вслух молить небеса о защите. При звуке моего голоса предполагаемый лукавый казался едва ли менее испуганным, чем я сам. Он вскочил на ноги и одним прыжком бросился по пояс в воду, после чего, повернувшись, стал умоляющим и жалобным голосом просить меня сжалиться над ним и не возвращать его к хозяину.

Внезапность, с которой мы переходим из одной крайностей чувств к предельным границам другой, непостижима и должна быть отнесена к разряду неизвестных причин и следствий, если только не предполагать, что человеческий организм — это безвольная машина, приводимая в действие окружающими предметами, которые сообщают ей различные и противоположные импульсы, подобно тому как мяч гоняют туда-сюда палками мальчишки, играющие толпой на лужайке. Едва услышав человеческий голос, все мои страхи улетучились, словно искра, поднимающаяся со стопки тлеющего древесного угля и исчезающая бесследно.

Я сразу понял, что предмет, чуть было не лишивший меня рассудка, был далеко не наделен ни волей, ни способностью причинить мне вред, а являлся лишь бедным, обездоленным африканским негром, еще более несчастным и беспомощным, чем я сам.

Поднявшись из кустов, я теперь подошел к самому краю воды и попросил его без страха выйти, заверив, что если смогу оказать ему какую-либо помощь, то сделаю это от всего сердца. Что же касается возвращения его к хозяину, я был скорее готов просить о помощи в освобождении от собственного господина, чем оказывать кому-либо содействие в насильственном возвращении его к его хозяину.



Затем мы отправились в такое место в лесу, где земля на некоторое время была свободна от деревьев и где солнечный свет был еще достаточно силен, чтобы можно было разглядеть каждый предмет. Мой новый друг попросил меня взглянуть на его спину, которая была иссечена и покрыта рубцами от плетки и гикори от основания шеи до самого низу позвоночника. Естественный цвет кожи исчез, уступив место полосатому и пестрому узору из темно-белого и бледно-телесного оттенков, причем от первоначального черного почти ничего не осталось. Кожа на спине этого человека снова и снова срезалась ремнем и восстанавливалась рукой природы, пока не срослась с плотью и не стала твердой и огрубевшей.

Он рассказал мне, что его зовут Пол; что он уроженец Конго в Африке; что дома у него остались престарелая мать-вдова, а также жена и четверо детей; что его несчастьем было попасть в руки хозяина, который часто напивался и чей нрав был столь свиреп, что главным его наслаждением, казалось, было истязание и пытки своих рабов, коих у него было около двадцати; но по какой-то необъяснимой прихоти он воспылал особой неприязнью к Полу, чья жизнь, по его словам, стала теперь невыносимой. С тех пор он блуждал по лесам уже более трех недель, не имея никакого иного пропитания, кроме сухопутных черепах, лягушек и прочих рептилий, которых он ловил в лесу и по берегам прудов с помощью своего копья. Он не мог поймать ни одной черепахи в сезон их кладки, потому что шум его колокольцев пугал их, и они всегда успевали скрыться в воде, прежде чем он успевал их схватить. Он находил множество яиц, которые ел сырыми, не имея ни огня, ни каких-либо средств для его добывания, чтобы приготовить пищу. Он боялся много передвигаться среди дня, опасаясь, что звон его колокольцев услышит кто-нибудь, кто укажет его хозяину место его укрытия. Единственным временем, когда он отваживался отправляться на поиски еды, были раннее утро, до того как люди успевали покинуть свои дома и дойти до болота, либо поздний вечер, после того как те, кто вел за ним погоню, возвращались в свои жилища на ночь.

Этот человек изъяснялся на нашем языке несовершенно, но обладал здравым и крепким умом и рассуждал со мной о целесообразности прекращения жизни, обреченной на непрерывные страдания. Он сообщил мне, что впервые бежал от своего хозяина более двух лет назад, после того как его высекли длинными прутьями гикори до потери сознания. Что в то время он скрывался на болоте в десяти-пятнадцати милях от этого места более полугода, но в конце концов был предан женщиной, которую иногда навещал; что при поимке его снова выпороли так, что он не мог стоять, и приковали к одной ноге тяжелую деревянную колоду, которую он был вынужден волочить за собой во время ежедневной работы более трех месяцев, пока не нашел старый напильник, которым перепилил железо на лодыжке и снова бежал в лес, но был пойман чуть более чем через неделю после побега двумя мужчинами, которые искали свой скот и наткнулись на него в лесу, когда он спал.

По возвращении к хозяину его снова выпороли, после чего на него надели тот самый железный ошейник, который он носил теперь, с железным прутом, простирающимся от одного плеча над головой до другого, с колокольцами, закрепленными на верхушке арки. Избавиться от этих железных оковов он не мог и носил их постоянно с того времени и по сей день.

У меня не было с собой инструментов, которые позволили бы мне освободить Пола от его оков, и все, что я мог для него сделать, — это попросить его пойти со мной туда, где я оставил своих черепах, которых я отдал ему вместе со всеми найденными сегодня яйцами. Я также заставил его прилечь и, раздобыв кремневый камень (множество их лежало в песке у края пруда) и пригоршню сухoго мха, сумел высечь искру из железного ошейника и развел костер из палок, на котором он смог зажарить черепах и яйца. Было уже совсем темно, и я находился в добрых двух милях от своей дороги, не имея никакой тропы, которая вела бы меня домой, кроме едва заметных следов, протоптанных в лесу скотом.

Я посоветовал Полу переносить свои несчастья как можно стойко до следующего воскресенья, когда я вернусь и принесу с собой напильник и все необходимое для снятия его оков.

Теперь я отправился в путь один, чтобы пробраться домой, не без некоторого чувства трепета, проходя в густой тени сосен и думая о жутких деяниях, совершенных в этих лесах.

Это было время полнолуния; луна поднялась и бросала свои яркие лучи сквозь кроны деревьев, нависших над моей дорогой и окутавших мою тропу мраком, более унылым, чем непроглядная тьма. Дорога, по которой я шел, извивалась вокруг кромки болота и наконец заканчивалась у конца той колесной дороги, которая упиралась в место, где Дэвида и Харди заживо отдали на съедение стервятникам; и мне теперь приходилось идти по этой земле, если только я не пожелал бы сделать большой крюк влево, через непроходимый лес, и пробираться к большаку неподалеку от того места, где женщину стащили с лошади. Мне претила мысль признаться самому себе в том, что я трус и не смею взглянуть на кости убийцы в полночный час; да и посещение места, где, по слухам, бродил при призрак убитой женщины, вызывало не меньше страха, чем посещение сцены, где дьявольские преступления были покараны чудовищной казнью.

Я считаю, что нет никого, кто время от времени не был бы подвержен ощущению, близкому к страху, оказываясь в ситуациях, подобных той, в которой я очутился этой ночью. Я не верил, что те, кто перешагнул темную черту, отделяющую живых от мертвых, могут снова вернуться на землю — ни во благо, ни во зло; но то торжественное предчувствие сердца, которое обращает помыс всех людей к созерцанию справедливого суда, хранящегося высшей и неведомой силой в запасе для деяний этой жизни, наполнило мою душу грозным пониманием неизъяснимых бедствий, которые праведный и непогрешимый трибунал должен присудить обагренным кровью душам тех двоих людей, чья жизнь оборвалась в столь невыразимых мучениях у обочины дороги, по которой я теперь шел.

Луна поднялась высоко над деревьями и сияла чистым и безоблачным светом; весь небесный свод лучился сиянием мягкого и благодатного летнего вечера. Если не считать падения ранней росы с высоких ветвей деревьев в воду, стоявшую мелкими лужами по правую руку от меня, да легкого шага моих собственных шагов, тишина ночи царила над окружающими меня уединенными пустошами. Но в звуке тяжелой капли, падающей на поверхность воды в дремучем лесу глухой ночью, таится глубокая меланхолия, которая пробуждает в памяти воспоминания о днях прошлых лет и наполняет сердце печалью.

Теперь я приближался к нечестивой земле, где покоились останки безжалостных и грешных мертвецов, отправившихся на свой последний суд отъявленными грешниками — неомытыми, неблагословенными и неоплаканными. Я уже видел выбеленные дождем и отбеленные солнцем кости, разбросанные повсюду: ногу здесь, руку там, в то время как череп с оставшейся на месте нижней челюстью, сохранившей все зубы, скалился жутким смехом, обращенный лицом прямо к лучам луны, которая, заглядывая в пустые глазницы, отражала бледную тень из этих опустевших пещер и играла мерцающим блеском на лыцем и лишенном кожи лбу.

В следующее мгновение ночной ветерок встрепенял листву в лесу и заунывно стонал в вершинах высоких сосен; штормовой ветер сотрясал лесную глушь в ее самых потаенных уголках; туча пронеслась по лунному лику, и ее свет исчез; стая стервятников, потревоженных на ночлеге, захлопала крыльями и закружилась над моей головой; а волк, грызший сухие кости, приветствовал темноту долгим и зловещим воем.

Я почувствовал, как кровь стынет в жилах, а все суставы задрожали, словно меня поразило электрическим током. Прошло по меньшей мере с минуту, прежде чем ко мне вернулась способность владеть собой. Я поспешил бежать из места, преданного проклятию зла, где темный гений председательствует в темноте над зловещим сборищем воющих волков и жаждущих крови стервятников.

Когда я прибыл к хижинам, всё было тихо. Обитатели этой искусственной деревни погрузились в забвение; и я тихо проскользнул на свой сеновал и присоединился к отдыхающим соседям. Опыт научил меня столь хорошо понимать опасности, подстерегающие жизнь раба, что из соображений благоразумия я решил никому не рассказывать о приключениях этого воскресенья, а в понедельник утром отправился на работу по зову рожка надсмотрщика так, будто ничего необычного не произошло. В течение недели я часто думал об одиноком и унылом африканце, который так напугал меня в лесу и который казался столь благодарным за оказанную мной помощь. Мне страстно хотелось поближе познакомиться с этим человеком, обладавшим знаниями, превосходящими уровень обычных рабов, и проявившим в состоявшемся у нас разговоре такое моральное мужество, которое было достойно лучшей участи, чем та, к которой его приговорила судьба. В следующее воскресенье, раздобыв большой напильник в кузнечной мастерской, принадлежавшей плантации, я снова направился к тому месту у болота, где впервые увидел фигуру этого несчастного человека. Я рассчитывал, что он будет поджидать меня в условленном месте, так как я пообещал ему непременно прийти снова в это время; но, добравшись до точки, где оставил его, я не заметил никаких следов присутствия человека. Остатки разожженного мной костра были на месте, и судя по куче пепелу, окруженной множеством мелких головней, огонь поддерживали в течение нескольких дней. Вокруг этого потухшего костра густо отпечатались человеческие стопы; а кости черепах, переданных мной Полу, равно как и скелеты многих лягушек, были разбросаны по земле, но не было ни единого свидетельства того, что кто-либо посещал это место после последнего дождя, который, как я теперь вспомнил, прошел в прошлый четверг. Исходя из этого обстоятельства, я заключил, что Пол избавился от своих оков и отправился искать укрытия в каком-то другом месте, либо его хозяин обнаружил его убежище и увел обратно на плантацию.

Стоя у пепелища, я услышал карканье воронов где-то в глубине леса, а сразу после этого над моим комом пролетел индюшиный стервятник, преследуемый орлом, прилетевшим с той стороны, откуда я только что слышал воронов. Я знал, что орел никогда не преследует стервятника с целью поживиться им, а лишь для того, чтобы заставить его исторгнуть собственную добычу на благо царя птиц. Поэтому я решил, что поблизости от меня находится какое-то дохлое животное, которое и созвало всех этих хищных пернатых. Возможно, Пол убил корову, ударив ее сосновым суком, и перенес свое жилище к этому убитому зверю. Во мне проснулось любопытство, и я принялся осматривать лес.

Пройдя не более двух сотен ярдов, я почувствовал удушливое зловоние и увидел, что деревья кишат хищными птицами: стервятники уселись на их ветвях, вороны кружили среди сучьев, а тучи падальщиков порхали вокруг и зависали в воздухе неподвижно, подражая повадкам той самой омерзительной из всех птиц, когда она чует или думает, что чует добычу. Продвигаясь дальше, я увидел большое сассафрасовое дерево, вокруг кроны которого клубилась стая ворон — одни сидели на ветках, другие были на крыле, — в то время как многочисленные стервятники летали низко, чуть ли не касаясь земли. У этого сассафрасового дерева было много низких горизонтальных ветвей, к одной из которых, как я теперь разглядел, и жался источник столь грандиозного скопления отвратительных пернатых. Безжизненное и разложившееся тело несчастного Пола висело в петле, сделанной из свитого лыка гикори, которая была завязана наподобие удавки вокруг шеи и прочно привязана к суку дерева.

Было очевидно, что он залез на дерево, привязал веревку к ветке, а затем спрыгнул вниз. Запах, ударивший мне в ноздри, оказался слишком невыносимым, чтобы позволить мне долго оставаться перед мертвым телом, которое было сильно изуродовано и растерзано, хотя его личность не вызывала сомнений, поскольку железный ошейник и колокольцы с аркой, державшей их, все еще оставались на месте. Колокольцы спасли труп от полного растерзания; ибо, глядя на него, я заметил, как ворона опустилась на него и клюнула в лицо, но вызванное этим движение колокольцев заставило их зазвенеть, и птица пустилась в бегство.

Убедившись, что больше ничем не могу помочь Полу, который теперь находился вне досягаемости как тирании своего хозяина, так и моего сострадания, я без промедления вернулся в дом хозяина, зашел на кухню и рассказал дворовым слугам, что нашел в лесу повешенного черного человека с колокольцами на нем. Эта весть вскоре дошла до моего хозяина, который велел мне явиться в дом и рассказать все обстоятельства ему. Я старался не упоминать о том, что видел Пола до его смерти; и когда я закончил свой рассказ, мой хозяин заметил сидевшему с ним джентльмену, что это тяжелая потеря для владельца, после чего велел мне идти.

Тело Пола так никогда и не сняли; оно продолжало висеть там, где я его видел, до тех пор, пока плоть не спала с костей или не была содрана птицами. Я видел эти кости, висящие на сассафрасовом дереве, спустя более чем два месяца, когда в последний раз оказался в тех болотах.





ГЛАВА XIII.

В то время разворачивалось событие, которое, хотя принимавшие в нем участие лица находились далеко от меня, своими последствиями оказало огромное влияние на ход моей жизни. Я уже сообщал читателю, что у моего хозяина было три дочери и что вторая из сестер считалась великой красавицей. Старшая из трех примерно в то время, о котором я пишу, вышла замуж за очень богатого плантатора, жившего возле Колумбии; вторая же воспылала привязанностью к молодому джентльмену, которого часто видела в церкви, посещаемой семьей моего хозяина. Поскольку этот молодой человек из-за нехватки богатства или надлежащих поручителей никогда не бывал в доме моего хозяина, у моей молодой госпожи не было возможности сообщить ему о своих чувствах без нарушения правил скромности, в которых она была воспитана. Прежде чем решиться на что-либо, что могло бы быть сочтено нарушением приличий ее пола, она решила прибегнуть к новому способу обретения мужа. Она поведала своему отцу, моему хозяину, всю эту историю, выразив желание, чтобы тот пригласил избранного ею джентльмена к себе домой. Отец решительно воспротивился этому на том основании, что молодой человек, на котором остановилось сердце его дочери, был беден и, следовательно, лишен средств содержать ее в стиле, соответствующем ее положению в обществе. Влюбленная женщина не так-то легко сдается в своих намерениях; моя молодая госпожа постоянными уговорами сломила привязанность или, что более вероятно, страхи своего отца настолько, что он представил молодого джентльмена своей семье, и примерно два месяца спустя моя молодая госпожа стала невестой; однако, как я понял, еще до свадьбы все стороны договорились о том, что, поскольку у зятя не было собственной земли или рабов, он вместе с женой переселится на большой участок земли, принадлежавший моему хозяину в новоприобретенных землях в штате Джорджия.

В сентябре мой хозяин однажды вечером пришел к хижинам в момент нашего возвращения с поля в сопровождении своего зятя и сообщил мне, что подарил меня вместе со многими другими своими рабами своей дочери; и что я вместе с восемью другими мужчинами и двумя или тремя женщинами должен в следующее воскресенье отправиться с новым хозяином в его поместье в Джорджию, куда мы направлялись, чтобы расчистить землю, построить дома и произвести прочие улучшения, необходимые для приема новобрачной будущей весной.

Мне очень понравились внешность и манеры моего нового хозяина — молодого человека на вид лет два7-28, хорошего телосложения. В нашу экспедицию в Джорджию мы должны были взять фургон, запряженный шестью мулами, и меня назначили править этой упряжкой. Перед нашим отъездом молодая госпожа лично заглянула к хижинам и сказала нам, что все отправляющиеся в новое поселение должны зайти к господскому дому, где она снабдила каждого из нас двумя полными комплектами одежды — один из грубой шерсти, а другой из пенькового полотна. Она также подарила каждому по шляпе и две пары обуви, выделила немного денег и наказала нам быть хорошими работниками, подготовить все к ее приезду, а когда она приедет жить к нам, нас не забудут. Поведение этой молодой госпожи настолько отличалось от всего, к чему я привык со времен приезда в Каролину, что я счел себя великим счастливчиком, став ее рабом, и теперь поздравлял себя с мыслью, что отныне у меня будет хозяйка, которая станет относиться ко мне по-доброму и, если я буду хорошо себя вести, не позволит мне нуждаться ни в чем.

В назначенный час мы отправились в Джорджию со всеми инструментами и приспособлениями, необходимыми для основания нового поселения. Мой новый хозяин сопровождал нас и несколько дней ехал медленно, чтобы я не отставал. Мы продолжали путь в таком порядке, пока не достигли реки Саванна у города Огаста, где хозяин объявил мне, что он настолько доволен моим поведением, будто намерен оставить меня с фургоном везти поклажу, а также женщин и детей; сам же он возьмет мужчин и поспешит как можно быстрее к новому поселению, чтобы приступить к работе до моего прибытия. Он велел мне следовать за ними, расспрашивая дорогу к зданию суда округа Морган, и пообещал, что по моему прибытию туда он встретит человека, который проводит меня к нему и находящимся с ним людям. Затем он дал мне двадцать долларов на покупку корма для мулов и провизии для меня и тех, кто был со мной, и оставил меня на большаке полноправным хозяином себя и упряжки. Я решил, что это поразительное доказательство доверия со стороны хозяина не заставит его пожалеть о своем поступке, и продолжил путь с величайшим усердием, стараясь тратить как можно меньше денег на то, что приходилось покупать. На шестой день, утром, я прибыл в наше новое поселение посреди густого леса, состоявшего из обычных для тех мест пород деревьев, имея в кармане три доллара двадцать пять центов — остаток денег, выданных мне в Огасте. Я попытался вернуть их, но хозяин отказался взять и велел оставить их у себя за хорошее поведение. Теперь я был уверен, что все мои беды в этом мире закончились и впредь меня ждет счастливая и спокойная жизнь, ибо я не считал труд тягостью, если был обеспечен хорошей едой и одеждой, а мои остальные нужды должным образом учитывались.

Мой хозяин и люди, находившиеся с ним, до нашего прибытия с фургоном успели сложить срубы двух хижин и в момент нашего приезда были заняты покрытием одной из них дранкой. В течение следующего дня мы достроили обе эти хижины, снабдив их дощатыми полами и небольшими стеклянными окнами, рамы и стекла для которых я привез в фургоне. Мы поставили еще две хижины и конюшню для мулов, после чего принялись за расчистку земли. Спустя несколько дней хозяин объявил, что намерен спуститься в обжитые места для закупки провизии на зиму, а меня оставит надзирать за работниками и руководить работами в его отсутствие. Соответственно, он уехал, забрав с собой фургон и двух мальчишек: одного — править упряжкой, а другого — гнать скот и свиней, которых он собирался купить и пригнать в наше поселение. Теперь я чувствовал себя почти владельцем нашего нового хозяйства и полагаю, что оставленные под моим началом мужчины не считали меня слишком мягким надсмотрщиком. Я и впрямь заставлял их работать очень тяжело, как трудился и сам. Через неделю хозяин вернулся с тяжелым грузом муки и бекона, а также соли и прочих необходимых нам вещей, а на следующий день какой-то белый человек пригнал к нашей станции несколько коров и более двадцати свиней, большая часть которых были матками. В это время года ни свиньям, ни скоту не требовалось никакого нашего прикорма. Леса были полны орехов, травы было вдоволь, однако мы давали нашему скоту соль и продержали свиней в загоне два-три дня, чтобы приучить их к месту.

Теперь мы жили совсем иначе, чем на плантации моего прежнего хозяина. Ежедневно нам давали столько бекона, сколько мы могли съесть, что вместе с хлебом и бататом, имевшимся у нас вволю, составляло наш рацион. Хозяин пробыл с нами более двух месяцев; за это время мы расчистили сорок акров земли под пашню; однако за несколько дней до Рождества произошло событие, которое своими последствиями разрушило все мои перспективы на счастье и полностью изменило дальнейший путь моей жизни. Однажды в наше поселение пришел гонец с письмом, пересылаемым таким образом почтмейстером у здания суда, где находилось почтовое отделение. В этом письме сообщалось о внезапной смерти моего старого хозяина и о том, что в семье возникли трудности, требующие немедленного вмешательства моего молодого господина. Письмо было написано моей хозяйкой. Хозяин немедленно провел опись имеющихся у него запасов провизии и прочего имущества, передал все это под мое начало, дал указания следить за работами и ускакал верхом в тот же вечер, пообещав вернуться не позже чем через месяц. Мы больше никогда его не видели и ничего о нем не слышали до конца января, пока в наше поселение не приехал старший сын моего покойного хозяина в сопровождении незнакомого джентльмена. Сын покойного хозяина к моему удивлению и печали сообщил мне, что мой молодой хозяин, привезший нас в Джорджия, умер; а он сам и сопровождавший его джентльмен являются душеприказчиками умершего и прибыли в Джорджию с целью сдать в аренду сроком на семь лет наше поместье со всеми находившимися на нем людьми, включая меня.

Для меня самой горестной частью этой новости была гибель моего молодого господина, и мне стало еще больнее, когда я узнал, что он был убит на дуэли. Моя молодая госпожа, чья красота привлекала к ней многочисленных женихов, многие из которых были людьми низких помыслов и трусливых сердец, избрала своего мужа описанным мной способом, и его бывшие соперники после его возвращения из Джорджии сговорились с подлой целью отомстить как мужу, так и жене путем убийства первого.

Во всех уголках хлопкового края имеется множество таверн, выполняющих двойную роль питейных и игорных заведений. Эти места содержатся людьми, готовыми отказаться от любых претензий на характер и положение джентльменов ради надежды на корыстную наживу, и посещаются всеми классами плантаторов, хотя не следует понимать это так, будто все плантаторы ходят в эти дома. Среди плантаторов есть люди высокой и честной добродетели, которые одинаково ненавидят и низкую алчность содержателей этих притонов, и глупую порочность тех, кто их поддерживает. Бильярд считается наиболее благородной игрой среди образованных людей и модников, но карты, кости и любые азартные игры на ловкость или риск открыто практикуются в этих вертепах нечестия. Насколько мне известно, во всем хлопковом регионе нет ни единого округа размером десять квадратных миль, где не было бы по крайней мере одного такого скверного кабака, как их часто и справедливо называют. Содержание подобных заведений является средством к существованию, к которому прибегают люди с отчаянной репутацией или безрассудным характером, и они зазывают в гости всех распутников, пьяниц, праздных шатунов и простодушных обывателей окрестных мест. В сообществе, где белый человек никогда не работает иначе как ценой утраты всяких притязаний на звание джентльмена и где ниже достоинства мужчины надзирать за трудом на собственной плантации, можно себе представить число тех, кто посещает эти игорные дома.

Мой молодой хозяин, к счастью для собственной чести, держался в стороне от окрестностей таверны, если только необходимость по делам не заставляла его идти туда; но банда заговорщиков, решивших его погубить, пригласила его через одного из своих членов, который притворился, будто хочет договориться с ним о его имуществе, встретиться с ними в один из вечеров в обычной таверне. Здесь к нему придрались и вызвали его на дуэль на пистолетах через стол, за которым они сидели.

Мой хозяин, который, судя по всему, не выносил упреков в трусости даже среди глупцов, согласился драться, а поскольку у него с собой не было пистолетов, ему предложили пару, принадлежавшую одному из членов шайки, и приняли владельца в качестве его друга, или секунданта в этом деле. Результат оказался таким, какого и следовало ожидать. Мой хозяин был убит с первого же выстрела пулей, прошедшей через его грудь, в то время как его противник отделался без единой царапины.

Слугу немедленно отправили с письмом к моей хозяйке, чтобы известить ее о смерти мужа. Ее разбудили среди ночи, чтобы она прочла письмо, так как подавший его сообщил ее горничной, что ей необходимо прочесть его немедленно. Потрясение ввергло ее в лихорадочный бред, от которого она так и не оправилась. Время к ней возвращалось рассудок, но следующим летом она стала матерью и умерла в родах от родильной горячки. Я узнал об этом из уст чернокожего мужчины, который был разъездным слугой старшего сына моего старого хозяина и находился при своем господине в то время, когда тот приезжал навестить арендатора, которому сдал внаем имение своей сестры в Джорджии.

Имение, к которому я теперь был приписан, было выставлено на аренду сроком на семь лет со всем поголовьем мулов, скота и прочего имущества, а также с семьюстью рабами, шестеро из которых были еще слишком малы, чтобы работать в настоящее время. Запрашиваемая цена составляла тысячу долларов за первый год и две тысячи долларов за каждый из шести последующих лет; арендатор обязывался ежегодно расчищать от леса по тридцать акров земли.

До наступления дня, когда имение должно было быть сдано в аренду согласно условиям объявления, из окрестностей Саванны приехал человек и согласился взять новую плантацию на запрашиваемых условиях. Его немедленно ввели во владение имуществом, и с этого момента я стал его рабом сроком на семь лет.

Судьба забросила меня во власть нового хозяина, от которого, когда я подумал о той части страны, откуда он родом и которая всегда представлялась мне известной своей жестокостью по отношению к рабам, у меня не было оснований ожидать многого хорошего. Я действительно с того самого момента, как увидел этого нового хозяина и узнал место его прежнего жительства, решил приготовиться к суровой участи; но поскольку нас часто постигают худшие разочарования, порой случается и так, что мы обманываемся к лучшему. Этот человек оказался вовсе не так плох, каким я готовился его застать; и все же я испытал на его службе все те бедствия, которых когда-либо опасался; однако я никогда не мог заставить себя питать к нему чувство мести, ибо он был таким же рабом, как и я, и, я полагаю, страдал из них двоих больше. Возможно, перенесенные им самим невзгоды делали его более сострадательным к чужому горю; но несмотря на несправедливость, которую со мной чинили при нем, я никогда не мог смотреть на него как на плохого человека.

Когда он вступил во владение имением, он был один и не давал нам знать, что у него есть жена, до тех пор, пока не прошло по меньшей мере две недели с его появления у нас. Однако в один прекрасный день он собрал нас и сказал, что отправляется вглубь страны за своей семьей, велел нам продолжать работу в имении указанным им образом и, наказав остальным работникам подчиняться моим приказаниям, уехал. Его не было ровно две недели; а когда он вернулся, вся расчищенная земля была засажена хлопком, кукурузой и сладким картофелем, причем дела на плантации продвинулись настолько к его удовлетворению, что он дал мне доллар, на который я купил новые панталоны — мои старые износились при расчистке новой земли и сжигании бревен.

Семья моего хозяина — жена и ребенок — приехала вместе с ним, и моя новая хозяйка вскоре заставила меня пожалеть о смерти моего прежнего молодого хозяина по причинам, далеким от привязанности и уважения.

Эта женщина (хотя она и была моей хозяйкой, я не могу назвать ее леди) являлась дочерью очень богатого плантатора, жившего неподалеку от Милледжвилла, и имела нескольких братьев и сестер. Мой хозяин был родом из Северной Каролины, переехал в Джорджию за несколько лет до этого, нажил некоторое состояние и был женат на моей хозяйке уже более двух лет, когда я стал его временным рабом, как я уже упоминал. За время жизни на Юге я повидал немало семей и был знаком с моральным обликом многих дам, но должен по справедливости сказать, что моя новая хозяйка была худшей женщиной из всех, каких я только встречал среди южан. Ее нрав был сквернее нрава пестрой гадюки, а язык в минуты ярости представлял собой сплошной лексикон сквернословия и злопыхательства.



Мой хозяин и хозяйка привезли с собой двенадцать рабов, больших и малых, семеро из которых были способны выполнять полевые работы. Теперь на нашей новой плантации собралась весьма солидная рабочая сила; а хозяин мой понимал толк в том, как добиться от своих людей хорошей дневной выработки, не хуже любого из своих соседей. Он также был человеком, который, когда ему позволяли следовать собственным склонностям, отличался добротой и гуманностью в поведении по отношению к своим людям; и если бы у него хватило смелости высечь жену два-три раза, как он порой сел своих рабов, и заставить ее соблюдать правила поведения, подобающие ее полу, у меня было бы сносное время рабства у него; и я, по всей вероятности, оставался бы рабом в Джорджии по сей день. До приезда хозяйки у нас было мясо в изобилии, так как хозяин оставил ключи у меня, и я сам выдавал продовольствие людям.

Опасаясь, как бы хозяин по возвращении не стал жаловаться на меня или не заподозрил, что я был не верен своему долгу, я позволял нам (ибо я питался наравне с остальными) лишь по одному порционному блюду из мяса в день. У нас было несколько коров, снабжавших нас молоком, а среди продовольственных запасов имелся бочонок патоки. На завтрак и ужин у нас были мамалыга, сладкий картофель, молоко, патока, а иногда и масло, а на обед — мясо. Если бы нам позволили наслаждаться этой прекрасной пищей и после приезда хозяйки, и будь она женщиной дружелюбного нрава и благовоспитанных манер, я бы считал себя вполне счастливым в этом мире; ибо теперь я жил в столь прекрасной стране, какую мне доводилось видеть, и я сильно сомневаюсь, найдется ли где-нибудь лучше.

Свой нрав хозяйка продемонстрировала в первое же утро по прибытии к нам, сурово избив сыромятной плетью чернокожую девочку, нянчившую младенца, за то, что ребенок плакал и его не могли успокоить. По этому поступку я понял, что хозяйка совершенно не властвует над своими страстями и что в ярости она всегда найдет жертву, на которую обрушит свой гнев, не считаясь ни с справедливостью, ни с милосердием.

Когда нас позвали к обеду в тот день, мяса не оказалось, а хлеба дали очень мало; наша трапеза состояла из плохо приготовленного сладкого картофеля, небольшого количества хлеба и совсем крошечной порции кислого молока. С этого времени нашу мясную пайку урезали окончательно, и нам пришлось питаться лишь хлебом, картофелем да тем скудным молоком, которое милостиво позволяла нам хозяйка. Самой досадной стороной нового порядка стало различие, проведенное между нами — теми, кто находился на плантации до приезда хозяйки, — и рабами, которых она привела с собой. Последним она отдавала лучшую часть кислого молока, всю пахту и, как мне кажется, то и дело выдавала мясные пайки.



Со своей стороны мы (я имею в виду людей старого призыва) не были полностью лишены мяса, поскольку хозяин порой жаловал нам целый пласт бекона за раз; его он крал из собственной коптильни — я говорю «крал», потому что он брал его без ведома хозяйки и всегда самым строжайшим образом наказывал нам не проговариваться ей, что мы получили это мясо. Она была столь же небрежна в обязанностях хорошей хозяйки, сколь высокомерна в стремлении взять под контроль то, что не входило в сферу ее домашних забот, и никогда не замечала пропажи отданного нам бекона, так как не утруждала себя проверкой кладовой. Добывая все съедаемое нами мясо тайком через хозяина, мы получали запады нерегулярно — раз или два в неделю, в зависимости от обстоятельств. Однако, убедившись в добрых намерениях хозяина по отношению ко мне, я проникся сочувствием к его судьбе и вскоре сильно привязался к нему. Ему приходилось немногим лучше от рук хозяйки, чем мне, если не считать того, что, обедая за одним столом с ней, он всегда получал вдоволь сытной пищи; но что касается брани, то, пожалуй, мы с хозяином могли бы объединить имущество в общий пай без особого ущерба для каждого из нас. Я заслужил доброе мнение хозяина, и всякому было заметно, что он доверяет мне больше, чем остальным рабам, и часто обращался со мной как со старшим над своими людьми.

Это вызывало негодование хозяйки, которая при всех своих дурных качествах сохраняла некое подобие эгоистичной привязанности к рабам, прибывшим с ней из имения ее отца. Она редко видела меня, не одарив привычным приветствием из ругательств; а в изощренности и сарказме колкостей и насмешек, которыми она сдабривала свою брань, она превосходила всех людей, каких мне доводилось встречать. Чтобы составить хоть какое-то представление о ее словоохотливом и сквернословном остроумии, нужно было послушать ее, особенно в воскресное утро или дождливый день, когда все люди околачивались вокруг кухонь, стоявших плотным кольцом возле ее жилища. К моему хозяину она относилась не более почтительно, чем ко мне. Говорят, беда любит компанию, и я искренне верю, что мы с хозяином чувствовали взаимную привязанность из-за общих страданий.





ГЛАВА XIV.

Край, где я теперь жил, был новым и изобиловал всякой дичью, обычной для новых поселений. Плата за труд стояла высокая, и порой я мог заработать полтора доллара за день, выполняя поденную работу по воскресеньям. Обычная стоимость дневного заработка здесь составляла один доллар. Хозяин платил мне исправно и честно за всю работу, что я делал для него по воскресеньям, и я никогда не ходил искать заработка в другие места. Все остальные его люди получали плату на тех же условиях. Он также подарил мне старое ружье, повидавшее немало тяжелых испытаний: ложе его было совершенно разбито, а замок не давал искры. Я отнес ружье местному кузнецу, и тот починил замок, так что мой мушкет стал бить наверняка — не хуже любого другого оружия. Опыт показал, что, несмотря на износ ложа и замка, ствол нисколько не пострадал от перенесенных испытаний.

Теперь я впервые в жизни стал охотником в подлинном смысле этого слова и обычно так управлялся со своими делами, что выкраивал для себя половину субботы. Это удавалось мне благодаря тому, что я уговаривал хозяина назначать мне недельную норму работы в понедельник утром.

Суббота отводилась под охоту, если мне не приходилось работать весь день, и вскоре я довольно искусно научился обращаться с ружьем. Я устраивал в лесу солонцы, куда по ночам приходили олени, и отстреливал их с помоста из досок, устроенного на ветвях дерева. Еноты водились здесь в изобилии, достигали крупных размеров и были жирными в любое время года. В апреле земля сплошь устилалась орехами прошлогоднего урожая. Теперь я начал жить хорошо, несмотря на преследования, которые хозяйка все еще вела против меня, и чувствовать себя в какой-то мере независимым человеком.

Нрав хозяйки портился день ото дня, а в довершение моих бед здоровье хозяина стало ухудшаться, и ближе к концу осени он сказал мне, что уже чувствует симптомы приближающейся смерти.

Это стало для меня источником больших тревог и хлопот, ибо я ясно видел: если я когда-нибудь попаду под безраздельную власть хозяйки, то буду с тоской вспоминать худшие времена моего рабства в Южной Каролине. С приближением зимы я опасался, как бы хозяин не слег окончательно и не скончался весной, поскольку его болезнью была чахотка легких.



Эту зиму мы провели за расчисткой земли, после того как убрали урожай хлопка и кукурузы, и на нашей плантации не происходило ничего нарушавшего обычное однообразие жизни раба, если не считать того, что в январе хозяин сообщил мне о своем намерении отправиться в Саванну за бакалеей и прочими припасами, необходимыми в следующем сезоне, а также взять с собой груз хлопка на нашей упряжке с фургоном, причем править должен был я. Эта весть меня не огорчила: во-первых, поездка в Саванну на короткое время освобождала меня от тирании хозяйки, а во-вторых, давала возможность повидать множество незнакомых мест. Впоследствии из этой поездки я извлек и третью пользу, хотя в то время она не входила в мои расчеты.

Хозяин еще не обзавелся хлопкоочистительной машиной в своем имении, поскольку земля не принадлежала ему, и мы возили хлопок-сырец почти за три милии на отжим, отдавая за это четверть урожая владельцу машины.

Когда настал час отправления, я нагрузил фургон десятью тюками хлопка и пустился в путь с той же упряжкой из шести мулов, на которой приехал из Южной Каролины. Ничего примечательного со мной не происходило до вечера четвертого дня, когда мы находились в ста милях от дома. Хозяин остановился на ночлег (ибо он путешествовал со мной верхом на лошади) в доме старого друга; и я слышал, как хозяин в беседе с этим джентльменом (а он им несомненно являлся) отзывался обо мне очень хорошо и говорил, что я — самый преданный и надежный негр из всех, какими он когда-либо владел. Он также обмолвился, что если доживет до окончания семилетнего срока аренды, на который меня взял, то намерен выкупить меня. Он много чего еще сказал обо мне; и мне показалось, будто я расслышал, как он рассказывал другу что-то о моей хозяйке, но это произносилось вполголоса, и я не смог разобрать отчетливо. Когда утром я уезжал со своей упряжкой, этот джентльмен вышел к фургону и велел одному из своих рабов помочь мне запрячь мулов. На прощание он наказал мне заехать к нему на обратном пути и переночевать, пообещав, что мойка и кухня его дома всегда будут к моим услугам, если мне еще доверия проезжать в тех краях.

Я упоминаю об этих мелочах лишь затем, чтобы показать: если на Юге существуют суровые и жестокие хозяева, то встречаются и другие — противоположного нрава. Рабовладельцы — такие же люди, не лучше и не хуже остальных, причем одни добры, а очень многие скверны. Мой хозяин и этот джентльмен несомненно принадлежали к числу добрых, но контраст между ними и некоторыми другими, повиданными мною, был, к несчастью для многих рабов, разительным. Впоследствии я еще упомяну об этом джентльмене, в доме которого находился, и никогда не назову его без чести и не вспомню без благодарности.

Путешествуя по стране с упряжкой, помимо обязанностей возницы, я главным образом наблюдал за положением рабов на различных плантациях, мимо которых мы проезжали, и сравнивал порядки в Джорджии с тем, что я прежде видел в Каролине.

Между различными хлопковыми плантациями в Джорджии существует такое же сходство, как между фермами в Нью-Йорке или Нью-Джерси. Тот, кто видел одно хлопковое поле, видел и все остальные, за исключением разницы, проистекающей из свойств хорошей или дурной почвы либо хорошей и плохой обработки; однако контраст в обращении с рабами на разных плантациях поразителен. Мы ехали по дороге, не изобиловавшей постоялыми дворами, и часто останавливались на ночлег в частных домах плантаторов; я замечал, что моего хозяина принимали как гостя и обращались с ним как с другом семьи, тогда как меня неизменно оставляли на дороге с фургоном, а хозяин давал мне денег на покупку еды для меня и моих мулов.



У меня зашло в привычку, когда мы ночевали в домах таких джентльменов, отправляться вечером на кухню, накормив мулов и отужинав самому, и проводить какое-то время в беседе с темнокожими людьми, которых удавалось там застать. Однажды вечером мы остановились до захода солнца и распрягли мулов у дороги, примерно в двухстах ярдах от дома плантатора, куда мой хозяин отправился просить гостеприимства для себя.

Устроив упряжку на ночь и поужинав, я по обыкновению отправился на кухню к цветным людям, принадлежавшим этой плантации. Солнце только что село, когда я добрался туда, и вскоре после этого вошел чернокожий мальчик и сказал женщине, бывшей единственным человеком на кухне к моменту моего прихода, чтобы она шла к дому надсмотрщика. Она тут же отправилась в путь, подчиняясь этому приказу; а я, не желая оставаться в одиночестве в чужом доме, решил последовать за ней и повидать остальных людей этого имения. Когда мы подошли к дому надсмотрщика, цветные люди возвращались с поля, и вместе с ними шли надсмотрщик и еще один человек, одетый гораздо лучше, чем обычно одеваются надсмотрщики.

Я стоял на некотором расстоянии от этих господ, не считая благоразумным выказывать излишнюю прыть среди незнакомцев. Всех чернокожих созвали вместе, и надсмотрщик объявил им, что кто-то из них украл жирного борова из загона, унес его в лес, а там зарезал и разделал; что он сам сегодня отыскал место, где была забита свинья, и что если они не во всем признаются и не назовут виновников этой кражи, то всех их жестоко высекут. На эту угрозу не последовало иного ответа, кроме всеобщего заверения в невиновности обвиняемых. Тогда всем им приказали лечь на землю и обнажить спины, после чего надсмотрщик принялся по очереди хлестать их длинным кнутом, пока не устал. К счастью для этих людей, их было больше двадцати человек, что помешало надсмотрщику нанести много ударов каждому в отдельности.

Когда каждый по очереди получил свою долю ударов, надсмотрщик вернулся к тому человеку, к которому применил кнут первому, и заявил, что твердо знает: тот ведает, кто украл свинью; и если он не назовет вора, он будет сечь его всю ночь. Затем он снова принялся хлестать спину этого несчастного, пока не заструилась обильная кровь; но страдалец закрыл лицо руками и не произнес ни слова. Тогда другой джентльмен спросил надсмотрщика, уверен ли тот, что именно этот человек украл поросенка; и получив утвердительный ответ, заявил, что заставит малого сказать правду, если тот будет следовать его указаниям. Он осведомился у надсмотрщика, приходилось ли ему когда-нибудь пробовать драку с дикой кошкой на строптивом негре, и услышал в ответ, что об этом наказании слыхали, но на данной плантации никогда не применяли.

Тогда мальчишке приказали бежать в дом и принести кота, что тот вскоре и исполнил. Крупного серого кота-крысолова взял тот хорошо одетый джентльмен, водрузил на обнаженную спину поверженного чернокожего близ плеча и с силой протащил за хвост вниз по спине и вдоль голых бедер страдальца. Кот впился когтями в плоть и зубами отрывал куски кожи. Человек ревел от боли и катался бы по земле, если бы его не удерживали силой четверо других рабов, каждый из которых прижал по руке или ноге. Как только кота оттащили, мужчина произнес, что расскажет, кто украл свинью, и признался, что он и еще несколько человек (трое из которых в ту минуту держали его) утащили боропа — зарезали, разделали и съели. В награду за это признание надсмотрщик объявил, что он получит еще порцию кота, которого снова протянули по его спине, но на сей раз не сверху вниз, как прежде, а от бедер к голове. После этого человеку позволили подняться, а каждого из названных им участников кражи заставили лечь и дважды протащить по спине кота: сперва вниз, а затем вверх. По окончании наказания чернокожая женщина обмыла раны каждого пострадавшего соленой водой, после чего всех отпустили. Это была самая мучительная казнь из всех, что мне доводилось видеть на черных людях, и, по моему мнению, весьма опасная, ибо кошачьи когтя ядовиты, а нанесенные ими раны легко воспаляются.

Все это время я оставался на расстоянии пятидесяти ярдов от места расправы, опасаясь подходить ближе или отступать, как бы самому не навлечь на себя гнев этих кровожадных судей. Когда все закончилось и мои чувства немного успокоились, мне показалось, что голос хорошо одетого джентльмена знаком мне; но я никак не мог вспомнить, кто он и где слышал его, пока господа наконец не покинули это место и не направились к усадьбе. Проходя мимо меня, я узнал в спутнике надсмотрщика своего прежнего хозяина — работорговца, который купил меня в Мэриленде и привез в Каролину.

Позднее я узнал от хозяина, что этот человек прежде занимался африканской работорговлей, от которой отказался за несколько лет до этого ради более безопасного и менее хлопотного дела — скупки негров на Севере и доставки их на Юг в качестве товара. На этом поприще он сколотил весьма солидное состояние, недавно женился в богатой семье из здешних мест и стал крупным плантатором.

Два дня спустя мы добрались до Саванны, где хозяин продал свой хлопок и закупил целый фургон сахара, патоки, кофе, обуви, мануфактуры и прочих вещей, нужных в хозяйстве. На следующий день после въезда в город я вновь покинул его и взял курс вглубь страны. В Саванне я видел множество чернокожих рабов, которые тем не менее вели себя как свободные люди настолько, что ходили на работу куда и к кому хотели, получали собственное жалованье и сами обеспечивали себя пропитанием, обязавшись лишь выплачивать определенную сумму в конце каждой недели своим хозяевам. Один из этих людей рассказал мне, что отдает хозяину по шесть долларов каждый субботний вечер; при этом он был прилично одет и выглядел зажиточным. Саванна оказалась очень оживленным местом, на пристанях я увидел груды сваленного хлопкового волокна, однако внешний вид самого городка не производил особого впечатления в пользу его обитателей.

По дороге домой я несколько дней ехал иной дорогой, нежели та, которой мы спускались вниз; и в пятидесяти или шестидесяти милях от Саванны проехал мимо крупнейшей плантации из всех, какие мне доводилось видеть. Мне кажется, я насчитал по меньшей мере тысячу акров хлопка на одном поле, ровном, как лужайка для игры в шары. Как мне сказали, на этом поле трудилось триста пятьдесят человек, разбиравших остатки хлопка из коробочек; и это были самые несчастные на вид рабы из всех, кого я встретил за свои странствия.

Стояла самая глухая зима, и хотя погода не баловала холодом, все же это была зима для данных мест; и человек, проживший на реке Саванне несколько лет, обнаружит, что зимой там страдает от холода почти так же сильно, как страдал бы в ту же пору года на берегах Потомака, если бы всегда жил там.

Насколько я мог заметить, эти люди были совершенно без обуви, и среди них не наблюдалось никакой одежды вроде шляп. У каждого имелось грубое одеяло с прорезанными для рук дырками, а верх стягивался на шее так, что получалось нечто вроде просторного балахона, завязывавшегося спереди на завязки. Во время работы руки оставались обнаженными, и у некоторых помимо этого одеяльного балахона почти не было никакой иной одежды. Внешний вид этих людей служил неоспоримым доказательством того, что они не едят свинину и что великий пост длится у них круглый год.

Возвращаясь домой, я снова ночевал у того джентльмена, о котором уже упоминал как о друге моего хозяина; он покинул меня вскоре после того, как мы выехали из Саванны, и больше я его не видел до самого дома.



Вскоре после моего возвращения из Саванны в окрестностях плантации моего хозяина произошло весьма мрачное происшествие. Примерно в двух милях от нашего жилья обитал холостяк, чьим экономством заведовала мулатка. Хозяин был молодым человеком лет двадцати пяти, а экономке исполнилось не меньше сорока. У нее подрастали дети, одного из которых — отца этого холостяка — хозяин продал в мое отсутствие и увез на Запад. Эта женщина приобрела непостижимое влияние над молодым господином, который жил с ней как с женой и предоставил ей полное распоряжение своим домом и всем имуществом. До того как поселиться здесь и пока он жил с отцом, которому женщина тогда принадлежала, старый джентльмен, заметив привязанность сына к этой самке, продал ее торговцу, направлявшемуся к реке Миссисипи, в отсутствие молодого человека; но когда тот вернулся домой и узнал о содеянном, он немедленно бросился вдогонку за покупателем, настиг его где-то на индейской территории и выкупил женщину по завышенной цене. Затем он привез ее назад, поселил в качестве экономки в своем нынешнем доме, покинул отца и стал жить с этой женщиной лично.



На плантации, примыкавшей к землям джентльмена-холостяка, жил плантатор, которому принадлежал молодой мулат по имени Франк, лет двадцати четырех или двадцати пяти, парень весьма расторопный и к тому же пригожий. Франк воспылал к этой женщине — годившейся ему в матери не меньше, чем ее хозяин, — такой же страстью, какую питавший к ней холостяк; и она отвечала Франку взаимностью в ущерб своему владельцу. Франк завел привычку навещать хозяйку по ночам; ее хозяин заподозрил неладное и запретил Франку появляться в доме. Это лишь усилило пламя, бушевавшее в сердцах влюбленных; после долгих и мучительных раздумий они решили погубить господина. Она спланировала заговор и добыла орудие убийства, взяв ружье хозяина с обычного места и передав его Франку, который явился вечером, когда тот ужинал в одиночестве.

Люси всегда прислуживала хозяину за трапезой и, зная, где он обычно сидит, проковыряла дыру между двумя бревнами стены, зная, что во время ужина он будет сидеть к ней спиной. По условному сигналу Франк тихо подкрался к дому, просунул ствол в проделанное для него отверстие и разрядил заряд картечи между лопаток ничего не подозревавшего господина, который вскочил с места и замертво рухнул рядом со столом. Об убийстве не ведали в округе до следующего утра, пока сама женщина не отправилась в дом на соседней плантации и не объявила об этом.

У убитого джентльмена оставалось несколько других рабов, но в момент его смерти дома никого не было, кроме одного мужчины; да и тот так перепугался, что боялся бежать и поднять тревогу в округе. Я хорошо знал этого человека и полагаю, что он боялся женщины и ее сообщника. Я никогда не сомневался в его невиновности, хотя он понес наказание на основании одной лишь подозрительности — более страшное, чем любая обычная смерть.

Как только соседи-джентльмены узнали об убийстве, они поспешили осмотреть тело и принялись столь же ревностно расспрашивать о тех, кто совершил это кровавое дело. Мой хозяин оказался в числе первых, прибывших в дом покойного; и вскоре половину рабов с окрестных плантаций арестовали и привели к бывшему жилищу убитого. Сам же я с той минуты, как услышал об убийстве, нисколько не сомневался в его авторах.

Молчание — великая добродетель, когда говорить опасно; я же давно решил никогда не высказывать непрошеных мнений в спорах между белыми и рабами. Мировой судья допросил множество свидетелей еще до прибытия коронера; после же приезда последнего созвали присяжных, и больше половины дня ушло на расспросы разных чернокожих людей, не выявившие никаких обстоятельств, способных указать на чью-либо вину в убийстве. Хозяин, присутствовавший все это время, под конец попросил допросить меня, если сочтут мои показания полезными, так как ему хотелось отправить меня домой к работе. Меня привели к присяге на Евангелии говорить всю правду; в начале показаний я заявил, что считаю убийцами Франка и Люси, и перечислил основания, на которых зиждилось мое мнение. Франк на допросе не присутствовал, а Люси, принявшая присягу, утверждала, будто ничего не ведает: в момент выстрела она якобы ушла на кухню за молоком к ужину хозяина, а услышав пальбу, вбежала в комнату в ту самую секунду, когда он рухнул на пол и испустил дух; открыв же дверь и выглянув наружу, она никого не увидела и не услышала.

Когда привели Франка и заставили прикоснуться к телу покойного (что его принудили сделать, поскольку поговаривали, будто от прикосновения убийцы труп кровоточит), он так затрясся, что я думал, он упадет, однако из ран мертвеца не выступило ни капли крови. Впрочем, в данном случае это принудительное прикосновение возымело куда более мощный разоблачительный эффект, чем истечение любой крови: едва Франк убрал руку от мертвеца, коронер повелительным тоном спросил его, словно будучи уверен в факте, зачем он это сделал. Франк был настолько сбит с толку страхом и раздавлен вопросом, что лишился всякого самообладания и с отчаянием в голосе завопил, что его заставила Люси.

Люси, вышедшую из комнаты при появлении Франка, немедленно возвратили и поставили лицом к лицу с подельником, но из нее не удалось выжать ни слова признания. Она упорствовала: если Франк и убил ее хозяина, то сделал это по собственной воле, без ее ведома и советов. Кто-то теперь впервые додумался поискать ружье покойного, которого не оказалось на обычном месте. Франк признался, что совершил преступление из этого ружья, врученного ему Люси. Франка, Люси и Билли — чернокожего мужчину, против которого не имелось улик или поводов для подозрений, кроме того факта, что он находился на кухне в момент убийства, — предали заключению в новом срубе на соседней плантации, держали в оковах в строгом заточении чуть более двух недель, после чего судили перед лицом местных джентльменов, собравших для этого суд. Люси и Франка приговорили к повешению, а Билли оправдали; впрочем, его не отпустили, а оставили под стражей до казни подельников, состоявшейся через десять дней после суда.

Утром в день казни хозяин объявил мне и всем остальным людям, что мы должны отправиться на повешение — так называли это действо он сам и прочие. Место расправы находилось всего в двух милях от усадьбы хозяина, и я поспел туда вовремя, чтобы занять удобное место близ виселицы, откуда смог наблюдать за всеми процедурами этого мрачного ритуала. По оценкам хозяина, на сцене собралось не менее пятнадцати тысяч человек, причем больше половины составляли черные; все плантаторы на много миль вокруг разрешили или заставили своих людей явиться на это повешение.

Билли привели к виселице вместе с Люси и Франком, но ему разрешили идти рядом с телегой, в которой те ехали. У подножия виселицы, после того как петля захлестнулась на ее шее, Люси призналась, что убийство изначально было задумано ею, а Франк лишь исполнил его по ее наущению. По ее словам, сначала она собиралась привлечь к делу Билли, но затем поделилась планами с Франком, предложившим застрелить ее хозяина, если она достанет ружье и не посвятит в тайну никого другого.

Белый человек прочитал долгую проповедь под виселицей, роль которой выполняла ветвь дерева, после чего с напутствием выступил чернокожий. Осужденных повесили одновременно, а когда они окончательно скончались, джентльмены провели совет о дальнейшей судьбе Билли: поскольку он находился в доме в момент убийства хозяина и немедленно не сообщил об этом, его сочли виновным в укрывательстве смерти и приговорили к пятистам ударам плетью. Я сидел на ветке дерева неподалеку от места заседаний суда и отчетливо слышал весь процесс и приговор. Одни отправились в лес резать гикориевые прутья, а другие раздели Билли и привязали его к стволу. Наготове было больше двадцати длинных розг, некоторые длиной в шесть или семь футов, и двое мужчин принялись сечь одновременно, стоя по обе стороны от преступника, причем один из них работал левой рукой.

Мне часто доводилось видеть сеченых чернокожих, и всегда, когда удары наносились с особой жестокостью, страдалец кричал и молил о пощаде; однако в данном случае боль от сдвоенных ударов гикориевых розг была настолько невыносимой, что Билли не издал ни единого стона; и я не думаю, что он дышал пару минут после первых же ударов. Он прижался к стволу дерева, вокруг которого были обвязаны его руки и ноги, втянул плечи в голову, как умирающий человек, и дрожал, точнее, содрогался всем телом. Кровь хлынула с самого начала и через несколько минут образовала лужицы у корней дерева. Я видел клочья плоти длиной с мой палец, вылетавшие из ран на его спине; и верю, что он потерял сознание за все время, пока получал последние двести ударов. Когда назначенный следить за этим лицом отсчитал все пятьсот ударов, полуживое тело отвязали и положили в тени дерева, на котором я сидел. Джентльмены, вершившие порку, числом человек восемь или десять, в кругу друзей устроились под тем же деревом пить пунш до тех пор, пока неподалеку под навесом из зеленых ветвей не подоспеет обед.

После обеда Билли, стонавшего на земле там, где его оставили, подняли, погрузили в телегу, на которой Люси и Франка привезли к виселице, и доставили в усадьбу его покойного хозяина, где он пролежал в доме и постели более трех месяцев и после этого уже никогда не годился к серьезной работе в мое время пребывания в Джорджии.



Люси и Франка, провисевших полчаса на виселице, сняли и позволили рухнуть в глубокую яму, выкопанную под ними, пока они висели. Как только они упали, на них сверху сбросили землю, и могила закрылась навсегда.

Казнь состоялась в четверг, а огромная масса людей, съехавшихся поглазеть на смерть, окончательно разъехалась лишь к следующему понедельнику. На место свезли повозки, арбы и экипажи; для удобства и размещения толпы раскинули балаганы и палатки; а за страшными зрелищами, которые я только что описал, последовали музыка, танцы, торговля лошадями, азартные игры, пьянство, драки и все прочие виды развлечений и излишеств, к которым пристрастны южане.

Днем мне приходилось работать, но каждую ночь я ходил смотреть на этот погребальный карнавал — толпы участников которого, казалось, лишь прирастали, а не редели в течение последующих пятницы и субботы. Лишь к полудню воскресенья толпа стала заметно редеть; а в понедельник утром, после завтрака, последние повозки покинули площадь, истоптанную в пыль, сухую и легкую, как пепел, и могила убийц осталась наедине с лесной тишиной.



Разумеется, повешенные вполне заслужили свою кару; но сечь человека до потери сознания лишь за то, что он не предотвратил убийство, совершенное без его ведома, было чудовищным самоуправством; и я не мог уразуметь правомерности наказания за то, что он проявил слабость или робость, утаив преступление в ту же минуту, как оно стало ему известно.

Южанам необходимо проявлять бдительность в охране нравственного облика своих рабов и даже наказывать за умысел совершить преступление, когда таковой удается доказать; ибо природа отношений между хозяином и рабом в подавляющем большинстве случаев такова, что между ними не может существовать сердечности; а поскольку чувства, связывающие членов общества в условиях свободы и социального равенства, отсутствуют, господину приходится прибегать к принципам физического принуждения и правилам ментального подавления, неведомым при ином устройстве общественного договора.

Ошибочно полагать, будто южные плантаторы смогли бы удержать свое имущество или жить среди рабов, если бы тех не держали в страхе перед наказанием, неизбежным после актов насилия и беспорядков. Между чувствами людей разных рас нет различий в том, что касается их личных прав. Чернокожий человек точно так же жаждет обладать свободой и наслаждаться ею, как жаждал бы белый, лишись он этого бесценного блага. Не мне судить, в равной ли степени один подготовлен к наслаждению свободой, что и другой. Низкое невежество, моральная деградация и умственная испорченность суть неразлучные спутники; и в груди невежественного человека зависть с местью правят безраздельно.

В апреле месяце мне довелось стать свидетелем мучительного зрелища отправки в бездну вечности двух ближних и истязания третьего сверх всяких мук обычной смерти — не за его преступления, а ради устрашения прочих; причем не столько для того, чтобы удержать других от злодеяний, сколько для побуждения их к более ревному и преданному исполнению долга перед владельцами. Мой дух еще не оправился от угнетенности, вызванной той сценой, где мои чувства всколыхнулись чужим горем, как меня призвали к более близкому и непосредственному осознанию страданий, которые, как я теперь слишком ясно видел, готовились для меня самого.

Здоровье моего хозяина продолжало ухудшаться, и я рассчитывал, что он не переживет лета. В этом, однако, мои ожидания не оправдались; но он болел столь тяжко, что редко выбирался в поле и почти не обращал внимания на плантацию и возделку культур. После июня он оставил на меня заботы о хлопковом поле и больше не появлялся на плантации до октября; тогда он однажды выехал на маленьком индийском пони, которого использовал для верховой езды, пока его не истощила болезнь. Этим летом я сильно страдал от нехватки хорошей и сытной провизии, поскольку хозяин больше не мог снабжать меня из своей кладовой с прежней щедростью. Мне пришлось за лето истратить почти весь прочий заработок на бекон, дабы вынести выпавшие на мою долю тяжести и труд. Хозяин часто звал меня к себе в дом и вел со мной очень добрые разговоры; и я верю, что никакой наемный надсмотрщик не смог бы вести дела усерднее меня, пока следующей зимой не был убран весь урожай.

Вскоре после того, как в октябре хозяин вышел в поле, он велел мне явиться к нему и на прощание подарил довольно хорошее пальто из плотной серо-коричневой ткани, почти новое, сказав, что оно пригодится мне грядущей зимой. Тогда же он пожаловал мне сапоги, которые сносил наполовину, но голенища у них были отменными. Это пальто и сапоги сослужили мне впоследствии отличную службу.

С приближением зимы хозяин слабел, и хотя в хорошую погоду он все еще прогуливался по дому, становилось очевидно, что он подходит к концу земного существования. Зима выдалась для меня тяжелой. Урожай хлопка был обильным, и мы убирали его с полей еще какое-то время после Рождества, что заставляло меня трудиться изо всех сил и понуждать к тому же товарищей по несчастью, расчищая землю, которую хозяин был обязан ежегодно отводить под пашню в этом имении. Он просил меня расчистить под хлопок как можно больше земли к сроку, а остальное после расчистки засеять кукурузой.

Поскольку теперь хозяин, не покидавший дома, доверил мне полное руководство плантацией, мне пришлось взять на себя власть надсмотрщика над товарищами-рабами, и я нередко находил правильным наказывать их розгами, дабы принудить к работе. Сперва я испытывал сильнейшее отвращение к гикориевым прутьям — единственному орудию, коим я наказывал провинившихся, — но чем дольше я привыкал к этой практике, тем обыденнее и менее противной она мне казалась; и я полагаю, что несколько лет усердия и опыта сделали бы из меня столь же закоренелого погонщика негров, каких полно в Джорджии, хотя я сознаю, что никогда не ожесточился бы до раздевания человека ради порки и не согласился бы принуждать людей к труду без достаточного количества хорошей пищи, будь у меня возможность обеспечить их этим первейшим из утешений.

В феврале мой хозяин стал настолько слаб, и его кашель был таким изнурительным, что он слег в постель, которую больше не покидал, за исключением лишь одного раза, перед тем как его завернули в саван. В марте два брата моей хозяйки приехали навестить ее и остались с ней до самой смерти моего хозяина.

Пробыв у своей сестры около трех недель, однажды они зашли на кухню, когда я пришел пообедать, и сказали, что собираются меня выпороть. Я спросил их, за что они собираются меня пороть? На это они ответили, что хорошая порка пойдет мне на пользу, и что в любом случае мне нужно готовиться к ней. Тут к нам присоединилась моя хозяйка и, обругав меня самым яростным образом в течение нескольких минут и осыпав самыми грубыми ругательствами, заявила, что давно задолжала мне порку и что теперь я ее получу.

Затем она приказала мне снять рубашку (на мне не было никакой другой одежды, кроме пары старых штанов из грубого льна), а два брата поддержали приказ своей сестры: один направил мне в грудь пистолет, а другой занес над головой большую дубинку в угрожающей позе. Сопротивление было бесполезно, и мне пришлось подчиниться. Когда рубашка была снята, мне связали руки прочной веревкой для кровати и отвели к дереву, называемому «гордость Китая», которое росло во дворе. Мои руки за веревку, перекинутую через ветку, подняли так, что мои ноги перестали касаться земли. Будучи подвешенным таким образом в воздухе на веревке, когда весь мой вес приходился на запястья, я не мог пошевелить никакой частью тела, кроме ступней и ног. Меня никогда не пороли с самого детства, и я чрезвычайно остро ощущал несправедливость происходящего; но ни справедливость, ни мои чувства не тронули сердец моей хозяйки и ее братьев — столь же жестоких по нраву и диких в манерах людей, как и она сама.

Первые удары гикори произвели ощущение, которое я могу сравнить лишь с потоками обжигающей воды, текущими по моей спине; но после того как на меня обрушилась сотня или полторы сотни ударов, боль стала менее острой и пронзительной, сменившись тупой и мучительной ломотой, которая, казалось, доходила до самого моего позвоночника.

Пока я висел на веревке, движение моих ног иногда заставляло меня поворачиваться, и вскоре после того, как они начали меня бить, когда мое лицо было обращено к дому, я увидел бледную, похожую на мертвеца фигуру моего хозяина, стоявшего в дверях, и услышал его слабый голос, едва громче тяжелого дыхания, приказывавшего своим шуринам отпустить меня. Эти приказы игнорировались до тех пор, пока я не получил ровно три сотни ударов; и, без сомнения, мне нанесли бы еще больше, если бы мой хозяин, приложив усилия сверх своих сил, опираясь на палку, не добрался до меня и, поместив свое похожее на скелет тело рядом со мной, пока я висел, не сказал своим шуринам, что если они ударят еще хоть раз, он пошлет за юристом и отдаст их под суд. Это вмешательство остановило продолжение моего наказания, и, сняв меня, они отнесли хозяина обратно в дом. Я все еще был способен ходить и прошел на кухню, куда последовала моя хозяйка, заставившая меня позволить обмыть меня соляным раствором черной женщине, которая работала у нее кухаркой. Затем мне разрешили надеть рубашку и лечь в постель.

Это была суббота, а на следующий день, проснувшись поздно утром, я обнаружил, что не могу повернуться или встать. Я чувствовал слишком сильное возмущение из-за жестокости, со мной проявленной, чтобы звать кого-то на помощь, и лежал на своей постели из кукурузной шелухи до полудня, когда ко мне пришла хозяйка и спросила, как я себя чувствую. Раб не смеет выказывать чувства негодования, и я смиренно ответил, что мне очень больно и я не могу встать. Тогда она позвала мужчину и женщину, которые пришли и подняли меня; но тут я обнаружил, что моя рубашка пристала к спине так крепко, будто выросла на ней. Кровь и ушибленная плоть слились с тканью леня, образовав лишь внешний слой огромной коросты, покрывавшей мою спину.

После того как меня спустили вниз, хозяйка велела обмыть меня в теплой воде, а спину и бока натирали теплым жиром, пока рубашка не пропиталась маслом и, размягчившись, наконец не отделилась от моей спины. Затем хозяйка велела вымыть и смазать мою спину жиром и надела на меня одну из старых льняных рубашек моего хозяина. Она встревожилась и боялась либо того, что я умру, либо что я еще долго не смогу работать. В итоге на этот раз она лишилась моего труда на целый месяц, а в конце концов из-за этой порки лишилась и меня самого.

Как только я смог ходить, хозяин прислал за мной, велев подойти к его постели, и сказал, что очень сожалеет о случившемся; что это не его вина и что, будь он здоров, меня бы никто и пальцем не тронул. На его глазах выступили слезы, когда он говорил со мной, сказав, что, поскольку ему осталось жить недолго, он надеется, что я останусь верен ему, пока он жив. Я пообещал это сделать, так как действительно любил своего хозяина; но я уже решил, что, как только он окажется в могиле, я попытаюсь бежать из Джорджии и хлопкового края, даже если платой за эту попытку станет моя жизнь.

Как только я оправился от ран, я снова принялся за работу — уже не на прежней должности надсмотрщика на плантации моего хозяина, поскольку это место теперь занимал один из братьев моей хозяйки, а в лесу, где моя хозяйка решила расчистить новое поле. С тех пор я только и делал, что корчевал и расчищал землю, пока оставался в Джорджии, но я постоянно готовился к отъезду из этой страны.

Мой хозяин был офицером ополчения и имел шпагу, которую надевал в дни парадов, а в остальное время вешал ее в комнате, где спал. У меня зародилась мысль, что эта шпага пригодится мне в долгом путешествии, которое я намеревался предпринять. Однажды вечером, когда я зашел навестить хозяина и некоторое время простоял у его постели, он закрыл глаза, словно собираясь уснуть, и в сумерках я снял шпагу с того места, где она висела, и выбросил ее в окно. Я знал, что хозяин больше никогда не будет нуждаться в этом оружии, но все же испытывал угрызения совести при мысли о том, что граблю столь хорошего человека. Выйдя из комнаты, я подобрал шпагу, а впоследствии спрятал ее в дупле дерева в лесу, недалеко от места, где работал каждый день.





ГЛАВА XV.

Мой хозяин умер в мае, и я проводил его в последний путь с тяжелым сердцем, ибо чувствовал, что потерял единственного друга на всем белом свете, который одновременно обладал и способностью, и желанием защитить меня от тирании и угнетения, которым подвергаются рабы на хлопковой плантации.

Будь он жив, я бы остался с ним и никогда бы его не покинул, так как он обещал выкупить оставшийся срок моей службы у моих владельцев в Каролине; но когда он ушел, я почувствовал разрыв последней нити, связывавшей меня с тем местом, где я тогда находился, и мое сердце тосковало по жене и детям, от которых к тому времени был разлучен уже более четырех лет.

Я ни во что не ставил свою жизнь, если бы она должна была угаснуть под властью моей хозяйки и ее братьев, хотя после смерти хозяина она значительно облегчила мое положение, часто давая мне мясо и другие необходимые вещи. Полагаю, у нее были смутные опасения, что я могу сбежать и уйти жить в леса, но я не думаю, что она хоть раз подозревала, будто я осмелюсь на рискованное предприятие попытаться вернуться в Мэриленд. Мое решение было твердым, и теперь ничто не могло его поколебнуть. Я лишь ждал подходящего времени года, чтобы начать свое трудное и опасное путешествие. Поскольку в пути мне неизбежно приходилось добывать пропитание самостоятельно, мне следовало тщательно продумать время отправления.

Я раздобыл так называемую огнивницу — то есть жестяную коробочку, содержавшую кремни, стальное огниво и трут, — это я считал абсолютно необходимым. Я взял длинное пальто, подаренное мне хозяином, и с помощью грубой иглы и нитки выстегал ножны из старой ткани с одной его стороны, куда мог бы положить свою шпагу и безопасно носить ее. Я также раздоразбыл небольшой льняной мешок, вмещавший более пека. Этот мешок я наполнил мукой из поджаренной кукурузы, размалывая зерна после обжарки в лесу, где работал на мельнице по ночам. Все эти операции, за исключением помола кукурузы, я производил в небольшой конической хижине, которую построил в лесу. Сапоги, подаренные мне хозяином, я отдал в ремонт испанцу, жившему по соседству и занимавшемуся сапожным делом.

К первому августа я завершил все приготовления и продумал их в такой строгой тайне, что никто в округе, ни белый ни черный, не подозревал меня в наличии каких-либо необычных замыслов. Я ждал лишь того момента, когда кукуруза созреет и станет пригодной для запекания, каковой срок я и назначил временем своего отъезда. Я ежедневно наблюдал за созреванием кукурузы, и восьмого августа, осматривая поле хозяйки, заметил, что почти половина початков выросла настолько, что, запекая их, человек мог легко прокормиться; и поскольку я знал, что эту кукурузу посадили позже большей части кукурузы в округе, я решил навсегда покинуть плантацию и ее обитателей на следующий день.

У меня был верный пес по кличке Труман, и это бедное животное было моим постоянным спутником более четырех лет, ни разу не проявив трусости или неверности, за исключением лишь одного раза, когда пантера преследовала нас из леса. Соответственно, я очень хотел взять пса с собой; но, зная, что успех моего предприятия зависит от секретности и тишины, я счел за благо бросить своего последнего друга и отправиться в опасное предприятие в одиночку. Утром девятого числа я вышел на работу как обычно, захватив с собой обед, и усердно трудился на корчевке примерно до часу дня. Теперь я присел и съел свой последний обед в качестве раба моей хозяйки, поделившись содержимым корзинки с собакой. Покончив с едой, я привязал пса веревкой к небольшому дереву; прислонил к нему ружье, поскольку считал, что без ружья мне будет лучше, чем с ним; завязал на плечах котомку с мешком муки и затем повернулся, чтобы в последний раз попрощаться с бедной собакой, которая стояла у дерева, к которому была привязана, и тоскливо смотрела на меня. Когда я приблизился к нему, он лизнул мне руки, а затем, поднявшись на задние лапы и положив передние мне на грудь, издал долгий вой, который пронзил мне сердце так, словно он говорил: «Хозяин, не оставляй меня позади».

Теперь я углубился в лес, по возможности держа курс на север всю первую половину дня. Ночь застала меня до того, как я добрался до какого-либо водотока или иного примечательного объекта; я прилег и крепко заснул, не разводя костра и ничего не едя. Я проснулся до рассвета, и как только светало настолько, чтобы видеть дорогу, возобновил путь и шел до примерно восьми часов, пока не вышел к реке, в которой узнал Аппалачи. Я сел на берегу реки, открыл мешок с мукой и позавтракал частью ее содержимого. Я расходовал муку очень экономно, так как это было ценнейшее сокровище из всех, что у меня теперь имелись; хотя в кармане у меня летали три испанских доллара, в моем положении эти деньги ничем не могли мне помочь, поскольку я решил не показываться никому на глаза, ни белым, ни черным. Позавтракав, я приготовился переправляться через реку, которая здесь достигала около ста ярдов в ширину, с медленным и глубоким течением. Утро было духовитым, а заросли по берегам реки кишели насекомыми и пресмыкающимися. Проверив глубину реки с помощью шеста, я обнаружил, что поток слишком глубок, чтобы перейти его вброд, и потому приготовился переплыть его. Для этого я разделся и привязал одежду поверх котомки, а мешок с мукой — поверх одежды; затем, притянув котомку вплотную к голове, бросился в реку. В юности я научился плавать на Патьюкзенте и редко встречал кого-либо, кто чувствовался бы в глубокой воде увереннее меня. Я держал прямой курс от места входа в Аппалачи к противоположному берегу, а когда добрался до него, ступил на кромку суши и обернулся, чтобы оглядеть место, откуда начал свою водную переправу; но мой взгляд привлек объект, находившийся ближе ко мне, чем противоположный берег. В двадцати футах от меня, ровно на том курсе, которого я придерживался при переправе, крупный аллигатор двигался в погоню за мной, держа кончик носа чуть выше поверхности в той позе, которую это создание принимает, преследуя намепченную добычу в воде. Аллигатор плавает более чем вдвое быстрее человека, поскольку может нагнать на воде молодых утят; и будь я в реке на десять секунд дольше, меня бы увлекли на дно, и о мне больше никогда бы не услышали.

Увидев, что я добрался до берега, мой преследователь развернулся, сделал пару кругов в воде рядом со мной и исчез.

Я принял это предостережение как знак опасностей, с которыми мне придется столкнуться на пути к Северу. Приведя в порядок одежду, я снова углубился в лес и взял немного восточнее севера, поскольку теперь решил повернуть вниз по стране, чтобы выйти на линию дорог, по которым пришел на Юг. Я шел весь день по лесу; незадолго до заката увидел просвет в лесу, который принял за расчищенные поля, но при более внимательном рассмотрении, не обнаружив вокруг него никаких оград или иных заграждений, я продвинулся туда и понял, что это открытая саванна с медленно струящимся ручейком. В нижней части открытого пространства находились остатки старой бобровой плотины, центральная часть которой была разрушена течением потока во время какого-то паводка. Вокруг краев этого бывшего пруда я заметил несколько полуразрушенных бобровых жилищ и множество пней мелких деревьев, срубленных для пропитания или укреплений этого трудолюбивого маленького народца, который бежал при приближении белого человека, и теперь все его сородичи, подобно мне, искали укрытия в глубоких лесных глушах от взглядов любого человеческого глаза. Поскольку вечерело, а я полагал, что теперь должен находиться близко к поселениям, я решил заночевать у этой старой бобровой плотины. Я снова поужинал из мешка с мукой и устроил себе постель на ночь среди росших здесь камышей. Этой ночью я спал мало; казалось, будто все совы в округе собрались поблизости, чтобы дать грандиозный музыкальный концерт. Их уханье и щебетание начались вскоре после наступления темноты и продолжались до самого рассвета. Во всех частях южной страны сов очень много, особенно вдоль берегов ручьев и в низинах, повсеместно окруженных водой; но с тех пор, как я находился в этих краях, хотя я провел много ночей в лесу во все времена года, мне еще не доводилось слышать столь шумный и оглушительный хор ночной музыки. С наступлением утра я поднялся с ложа и осторожно двинулся вдоль леса, постоянно высматривая плантации и внимательно прислушиваясь к каждому шороху на деревьях или среди тростниковых зарослей. Когда солнце поднялось на два-три часа, вдали сквозь деревья я увидел просвет синеватого неба, что свидетельствовало о том, что лес вырублен на каком-то участке впереди меня и на небольшом расстоянии; и по мере того, как я осторожно продвигался вперед, я услышал голоса людей, громко беседующих. Присев среди кустов пальметто, росших вокруг в изобилии, я вскоре заметил, что люди, чью беседу я слышал, приближаются ко мне. Затем я услышал топот лошадиных копыт и сразу после этого увидел двух всадников с винтовками на плечах, проезжавших через лес по линии, которая вела мимо меня на расстоянии около пятидесяти-шестидесяти ярдов. Заметив, что эти люди экипированы как охотники, я затаил дыхание, чтобы послушать их разговор. Когда они приблизились настолько, что я смог разобрать слова, они рассуждали о том, какое место лучше выбрать в засаде, чтобы увидеть оленей; из чего я заключил, что они отправили людей в какую-то другую точку, чтобы те вспугнули оленей собаками. Проехав ближайшую ко мне точку своего пути и начиная удаляться от меня, один из них спросил другого, не слышал ли тот, что позавчера в округе Морган сбежал негр, на что его спутник ответил отрицательно. Тогда первый сказал, что видел в лавке объявление, предлагающее сто долларов награды за беглеца по имени Чарльз.

Разговор этих всадников прервал лай гончих где-то в глубине леса, и, пришпорив коней, они быстро скрылись из виду и из слуха.

Информация о состоянии края, по которому я путешествовал, имела для меня высшую ценность; и ничто не могло волновать меня сильнее, чем знание того факта, что мой побег стал известен белым людям, жившим вокруг и впереди меня. Теперь мне следовало проявить сугубую бдительность и обдумать меры чрезвычайной важности.

Первое решение, которое я принял, заключалось в том, что я больше не буду путешествовать днем. Это была пора охоты на оленей, и, зная, что охотники вынуждены соблюдать в лесу максимальную тишину, я сразу понял: они с не меньшей вероятностью обнаружат меня в лесу прежде, чем я их, чем я — их прежде, чем они заметят меня.

Я сильно проголодался, но крайне неохотно шел на дальнейшие опустошения своего мешка с мукой, кроме как в крайней необходимости. Будучи уверен, что всего в нескольких ярдах от меня находится плантация, я жаждал взглянуть на нее в надежде обнаружить кукурузное поле, откуда смог бы добыть спелых початков. Опасаясь выпрямиться во весь рост, я крался по низине, где тогда находился, временами приподнимаясь на колени, чтобы лучше разглядеть то, что происходило вокруг. Так я продвигался, пока не вышел к высокому забору, за которым увидел высокую и буйную кукурузу — нет, хлопок, высокий и цветущий, но никаких признаков кукурузы. Я подкрался вплотную к забору, где обнаружил ствол большого дерева, срубленного при расчистке поля. Встав на него и оглядев плантацию, я увидел верхушки кукурузы на расстоянии полумили, растущие на поле, которое с одной стороны граничило с лесом, где я стоял.

Было уже часов девять или десять утра, и поскольку прошлой ночью я спал мало, я залез в кусты, в изобилии росшие в кроне и вокруг ствола упавшего дерева, и, несмотря на голод, заснул. Когда я проснулся, судя по положению солнца, которое я тщательно отметил перед тем, как лечь, было около часа или двух дня. Поскольку это было время суток, когда жара наиболее палящая, и все с наибольшей вероятностью отсутствовали в лесу, я снова двинулся в путь и, сделав кружной обход на некотором расстоянии от полей, добрался до забора напротив кукурузного поля, не встретив ничего тревожного. Осторожно осмотрев все вокруг как глазами, так и на слух и убедившись, что всё тихо, я рискнул перелезть через забор и сорвать со стоящих стеблей с десяток хороших початков кукурузы, с которыми благополучно скрылся обратно в зарослях. Эта кукуруза была мне бесполезна без огня для ее запекания; а разводить огонь было одинаково опасно как ночью, так и днем: то свет в один момент, то дым в другой могли выдать меня тем, кто, как я знал, всегда был готов преследовать и арестовать меня. «Голод сквозь каменные стены проедает», — гласит пословица, и пустой желудок — это проситель, чьи просьбы невозможно отвергнуть, если есть чем их удовлетворить.

Благополучно вернувшись в лес, я рискнул дойти до края болота, которое, судя по виду древесины, находилось в двух или трехстах ярдах. Оказавшись в болоте, я почувствовал себя довольно уверенно, но решил больше никогда не пытаться путешествовать в окрестностях плантации днем.

Углубившись в болото на четверть мили, я собрал немного сухого валежника и разжег его с помощью трута, кремня и огнива. Это был первый костер, разведенный мной за все путешествие, и я старался сжигать только сухую древесину, чтобы предотвратить появление дыма. Здесь я запек кукурузу и съел ее столько, сколько смог. После обеда я прилег и поспал часа три-четыре. Когда я проснулся, солнце едва пробивалось сквозь верхушки деревьев. Был вечер, и благоразумие требовало покинуть болото до темноты, иначе я мог не найти дорогу обратно.



Приблизившись к краю болота, я понаблюдал за закатом солнца и отметил появление звезд на небе. Я уже давно научился отличать полярную звезду от всех остальных мелких ночных светил, и семь звезд Большой Медведицы были мне знакомы. Эти небесные тела оставались моими единственными проводниками, указывавшими путь, и, как только наступила ночь, я начал марш сквозь лес, держа курс как можно ближе к востоку.

Я выбрал это направление, чтобы спуститься по стране до дороги, ведущей из Огасты в округ Морган, с намерением следовать тем же маршрутом, которым я вышел из Южной Каролины; сочтя более безопасным передвигаться по большой дороге ночью, чем пытаться пробираться наугад по пересеченной местности, руководствуясь лишь звездами. Я шел всю ночь, держа полярную звезду как можно ближе к левой руке и минуя множество плантаций, тщательно стараясь держаться на большом расстоянии от домов. Полагаю, этой ночью я прошел по меньшей мере двадцать пять миль, не встретив ни одной дороги, которая казалась бы такой же широкой или исхоженной, как та, по которой я шел, когда уходил из Южной Каролины. Этой ночью я прошел через персиковый сад, ломившийся от прекрасных спелых плодов, которыми набил карманы и шляпу; а перед рассветом, пересекая кукурузное поле, я сорвал запас початков для запекания и с ними и персиками на рассвете удалился в большой лес, углубившись туда более чем на милю перед тем, как сделать привал. Здесь, посреди густых зарослей высоких кустов черники, я разбил лагерь на день. Я позавтракал печеной кукурузой и персиками, после чего лег спать и беспрепятственно проспал до полудня, когда проснулся и поднялся, чтобы лучше осмотреть свое убежище; но едва я встал на ноги, как на меня напал рой шершней, вылетевших из большого гнезда, висевшего на ветке дерева в двадцати-тридцати футах от меня.

Я знал, что лучший способ заключить мир с враждебными соседями — лечь лицом к земле, и я быстро принял эту позу, впрочем, не раньше, чем меня ужалили несколько нападавших, которые еще долго гудели в воздухе вокруг меня и не позволяли мне покинуть это место до наступления сумерек, пока они не улетели на ночлег. Теперь я сам перешел в наступление: взяв пригоршню сухих листьев, приблизился к гнезду, которое было величиной с добрый полубушель, и затолкал листья в отверстие на дне гнезда, через которое его обитатели летали туда и обратно, заперев весь гарнизон в собственной цитадели. Затем я отпилил ветку, на которой висело гнездо, и бросил ее вместе с содержимым в свой вечерний костер, на котором запек запас кукурузы для ночного перехода.



Начав марш в этот вечер вскоре после наступления темноты, я шагал примерно до часу ночи, насколько мог судить по положению звезд, когда вышел на дорогу, которая по своей ширине и укатанности казалась дорогой в округ Морган. Проведя день-два вблизи этой дороги, однажды на рассвете я наконец оказался в виду дома друга моего покойного хозяина, о котором шла речь во время нашего путешествия в Саванну. Я ужасно проголодался, и меня одолела мысль отдаться на его милосердие и попросить еды.

Мне казалось, что этот джентльмен слишком великодушен, чтобы арестовывать меня и отправлять обратно к моей жестокой хозяйке; и все же как я мог ожидать или хотя бы надеяться, что плантатор, выращивающий хлопок, увидит беглого раба в своих владениях и не велит схватить его и отправить домой? Неудержание беглого раба, когда он находится в твоей власти, считается одним из самых бесчестных поступков, на которые может пойти южный плантатор. Жителям Севера не стоит этому удивляться. Рабы считаются на Юге самым драгоценным из всех земных владений и в то же время рискованным и опасным видом собственности, владение которым небезопасно для хозяина. Плантаторов вполне можно сравнить с жителями национального рубежа, подверженными набегам враждебных племен. Там, где все находятся в равной опасности и подвержены одинаковым страхам, ожидается, что все будут руководствоваться одинаковыми чувствами и поступать по одним принципам.

Я стоял и смотрел на дом этого доброго плантатора больше часа после восхода солнца и видел всю суету, обычно происходящую на хлопковой плантации по утрам. Задолго до восхода солнца надсмотрщик отправился на поле во главе работников; черные женщины, ухаживавшие за скотом и доившие коров, с ведрами направились к загону; а из трубы кухни поднимался дым еще до того, как открылись двери барского дома или кто-то из членов семьи показался на улице. Наконец две молодые девушки отворили дверь и встали в свежести утреннего воздуха. К ним вскоре присоединился брат; и в конце концов я увидел самого хозяина дома, направлявшегося к конюшням, стоявáвшим на некотором расстоянии от дома слева от меня. Даже сейчас я считаю, что это было глупое решение — осмелиться показаться этому джентльмену. Это было все равно что броситься на пути у льва, который, как известно, иногда щадит тех, кого мог бы растерзать; но я решил пойти и встретить этого плантатора у его конюшен и рассказать ему всю свою историю. Выйдя из леса, я пересек поля незамеченным для людей в доме и, направившись прямиком к конюшням, предстал перед их хозяином, который разглядывал прекрасного коня в одном из загонов. Поначалу он меня не узнал и спросил, чей я человек. Тогда я спросил, не помнит ли он меня, и назвал время, когда бывал у него в гостях. Затем я сразу сказал, что я беглый раб: что мой хозяин умер, а хозяйка настолько жестока, что я не могу с ней жить, не забыв показать шрамы на спине и подробно рассказать о том, как они были получены. Джентльмен стоял и разглядывал меня больше минуты, не произнося ни слова, а затем сказал: «Я не выдам тебя, но ты не должен здесь оставаться. Нельзя допустить, чтобы кто-то знал, что ты был на этой плантации, и что я видел тебя и беседовал с тобой. Впрочем, раз ты, полагаю, голоден, можешь пойти на кухню и позавтракать с моими домашними слугами».

Затем он направился к дому, а я последовал за ним, но, завернув на кухню, как он и велел, я был быстро обеспечен хорошим завтраком из холодного мяса, теплого хлеба и такого количества свежей пахты, какое пожелал выпить. Перед тем как я сел завтракать, хозяйка дома зашла на кухню с двумя дочерьми и дала мне рюмку персиковой водки. Я выпил эту водку и был очень благодарен за нее; но теперь я твердо убежден, что она принесла мне гораздо больше вреда, чем пользы, и что это проявление доброты со стороны столь замечательного семейства было совершенно неуместно.



Пока я завтракал, на кухню зашел темнокожий мужчина и передал мне доллар, сказав, что его прислал хозяин, и одновременно положил передо мной на стол завернутый в ткань сверток с хлебом и мясом весом по меньшей мере фунтов десять. Вручив эти вещи, этот человек сказал, что его хозяин просит меня покинуть его владения, как только я закончу завтрак.

Я подчинился этому предписанию и менее чем через час после того, как вошел в этот поистине гостеприимный дом, навсегда покинул его, но не без того, чтобы оставить позади свои самые искренние благословения на головы его обитателей. Было еще раннее утро, когда я вновь обрел лес по другую сторону плантации от той, через которую вошел на нее.





ГЛАВА XVI.

Я не мог поверить в возможность того, что белые люди, которых я только что покинул, сообщат о выбранном мною маршруте; но поскольку допускалось, что не все обитатели этой плантации могут обладать столь чистыми сердцами, как ее владельцы, я счел благоразумным пройти некоторое расстояние в лесу, прежде чем останавливаться на день, несмотря на риск передвижения при дневном свете. Чтобы исключить саму возможность предательства, я теперь решил покинуть эту дорогу и двигаться исключительно лесом или через открытые поля в течение двух или трех ночей, направляя свой марш по звездам. Следуя этому решению, я взял левее большой дороги и прошел пять или шесть миль, прежде чем остановиться, обходя все попадавшиеся на пути поля и держась от них на почтительном расстоянии.

Днем этого дня пошел дождь, и у меня не было иного укрытия, кроме ветвей и листьев большого дерева магнолии; но оно защитило меня довольно надежно, и поскольку к вечеру погода прояснилась, я смог продолжить путешествие при свете звезд. У меня не было точного представления о расстоянии, которое я преодолел за эту и две последующие ночи, поскольку у меня не было дорог в качестве ориентиров, и меня сильно сбивали с толку плантации и дома, последние из которых я старательно избегал; но на третью ночь после этого я столкнулся с опасностью, которая едва не стала для меня фатальной.

В то время, о котором я говорю, луна, недавно сменившая фазу, светила примерно до одиннадцати часов. Я был в пути уже часа два или три в этот вечер, и всё кругом казалось тихим, когда я вышел к плантации, лежавшей прямо поперек моего пути. Проходя сквозь эти поля, я наконец увидел дома и прочие постройки, а примерно в ста ярдах от дома — персиковый сад, который смог различить при тусклом свете луны. Этот сад находился лишь немного в стороне от моего пути и примерно в четверти мили, насколько я мог судить, от леса. Я решил осмотреть эти персиковые деревья и посмотреть, есть ли на них фрукты. Подойдя к ним, я обнаружил плоды разновидности, называемой в Джорджии индейскими персиками.

Эти индейские персики — самые крупные и прекрасные из всех, что мне доводилось видеть: один из них зачастую бывал размером с обычную айву. Я набил все карманы и уже наполнял носовой платок этим восхитительным фруктом темно-красного цвета, как вдруг услышал громкое рычание собаки со стороны дома, крышу которого мог разглядеть. Я замер как статуя, но собака продолжала рычать, а затем залаяла. Полагаю, она учуяла меня, поскольку услышать не могла. Вскоре я заметил, что собака движется в мою сторону, и тогда бросился бежать так быстро, как только мог, к лесу. Теперь она залаяла громче, к ней присоединилась вторая, и обе подняли страшный шум. Я тогда был довольно легок на ногу и уже приближался к лесу, когда первая собака настигла меня. У меня в руке была хорошая палка, и с ее помощью я держал собак на расстоянии, пока не добрался до забора и не выскользнул в лес; но тут я услышал крики мужчин, поощрявших собак — обе они уже настигли меня, а люди бежали изо всех сил. Собаки не позволяли мне бежать, и если бы я не пустил в ход ноги, было очевидно, что через несколько минут меня схватят. Тут я вспомнил о шпаге хозяина, которую не вынимал из выстеганных ножен в пальто с самого начала путешествия. Я выхватил ее из ножен и одним ударом распорол голову самой крупной и свирепой собаке от шеи до носа. Она громко взвизгнула и замертво рухнула на землю. Вторая собака, видя участь товарища, перепрыгнула забор и скрылась в поле, где остановилась и, словно трусливая шавка, подняла громкий лай на врага, посмотреть которому в глаза у нее не хватило храбрости. Я посчитал, что сейчас не время ждать и выяснять, что скажут люди, обнаружив свою мертвую собаку, и дал деру через лес, не останавливаясь и не оглядываясь больше часа. В схватке с собаками я растерял все персики, кроме нескольких оставшихся в карманах, а пробегая сквозь лес, сильно разодрал одежду — бедствие, нелегко исправимое в моем положении; но я доказал правильность собственного суждения, захватив шпагу в качестве элемента дорожного снаряжения.

Теперь я счел необходимым бежать как можно быстрее и удалиться подальше от недавнего поля битвы до наступления дня, и, конечно же, не терял времени даром; однако, судя по событиям следующего дня, я полагаю, что не двигался по прямой всю ночь, а шел кругами или зигзагами. Когда человек сильно напуган и находится в незнакомой стране, он не способен точно отмечать курсы или рассчитывать расстояния.

Рассвет застал меня, когда я двигался на юг, поскольку утренняя заря была по левую руку от меня; но я немедленно остановился, зашел в заросли низкого белого дуба и прилег отдохнуть, ибо ужасно устал, быстро заснул и не просыпался до десяти-одиннадцати часов. Перед тем как заснуть, я, следуя установленному для себя правилу, отметил направление восходящего солнца относительно места, где лежал; ибо благодаря этому я мог в любой момент определить время суток с небольшой погрешностью, оценивая положение солнца на небосводе относительно места моего лежбища и сравнивая его с точкой восхода.

Проснувшись в этот день, я почувствовал голод и, позавтракав, снова прилег, но ощутил необычное беспокойство и тревогу. Мне казалось, что это небезопасное место для лежбища, хотя оно выглядело не хуже любого другого видимого мне участка. Я встал и поискал более надежное укрытие, но, не найдя такового, лег снова — однако продолжал тревожиться и не мог лежать спокойно. Наконец я решил подняться и перебраться к боку большого и длинного черного бревна, лежавшего в семидесяти или восьмидесяти ярдах от меня. Я подошел к бревну и прилег рядом, положив узелок под голову с намерением снова уснуть, если удастся; но не успел я пробыть там и пятнадцати-двадцати минут, как услышал человеческие голоса, а вскоре после этого — конский топот. Я лежал спиной к бревну в таком положении, что мог видеть место, где находился в кустах. Я увидел двух собак, забежавших в этот маленький кустарник, и трех всадников, проехавших как раз по тому самому месту, где я лежал утром во сне, после чего лошади, голоса оказались у меня за спиной, вокруг меня и прямо над моим уклонением. Две лошади перепрыгнули через бревно, рядом с которым я лежал: одна примерно в десяти футах от моих ног, а другая — в двух ярдах от моей головы. Обе лошади заметили меня, испугались и шарахнулись в стороны; но к счастью, их всадники, которые, вероятно, высматривали меня в верхушках деревьев или ожидали, что я сорвусь с места перед ними в лесу и побегу спасать свою жизнь, меня не увидели и приписали испуг коней черному виду бревна, ибо я услышал, как один из них произнес: «Наши лошади боятся черных бревен: интересно, как бы они отнеслись к виду негра, если бы мы его встретили».

В отряде должно было быть по меньшей мере человек двадцать конных, а собак было больше, чем я мог сосчитать, пока они носились по лесу. Я знал, что все эти люди и собаки разыскивают меня, и что если они обнаружат меня, то затравят, как дикого зверя. Собаки, забежавшие в кустарник, где я находился, к моему счастью, не были обучены охоте на негров в лесу и, вероятно, были выведены туда с целью дрессировки. Без сомнения, если бы кто-нибудь из так называемых приученных псов, коих в этой большой своре наверняка было немало, случайно забрёл в те заросли вместо тех, кто туда попал, моя песенка была бы быстро спета.

Я долго лежал рядом с бревном после того, как лошади, собаки и люди перестали тревожить лес своим шумом, — если можно назвать лежанием неподвижно состояние человека, у которого дрожит каждый сустав, нерв и мускул, словно у собаки на куске льда; а когда я поднялся и обернулся, то обнаружил, что настолько лишился рассудка, что не могу отличить Юг от Севера, а Восток от Запада. Я даже не мог отличить заросли кустарника, откуда перебрался сюда, от остального лесного подлеска. Я пробыл здесь весь день, а с наступлением ночи солнце в моем помраченном воображении опустилось на юго-востоке. После заката луна в представлении моего больного рассудка оказалась строго на Севере от меня, и все звезды сошли со своих мест. К счастью, во мне сохранилось достаточно здравомыслия, чтобы понимать: отправляться в путь небезопасно до тех пор, пока мой рассудок не вернется к обычному состоянию; а это произошло лишь на третье утро после пережитого испуга. Три дня, проведенные в этом месте, я считаю самыми несчастными в своей жизни; ибо поистине высшим человеческим страданием является угнетение рассудка при сохранении осознания этого недуга.

Как бы ни был помрачен мой разум, я твердо решил никогда не покидать этот лес и не возвращаться в рабство добровольно; а радость, испытанную мной на третье утро, когда я увидел восходящее солнце на его законном месте на небесах, а черное бревно, кустарник и всё прочее вернувшимися на свои прежние места, могут вообразить лишь те, кто был спасен от казавшегося безнадежным кораблекрушения на голой скале посреди океана, но ее не сможет описать никакое перо, кроме поэтического.

Этот день я потратил на короткие вылазки в лес, чтобы выяснить, близко ли какая-нибудь дорога; и во второй половине дня вышел примерно в миле от своего лагеря к широкой дороге, которая выглядела оживленной. Мне показалось, что она вела на Север.

Незадолго до заката я перетащил свой узелок к этой дороге и тихо прилег в ожидании ночи. Когда совсем стемнело, если не считать сиявшей теперь вовсю луны, я вышел на дорогу и шагал всю ночь, не слыша и не видя ни единой живой души; а на следующую ночь, около двух часов пополуночи, вышел к берегу реки, столь широкой, что я не видел ее противоположного берега; впрочем, туман стоял такой густой, что разглядеть реку даже умеренной ширины всё равно не удалось бы. Я раздобыл длинный шест и проверил глубину воды, обнаружив, что река не слишком глубока; но из-за того, что противоположного берега не было видно, я опасался пытаться перейти ее вброд.

Оказавшись в таком затруднении, я повернул назад от реки и прошел больше мили, чтобы укрыться в небольшом лесу, где мог бы безопасно переждать день и дождаться благоприятного момента для осмотра реки перед переправой. Я пролежал весь день на виду у большой дороги и видел, как мимо прошло по меньшей мере сто человек; из чего сделал вывод, что местность вокруг меня густонаселенная. Вечером, как только стемнело, я покинул свое убежище и вернулся к реке. Воздух теперь был чистым, и река казалась не менее чем в четверть мили шириной; и когда я раздевался перед входом в воду, мне случилось взглянуть вниз по берегу, и я увидел каноэ, нос которого был высоко вытащен на пляж. Добравшись до каноэ, я обнаружил, что оно прикреплено к стволу дерева на замок и цепь; но после многочисленных попыток я взломал замок и спустил лодку на воду. Весла были убраны, но с помощью шеста для измерения глубины мне удалось переправить каноэ на другой берег.

Теперь я снова оказался в Южной Каролине, где, как я знал, мне требовалось быть еще более бдительным, чем в Джорджии. Не знаю, где именно я пересек реку Саванна, но думаю, что это произошло всего в нескольких милях выше города Огаста.

Добравшись до каролинского берега, я понаблюдал за восходящей луной и знакомыми звездами, после чего поспешил удалиться от реки, зная, что в эту пору года каждую ночь над ней поднимаются густые туманы, на многие мили вокруг застилающие небо по обе стороны. Пройдя этой ночью не менее двадцати миль, я раздобыл запас кукурузы, которая уже затвердела, на поле у дороги. На рассвете я свернул в лес и поднялся на вершину холма по левую руку от меня, где земля заросла тем видом сосны, который на Юге называют еловой. Здесь я развел костер и поджарил кукурузу для завтрака.

Во второй половине этого дня погода испортилась, небо затянуло тучами, а перед наступлением темноты хлынул сильный дождь, который не прекращался всю ночь при сильном ветре. Я укрылся под большим наклоненным деревом, сгнившим и полым снизу, и оно защищало меня от дождя до самого утра. С рассветом я разглядел, что местность вокруг меня была обитаема, а лес, в котором я находился, окружали плантации на расстоянии милии или двух от меня. Я счел эту позицию небезопасной и с нетерпением ждал ночи, чтобы сменить укрытие. Погода весь день оставалась скверной, а когда наступила ночь, было так темно, что я не видел большое дерево в трех футах перед собой. Дождавшись восхода луны, я вышел на дорогу, но не успел пройти и двух-трех миль, как добрался до места, где дорога разветвлялась, и оба рукава уходили почти под прямым углом друг к другу. Было так облачно, что я не видел луны на небе и не знал, какую из этих дорог выбрать. Пойти по ложному пути было хуже, чем оставаться на месте, и поэтому я решил поискать какое-нибудь укрытие, чтобы переждать непогоду в этой окрестности. Выбрав правую дорогу, я шел по ней, пока не увидел на расстоянии, как мне показалось в темноте, двух миль от себя большой лес, покрывавший возвышенность. Я добрался до него кратчайшим путем через хлопковые поля. Пройдя несколько сотен ярдов вглубь этого леса, я попытался развести огонь, но потерпел неудачу: все горючие материалы были мокрыми. Это заставило меня провести ночь как придется среди сырых кустов и нависавших надо мной деревьев. С рассветом я углубился в лес и на вершине самого высокого холма, который только смог разглядеть, устроил лагерь: наломал ножом ветток и соорудил нечто вроде грубого шалаша.

По моим подсчетам, шел примерно двадцать пятый день августа, и я пробыл здесь одиннадцать дней, не увидев ни одной ясной ночи; за все это время солнце ни разу не светило и полдня подряд. Пропитание я добывал себе на кукурузном поле, обнаруженном в полутора милях от моего лагеря. Это был первый раз, когда меня застала ненастная погода, и мое терпение то истощалось, то вновь находило силы вплоть до возвращения ясных дней; но однажды днем я заметил, что деревья сильно раскачиваются от ветра, тучи поднялись высоко и с огромной скоростью неслись над моей головой. Я увидел, как на северо-западе во всей своей красе прояснилось небо. Перед самым закатом солнца поднялся сильный ветер, солнце засияло во всем своем великолепии, а несколько пушистых облачков, стремительно проплывавших высоко в небесном своде, давали уверенность, что дожди прошли и миновали.

С наступлением темноты я вернулся к развилке дорог и после долгих раздумий наконец решил пойти по правой дороге, в чем, как я убедился позже, совершил большую ошибку. В течение нескольких последующих дней не происходило ничего примечательного. Поскольку я находился в густонаселенной местности, я никогда не трогался в путь раньше глубокой ночи и остерегался выходить на дорогу при дневном свете; при этом я замечал, что полярная звезда всегда оставалась по левую руку от меня. Моей целью было добраться до окрестностей Колумбии и выйти на дорогу, по которой я ехал и которую видел годами ранее, когда направлялся на Юг; однако дорога, по которой я шел теперь, должно быть, была большой чарлстонской дорогой, ведущей вниз по стране, а не пересекающей течения рек. По этой дороге путешествовало так много людей, как ночью, так и днем, что я продвигался очень медленно; и в некоторые ночи я проходил не более восьми миль. Спустя неделю после выхода с развилки я очутился в плоской, песчаной и бедной местности; и поскольку на этой дороге мне не встретилось ни одной реки, я решил, что иду к морскому побережью, а не к Колумбии. В своем замешательстве я решил попытаться раздобыть сведения о местности, в которой находился, спрятавшись в каком-нибудь укромном месте у дороги и прислушиваясь к разговорам проходящих мимо путников. Для этого я выбрал угол хлопкового поля, огибая который дорога некоторое время тянулась вдоль изгороди. Проведя день в лесу среди сосен, я вышел к этому углу к вечеру и, притаившись прямо в поле, стал терпеливо ждать появления путешественников, чтобы послушать их беседы и попытаться узнать из их слов название хотя бы какого-нибудь места в округе. В первый и второй вечора моего лежания здесь я не почерпнул от проезжих ничего такого, что могло бы мне пригодиться; но на третью ночь, около десяти часов, мимо меня проехали несколько повозок, запряженных мулами, и я услышал, как один погонщик крикнул другому, что до Чарлстона еще шестьдесят миль и что завтра они смогут добраться до реки. Сначала я не мог понять, что это за река; однако другой погонщик поинтересовался, как далеко до Эдисто, на что кто-то ответил, что около тридцати миль. Теперь я понял, что сбился с пути и заблудился так же безнадежно, как дикий гусь в ненастную погоду.



Не зная, как поступить, я несколько ночей шел назад по дороге, приведшей меня сюда, в надежде, что произойдет что-нибудь, благодаря чему я смогу узнать дорогу на Колумбию; но никакой полезной информации я не получил. Наконец я решил вовсе покинуть эту дорогу, недели две-три идти по полярной звезде, а после положиться на волю Провидения, которое выведет меня к какой-нибудь дороге, способной вернуть меня в Мэриленд. Повернув лицом строго на север, первую ночь я прошел довольно хорошо; но на вторую туман был настолько густым, что не было видно ни одной звезды. Это заставило меня остаться в лагере, который я разбил на болоте. Здесь я пробыл больше недели, ожидая ясных ночей; но тут разразился равноденственный шторм, свирепствовавший с яростью, какой я прежде не видывал во время этих ежегодных бурь; по крайней мере, мне она никогда не казалась столь жестокой, быть может, потому, что раньше я не подвергался ее порывам без защиты какого-либо жилища. Шторм продолжался четыре дня; и никакой вольф не укрывался в логове надежнее и не передвигался с такой скрытной осторожностью, как я в те дни. Пропитание я добывал на маленьком кукурузном поле у самого края болота, где прятался.

Когда шторм утих, погода сделалась тихой и ясной, и я вышел на дорогу, которая, судя по всему, вела почти на северо-запад. Следуя по этой дороге короткими переходами — поскольку я был вынужден выходить поздно ночью и останавливаться до рассвета,— в первый день (или, вернее, ночь) октября по моему календарю я вышел на широкую, оживленную дорогу, пересекавшую мою почти под прямым углом. Дороги эти пересекались посреди плантации, и я свернул направо на эту большую дорогу, продолжая двигаться по ней с той же осторожностью и неторопливостью, с какими путешествовал последний месяц.

С наступлением дня я, как обычно, укрылся в лесу, выбрав самый высокий участок земли, какой только смог отыскать поблизости. Местность здесь была не особенно возвышенной, но я полагал, что люди, забредающие в эти леса, вряд ли станут карабкаться на вершины холмов и предпочтут держаться низин.

За последнее время я пересек множество небольших ручьев; но на вторую ночь пути по этой дороге вышел к узкой, но глубокой реке и после тщательнейших поисков не смог обнаружить ни на своем берегу, ни лодки, ни какого-либо другого плавсредства. На противоположном берегу стоял большой плот и две-3 каноэ, но они были так же недоступны для меня, будто никогда и не существовали. Не оставалось иного выхода, кроме как переплыть эту реку, и я преодолел ее меньше чем за три минуты, неся свои пожитки на спине.

До сих пор мне не попадалось ни одного значительного поселения, и когда бы я ни видел дом у дороги или один из тех небольших южных художественных уголков у себя на пути, я обходил их через леса или поля, чтобы избегать жителей; но на четвертую ночь после того, как я переплыл маленькую речку, я увидел значительную деревню, в окнах многих домов которой горел свет. Я знал, чем грозит проход через селение из-за патрулей, которыми снабжены все южные городки, и, сделав большой крюк вправо, чтобы полностью обойти деревню, вышел к берегам широкой реки, которая, как показал дальнейший осмотр, протекала мимо деревни у самых ее окраин. Это заставило меня вернуться и попытаться обойти деревню слева, что потребовало долгих блужданий по болотам и сосновым борам.

Было уже раннее утро, когда я снова вышел на дорогу за деревней и, вернувшись к болотам, из которых выбрался первоначально, провел день под их прикрытием. Следующей ночью, вновь обретя дорогу, я вскоре очутился в местности, почти начисто лишенной леса и изобилующей полями хлопчатника и кукурузы.

Домов было множество, а собачий лай не смолкал ни на минуту. Я чувствовал, что нахожусь в опасности и вступаю в край, совершенно непохожий на те места, сквозь которые я недавно прошел, где мрачную пустыню нарушали лишь одинокие плантации или уединенные хижины. Я не сомневался, что нахожусь поблизости от какого-то города, но ни его названия, ни того, в какой части страны он расположен, не знал. Наконец я обнаружил, что совсем удаляюсь от лесов и выхожу на открытую равнину, посреди которой теперь заметил довольно крупный город; жители его хранили абсолютное молчание, а сам он производил впечатление полного запустения. Окрестности были настолько открытыми, что я отчаялся обойти столь значительный населенный пункт и снова отыскать свою дорогу, а потому решился на любой риск и попытался пройти сквозь этот город под покровом темноты.

Продолжая двигаться прямо, я неожиданно вышел к широкой реке и теперь увидел, что она течет между мной и городом. Я принял как должное наличие здесь паромной переправы и при осмотре берега обнаружил несколько небольших лодок, привязанных веревками к большой барже. Одну из этих лодок я захватил и быстро переправился на противоположный берег реки. Войдя в селение, я дошел до самого его центра, не заметив шевеления даже какой-нибудь крысы. Очутившись на открытом пространстве, я остановился, чтобы оглядеть улицы, и при взгляде на окружающие меня дома сразу узнал тюрьму Колумбии и трактир, в котором останавливался в ночь после того, как меня продали.

Это открытие заставило меня почувствовать себя почти дома, рядом с женой и детьми. Я вспомнил улицы, по которым шел из деревни в тюрьму, и быстро добрался до окраины города, направляясь к жилищу того ничтожного плантатора, у которого ночевал по дороге на Юг. Я покинул Колумбию поздно ночью, и мне было необходимо спешить, чтобы убраться как можно дальше от этого места до рассвета. Я скорее бежал, чем шел, пока не забрезжил рассвет, после чего покинул дорогу и укрылся в сосновом бору, коих немало в этой части страны.

К тому времени я путешествовал уже почти два месяца и все еще находился так близко от места своего исхода, что при дневном свете легко дошел бы до него пешком за неделю; однако я надеялся, что раз уж я иду по знакомой дороге и в крае, по которому уже путешествовал прежде, мое дальнейшее продвижение пойдет быстрее и мне удастся без труда преодолеть многие препятствия, до сих пор доставлявшие столько хлопот.

Теперь я мог воспользоваться знаниями о нравах Южной Каролины, приобретенными некогда. Патрули исполняют возложенные на них обязанности крайне сурово, но у меня с этими служителями порядка никогда не возникало особых проблем. С наступления темноты и до десяти-одиннадцати часов вечера патрули бдительны и постоянно рыщут по округе в поисках негров, но ближе к полуночи эти господа остывают, клонятся ко сну или устают и обычно направляются в какой-нибудь дом, где могут раздобыть хороший огонь.

Отныне я завел за правило не покидать своего укрытия раньше десяти часов вечера по моим часам; и в эту ночь я вышел к дороге лишь тогда, когда, по моим предположениям, до полуночи оставался примерно час. И было большой удачей, что я проявив такую осторожность: не доходя двух-трех сотен ярдов до дороги, я услышал людские голоса. Постояв несколько минут в лесу и прислушиваясь к голосам у дороги, люди разошлись, и отряды разъехались верхом по обеим сторонам тракта. Эти люди несомненно были патрульными, которые сторожили дорогу и только что разъехались по домам на ночь. Когда всадники скрылись из виду и смолкли, я вышел на дорогу, шагал изо всех сил несколько часов и снова вошел в аллею, ведущую к дому, где впервые провел несколько дней в Каролине. Свернув с дороги, я прошел через эту плантацию возле старого хлопкоочистительного сава, где ночевал раньше, и заметил, что все здесь осталось почти таким же, как в день моего ухода. В двух-трех милях отсюда я снова сошел с дороги, отыскал укромное место и с той поры вплоть до самого Мэриленда лишь однажды оставался на дороге при дневном свете — и дорого за это поплатился.

Теперь я находился в открытой и густонаселенной местности по сравнению со многими другими краями, через которые мне довелось пройти; и это обстоятельство заставляло меня соблюдать еще большую осторожность. По возможности я ограничивал свои переходы полуночью и тремя часами утра. Почти каждое утро перед рассветом мне доводилось слышать отряды патрульных. Эти люди порой двигались прямо по дорогам, но чаще устраивали засады возле обочин, готовые наброситься на любого беглого раба, которому случится здесь пройти; впрочем, из прошлого опыта я знал, что они никогда не дежурят всю ночь напролет, за исключением периодов особой опасности; а поскольку сейчас страна казалась спокойной, я почти не опасался столкнуться с этими стражами порядка в часы моих переходов.

Поля теперь изобиловали кукурузой, а батат еще не был выкопан. В продовольствии я не испытывал недостатка, здоровье мое было крепким, а силы — не растерянными. Больше двух недель я следовал по дороге, выведшей меня из Колумбии, полагая, что держу путь на Кэмден. Мне то и дело попадались мелкие ручьи, но ни один из них не был настолько широким, чтобы ради переправы пришлось пускаться вплавь.





ГЛАВА XVII.

Двадцать четвертого октября, по моим подсчетам, темной ночью я вышел к реке, которая показалась мне одновременно широкой и глубокой. Измерив ее глубину шестом, я обнаружил, что вброд ее не перейти, а после тщательных поисков вдоль берега не нашел ни одной лодки. Это место показалось мне совершенно чужим, и я начал опасаться, что снова заблудился. Будучи уверен, что никогда прежде не бывал там, где очутился сейчас, и ничего не зная о противоположном берегу, я счел за лучшее не пытаться переправиться через эту воду, пока лучше не изучу местность, по которой она протекает. Дорогу с левой стороны обрамлял густой лес, который и предоставил мне убежище до рассвета. Взобравшись на восходе солнца на дерево, с которого открывался вид на реку (она казалась шириной более чем в милю), я заметил на противоположном берегу дом, а также одну большую и несколько малых лодок в воде. Я просидел на этом дереве бо́льшую часть дня и видел, как несколько человек переправились через реку, причем некоторые из них были с лошадьми; однако к вечеру все лодки отогнали обратно к тому месту, где я видел их утром. Река была настолько широкой, что я опасался не осилить переправу вплавь; но, не видя никакой надежды раздобыть лодку, я решил рискнуть и переплыть ее, как только стемнеет. Около девяти часов вечера, снарядившись наилучшим образом, какой был мне доступен, я предпринял это опасное плавание и примерно через час успешно достиг дальнего берега реки, причем все мои вещи остались в целости и сохранности. Накануне я приметил направление дороги, отходящей от реки, и посреди ночи снова пустился в путь, снедаемый тревогой, граничащей с отчаянием; ибо теперь стало очевидно, что это вовсе не та дорога, по которой мы ехали в южные края, и я понятия не имел, в какую сторону поворачивать, чтобы выйти на верный путь.

Пройдя по этой дороге пять или шесть миль и все это время удерживая в поле зрения полярную звезду, я убедился, что мой путь лежит на северо-запад и что я, следовательно, уклоняюсь в сторону; а в довершение моих тревог я не вкушал никакой мясной пищи со времени переправы через реку Саванна — меня постоянно изнуряло чувство голода. Но фортуна, столь долго отворачивавшаяся от меня и так часто заводившая в тупик, приготовила мне небольшую милость. С некоторых нежных деревьев уже облетели листья, и этой ночью я заметил у дороги хурмовое дерево, сплошное усыпанное плодами. Пока я подбирал упавшую хурму под деревом, мое внимание привлек шум наверху. Шум этот издавал крупный опоссум, который сидел на ветке и, подобно мне, лакомился плодами. Ударив длинной палкой, я сбил зверя на землю; он оказался на редкость жирным и весил не менее десяти фунтов. Обладая столь роскошной добычей, я и помыслить не мог о том, чтобы идти дальше, не отведав ее, а потому остановился примерно в миле от дерева хурмы, на возвышенности в густом лесу, где прикончил опоссума и снял с него шкуру — о чем впоследствии горько пожалел, ибо со шкурой потерял по меньшей мере фунт отменного жира. Будь у меня возможность ошпарить дичь и разделать ее как поросенка, еды хватило бы мне на неделю; но как бы то ни было, я развел большой костер и зажарил свою добычу перед ним, потеряв весь жир, капавший при жарке, за неимением сковороды, куда его можно было бы собрать. Когда мясо было готово к столу, уже рассвело, и это стало для меня роскошнейшим завтраком.

Покинув Колумбию, я следовал — насколько это позволяло направление дорог — по указателю полярной звезды; я полагал, что она приведет меня кратчайшим путем в Мэриленд; однако теперь я убедился, что эта звезда уводит меня в сторону от линии, по которой я приближался к хлопковому краю.

В этот день я не спал, а провел все время с утра до ночи в раздумьях о том, как снова отыскать потерянный путь. Оценив характер местности, я пришел к выводу, что нахожусь далеко от морского побережья, поскольку во всем этом регионе не было болот; земля лежала довольно высоко, холмисто, и вокруг росло много дубов.

С наступлением ночи я возобновил путешествие раньше обычного; не обращая внимания на дороги, я держал полярную звезду по левую руку — насколько это было возможно. Эту ночь я убил кролика, выпрыгнувшего передо мной из кустов, бросив в него свою трость. Утром на месте остановки я зажарил его, и вышло очень вкусно.

Я придерживался того же курса, удерживая полярную звезду слева от себя в течение трех ночей, намереваясь продвинуться на восток до дороги, ведущей из Колумбии в Ричмонд в Виргинии; однако из-за того, что мой маршрут пролегал почти непременно через леса, я продвигался вперед крайне медленно; а на третий день погода испортилась, небо заволокло тучами, и я потерял из виду звезды. Это снова вынудило меня залечь на дно до возвращения хорошей погоды.

На второй день после этой остановки поутру ярко блеснуло солнце и продолжало озарять все вокруг славным светом в течение всего дня; однако к вечеру небеса снова затянуло тучами, и последовавшая ночь выдалась столь темной, что я даже не пытался пуститься в путь. Такое состояние погоды затянулось больше чем на неделю, вынуждая меня оставаться на месте все это время. На смену пасмурным ночам пришел свежий северо-западный ветер в сопровождении прекрасных ясных ночей, во время которых я изо всех сил спешил на северо-восток, прокладывая курс по пересеченной местности, не взирая на дороги, леса и водные потоки; я пересек множество последних, и хотя ни одна из рек не была глубокой, некоторые оказались на редкость илистыми. В одну из ночей я запутался в густом и глубоком болоте; деревья росли здесь так высоко и стояли так тесно друг к другу, что переплетение их ветвей и густвая листва мешали мне видеть звезды. Плутая там несколько часов кряду, большую часть времени пробираясь по грязи и воде выше колен и то и дело бродя по стоячим лужам с глубоким илистым дном, я совершенно потерял ориентацию и не замечал ни малейших признаков твердой земли. Наконец, оставив всякую надежду выбраться из этой пучины грязи, воды, колючих кустов и валежника, я взобрался на большой кочкарник и присел в ожидании рассвета с твердым намерением направиться к ближайшей возвышенности, как только взойдет солнце. Ночи становились прохладными, и хотя в утреннем болоте я не заметил заморозков, я не сомневался, что в сухих и открытых местах на почве уже лежал иней. С рассветом я растерялся не меньше, чем в полночь. Никаких берегов не было видно; вокруг простиралась все та же глубокая, унылая, черная глушь. Вдобавок к моим несчастьям утро выдалось пасмурным, и после восхода солнца я уже не мог отличить восток от запада. Прождав несколько часов в надежде увидеть солнце, но так и не дождавшись, я отправился на поиски текучего ручья, намереваясь идти под прямым углом к течению и попытаться таким образом выбраться на сушу; но побродив часа два-три среди спутанных кустов, колючек и лиан, карабкаясь по верхушкам упавших деревьев и бродя по топям, заросшим осокой, я опустился на землю, отчаявшись найти хоть какого-нибудь проводника, который вывел бы меня из этого мерзкого места.

Мешок с мукой, захваченный мной в начале путешествия, давно опустел; единственным моим провизией теперь оставались горсть поджаренной кукурузы да около пинты каштанов, которые я подобрал под деревом накануне входа в болото. Каштановое дерево было усыпано плодами, но я боялся бросать палки или трясти его, опасаясь, что охотники или другие люди, услышав шум, могут выйти на это место.



Около десяти часов я присел под большим кипарисом на гниющий ствол того же дерева, чтобы позавтракать несколькими зернами поджаренной кукурузы. Неподалеку находилась свободная от деревьев поляна, заполненная водой, которая казалась глубокой, поскольку там не росло никакой травы, за исключением небольшого ее количества у берега. Вода была по левую руку от меня, и пока я сидел, раскусывая кукурузу, мое внимание привлекли игривые резвые игры двух белок, гонявшихся друг за другом на ветвях деревьев поблизости. Наполовину умиленный радостными движениями зверьков, наполовину зарившийся на их тушки, чтобы зажарить и сожрать их, я не обращал внимания на череду звуков слева, которые принимал за плеск лягушек у кромки воды, пока треск сломавшейся поблизости ветки не заставил меня повернуть голову: тут-то я и обнаружил, что у меня появились иные соседи, помимо прудовых лягушек.

Огромный аллигатор выбрался из воды и полз по грязи, устремив на меня глаза. Он находился уже в пятнадцати футах от меня, и если бы не сломанная под его весом ветка, в следующее мгновение я стал бы его добычей. Он запросто мог сбить меня с ног ударом хвоста; а сомкнись его пасти хоть раз на моей ноге или руке, он уволок бы меня в воду вопреки любому сопротивлению, какое я смог бы оказать.



При виде его я вскочил на ноги и бросился к другому концу упавшего дерева, на котором сидел; оказавшись там вне опасности, я получил возможность спокойно понаблюдать за движениями аллигатора. Обнаружив, что я вне его досягаемости, он приподнял туловище от земли, вытянул морду и тоскливо посмотрел на меня — смысл этого взгляда я отлично понял; затем, медленно развернувшись, он удалился в воду и скрылся из моих глаз.

Это приключение с аллигатором сильно меня испугало, ибо столкнись я с этой огромной рептилией ночью, у меня не осталось бы ни единого шанса спастись от его клыков.

Весь день прошел на болоте — не в переходах с места на место, а в ожиданиях выглянувшего солнца, чтобы сориентироваться по сторонам света. За днем последовала ночь кромешной тьмы; и лишь поздно вечером на вторые сутки я снова увидел солнце. Было уже слишком поздно пытаться выбраться из болота в тот день, и мне пришлось провести еще одну ночь в укрытии, которое я соорудил себе в густых ветвях упавшего кипариса; оно возвышалось над землей на несколько футов, и я верил, что аллигатор не сможет достать меня, вздумай он преследовать меня.

На третий день солнце взошло ослепительно ясным, и при виде его я двинулся на восток. До суши к востоку от болота должно было быть не менее пяти миль; ибо со всеми усилиями, к которым меня принуждали страх и голод, я добрался до берега лишь часам к двум или трем пополудни, несколько раз переплыв вброд водные преграды и лишившись ценной части одежды, которую оборвали колючки и коряги. Выбравшись на возвышенность, я очутился в лесу и, как ни был голоден, прилег отдохнуть в ожидании ночи, опасаясь, как бы кто-нибудь не заметил моего передвижения по лесу средь бела дня.

С наступлением ночи я возобновил путь по видимым звездам и прошагал несколько миль, прежде чем вышел к плантации. Первым на моем пути оказалось хлопковое поле; после долгих поисков я не обнаружил там ни кукурузы, ни какого-либо другого зерна и был вынужден продолжать свой путь.

Двумя-тремя милями дальше мне повезло больше: я нашел кукурузное поле, где початки были сорваны со стеблей и свалены вдоль земли кучами. Наполнив этим зерном свой небольшой мешочек, который я все еще при себе держал, я углубился в лес на милю или две, развел огонь и расположился лагерем, чтобы поджарить и съесть кукурузу. Покончив с трапезой, я прилёг у костра и погрузился в крепкий сон, от которого очнулся далеко за полдень; но поднявшись и оглядевшись вокруг, я обнаружил, что мое укрытие находится менее чем в ста ярдах от нового дома, который люди возводили в лесу и на котором в этот момент трудились рабочие. Мгновенно рухнув на землю, я пополз через лес до тех пор, пока не скрылся из виду, после чего рискнул подняться на ноги и спастись бегством. После того как я прилёг накануне вечером, мой костер почти погас и не испускал дыма; это обстоятельство меня и спасло. Данный случай заставил меня действовать с еще большей осмотрительностью.

Просидев в укрытии до наступления темноты, я продолжил путь на восток и вскоре после полуночи вышел на широкую, хорошо утоптанную дорогу; в этом месте один ее конец уводил чуть левее полярной звезды, которую я отчетливо видел. Здесь я долго раздумывал, стоит ли идти по этой дороге или продолжать движение по компасу звезд; но в конце концов решил следовать по тракту скорее из желания выбраться из леса, чем из уверенности в том, что он приведет меня в верном направлении. За эту ночь я видел лишь несколько плантаций, но мне посчастливилось заметить сурка, перебегавшего дорогу передо мной. Я убил этого зверя палкой и пронес с собой до утра.

С приближением рассвета я свернул вправо и поднялся на возвышенность, откуда на некоторое время мог обозревать лес вокруг себя. Здесь я развел костер и зажарил своего сурка, что стало для меня желаннейшей трапезой после недавнего поста и тяжелых трудов. По обыкновению, окончив еду, я завалился спать и проснулся лишь во второй половине дня; спустившись на несколько родов вниз по склону и остановившись, чтобы осмотреть окрестный лес, я заметил на расстоянии полумили от себя человека, медленно бродившего среди деревьев и, по-видимому, высматривавшего, подобно мне, нет ли поблизости кого-нибудь. Внимательно приглядевшись к этому человеку, я понял, что он чернокожий и не отходит дальше чем на пару родов от того места, где я заметил его впервые. Любопытство подтолкнуло меня узнать побольше об участи моего соседа; спустившись к самому подножию холма, я заметил у него шалаш из древесных ветвей, в который он зашел, а спустя какое-то время вышел обратно из своего укрытия. Тщательно все осмотрев, я убедился, что незнакомец, как и я, является рабом-негром, и решил без лишних церемоний пойти и поговорить с ним, ибо не боялся предательства со стороны того, кому в этом мире пришлось не слаще моего.

Когда этот человек впервые заметил меня со ста ярдов, он выказал сильное волнение и поначалу явно собирался бежать; но когда я окликнул его и велел не бояться, он успокоился и стал дожидаться, пока я подойду ближе. Я обнаружил, что он был темнокожим мулатом, невысоким, худощавым и хромым на одну ногу. Он получил хорошее воспитание, отличался приятными манерами и изысканной речью. Я сказал ему, что путешествую, и предположил, что это место не является его домом, на что он поведал, что родился в округе Кент в штате Делавэр и воспитывался в качестве домашней прислуги у своего хозяина, который перед смертью оставил завещание, предписывающее исполнителям даровать ему свободу по достижении двадцати пяти лет, а до тех пор сдавать внаем в услужение кому-нибудь из добропорядочных людей. Вскоре после кончины хозяина душеприказчики наняли его к жителю Уилмингтона, который три или четыре месяца держал его официантом в своем доме, а затем отвез в небольшой городок Ньюпорт и продал человеку, немедленно доставившему его в Балтимор; там его снова продали или переуступили другому господину, который привез его в Южную Каролину и продал хлопковому плантатору. У этого хозяина он прожил более двух лет, а за три недели до нашей встречи бежал с намерением вернуться в Делавэр.

Хромота и усталость от дороги заставили его остановиться здесь и соорудить это убежище из ветвей и древесной коры, в котором он прожил больше недели до нашей встречи. Он пригласил меня зайти в его лагерь, как он это называл, где у него имелась старая сковорода, с бушель картофеля и несколько кур — всё это, по его словам, он стянул с окрестных плантаций.

Лагерь этот располагался в ровном и открытом лесу, и мне казалось удивительным, что его обитателя до сих пор не обнаружили и не вернули хозяину. Я сказал ему, что, оставаясь здесь, он подвергает себя огромному риску быть схваченным, и посоветовал немедленно разрушить хижину и продолжить путь, передвигаясь исключительно по ночам. Тогда он предложил мне объединиться и путешествовать вместе; однако я отклонил это предложение из-за его хромоты и вопиющего легкомыслия, хотя и не стал называть ему эти причины.

Я пробыл с этим человеком часа два или три и пообедал курятиной, приготовленной на его грулбый манер. Перед расставанием я настоятельно подчеркнул необходимость немедленно покинуть занимаемую им позицию, но он заявил, что намерен остаться здесь еще на несколько дней, если только я не возьму его с собой.

Расставшись с новым знакомым, я счел за благо сменить место ночлега на оставшуюся часть дня и прошел по вершине холма, который занимал, по меньшей мере две мили, спрятавшись в густом кустарнике до наступления темноты. Вернувшись ночью к оставленной утром дороге и прошагав всю ночь напролет, на самом рассвете я вышел к широкой водной преграде. Поскольку переправляться через реку вброд в этот утренний час было уже слишком опасно, я поднялся на полмили выше по течению и средь бела дня переплыл ее в месте, где оба берега были поросли лесом. Несколько крупных картофелин, подаренных мне тем человеком в лесном лагеря, составили мой дневной рацион.

На восходе и закате солнца я определил направление дороги по течению пересеченной реки и обнаружил, что иду на северо-запад, а не на север или северо-восток, к которым мне хотелось бы направить свой марш.

Заметив, что местность, где я очутился, была густонаселенной, я оставался в укрытии до поздней ночи, а вернувшись к дороге и перейдя ее, вновь углубился в лес; путеводными звездами мне служили созвездия, и я взял курс на северо-восток.

Эта ночь во всех отношениях оказалась для меня удачной. Атмосфера была чистой, земля — возвышенной, сухой и свободной от зарослей. За ночь я миновал несколько кукурузных полей, где початки еще оставались на стеблях, а также прошел мимо картофельного участка, на котором из земли было выкопано множество прекрасного картофеля, лежавшего грудами под укрытием ботвы; однако самая яркая удача поджидала меня перед самым рассветом: проходя под кизиловым деревом и услышав шум в ветвях над головой, я поднял глаза и увидел крупного опоссума среди ягод, свисавших с ветвей. Зверя быстро сбили на землю, и он оказался жирным, как откормленный поросенок, и тяжелым, как взрослый енот. Мои мысли переключились на поиски места, где я мог бы укрыться на день и спокойно приготовить свою провизию.

День выдался ясным и прекрасным до самой второй половины дня, когда воздух стал сырым, а небеса затянуло тучами. Следовавшая за ним ночь была темна как смоль, что заставило меня просидеть в лагере до утра. На следующий день разразился ужасный шторм с дождем и ветром, который почти без перерыва продолжался более двадцати четырех часов, и солнце вновь показалось лишь на третьи сутки; ясных ночей не было больше недели. Все это время я пролежал в лагере, питаясь запасами, принесенными с собой. Кукуруза и картофель выглядели в полях столь соблазнительно, что я взял их больше, чем смог бы съесть, если бы непогода не заставила меня застрять на этом месте; впрочем, на сей раз было к лучшему, что я прихватил больше еды, чем мог осилить за день-два.

С окончанием пасмурной погоды я почувствовал себя значительно отдохнувшим и окрепшим и возобновил путешествие в приподнятом настроении, хотя теперь начал ощущать нехватку обуви: туфли, в которых я покинул хозяйку, давно износились, а ботинок... я обернул ремнями из гикориевой коры вокруг ног, чтобы кожа не расползалась и не разваливалась на куски.

По моим подсчетам, стоял ноябрь месяц, и я все еще находился в штате Южная Каролина. Я начал размышлять над тем, выиграл я или проиграл, пытаясь передвигаться по дорогам; взвесив в уме все постигшие меня бедствия, я решил окончательно отказаться от дорог по двум причинам: во-первых, на трактах я постоянно рисковал встретить кого-нибудь или быть настигнутым погоней, а во-вторых, что не менее весомо, поскольку я толком не знал, какими дорогами следовать, я чаще шагал не по тому пути.

Снова обратив лицо к полярной звезде, я уверенным, хотя и неспешным шагом продвигался вперед четыре или пять ночей, после чего меня вновь задержала пасмурная погода, вынудив бездельменять почти две недели. Когда же небо прояснилось, на вторую ночь путь мне преградила широкая и бурная река, выглядевшая столь грозно, что я не осмелился форсировать ее до дневного осмотра. Однако следующей ночью я переплыл ее вплавь, отдохнув на крупных валунах посреди течения. Оказавшись на северном берегу этой реки, которую я счел Катобой, я счел себя находящимся в Северной Каролине и вновь взял курс на север.





ГЛАВА XVIII.

Ноябрь во все времена года — пора туч и испарений; но в то время хорошая погода испарилась в самом начале месяца, и казалось, что все тучи на свете собрались в Северной Каролине. Со второй ночи после переправы через Катобу я не видел полярной звезды целых три недели; и все это время мое путешествие не продвигалось ни на шаг, хотя я редко оставался на одном месте дольше двух дней и перемещался с позиции на позицию, дабы избежать внимания местных жителей, которых могло привлечь постоянное появление дыма от моих костров на одном месте.

Сильных заморозков еще не было, и к концу этой пасмурной погоды на дубах все еще держались листья; однако северо-западный ветер, разогнавший туман, сбил с деревьев почти всю листву, за исключением вечнозеленых растений. Ночи стали ясными, а воздух — пронизанным морозной свежестью. До сих пор самым надежным убежищем для меня служили дубравы, но теперь на рассвете я был вынужден искать заросли молодого сосняка. Раньше я находил обильное пропитание на каждом попадавшемся на пути кукурузном и картофельном поле, но теперь стал замечать, что на некоторых полях, где росла кукуруза, не осталось ничего, кроме стеблей. Весь картофель с участков был выкопан, за редкими исключениями, когда его зарывали прямо в поле; добывать пропитание становилось все труднее с каждым днем; однако при хорошей погоде я старался максимально эффективно использовать часы, когда разрешалось путешествовать, и неустанно двигался вскоре после наступления темноты и до рассвета. Тяготы, перенесенные мной в первой половине декабря, были чрезмерны, а страдания от голода — велики. Я был вынужден носить с собой запас кукурузы, достаточный на два-3 дня, поскольку долгое время на полях не удавалось найти ни зернышка. За этот период я пересек бесчисленные потоки: бо́льшая их часть была невелика, но некоторые достигали значительных размеров, и во всех вода стала холодной как лед. Порой мне улыбалась удача находить привязанные у берегов лодки или каноэ, и тогда я бессовестно пользовался тем, чем в данный момент никто не владел; но случалось это нечасто, и я полагаю, что за те две недели переплыл вплавь девять рек или ручьев, столь глубоких, что их невозможно было перейти вброд. Количество речушек и протоков, которые я преодолел вброд, было куда больше, но сейчас я уже не могу назвать их точное число.

Одной из таких прекрасных ночей, проходя неподалеку от дома плантатора, я заметил несколько сухих шкур, висящих на шестах под навесом. Одну из этих шкур я приспособил для себя, чтобы сделать мокасины взамен моих полностью сносившихся ботинок. Отколотив сухую шкуру палкой, я сделал ее достаточно податливой для изготовления обуви; в итоге я скроил себе три пары, одну носил сам, а остальные захватил за спиной.

Однажды, когда я лежал в сосновом подлеске, ко мне приблизилось несколько поросят, казавшихся дикими, поскольку на их ушах не было никаких меток; один из них подошел так близко, что, заметив меня, я оглушил его камнем и сумел прикончить. Поросенок оказался очень жирным и весил фунтов тридцать, если не все сорок. Чувствуя себя крайне истощенным от недавних тягот и находясь в глухом лесу, далеко от человеческого жилья, я решил остаться здесь на пару дней, чтобы полакомиться свининой, которую сохранил, разрезав на куски и подвесив в тени. Фортуна, прежде столь неблагосклонная ко мне, на сей раз оказалась добрее: в ту же ночь, сменившую день гибели поросенка, разразился шторм с градом, снегом и мокрым снегом, продолжавшийся пятнадцать-шестнадцать часов. Снег лег на землю четырехдюймовым слоем, и вся округа покрылась коркой, почти достаточно твердой, чтобы выдержать человека. При такой погоде путешествовать не представлялось возможным, и мой запас свинины оказался бесценным. Мясо замерзло прямо на ветках деревьях и сохранилось так же хорошо, как если бы его закопали в снег; но на четвертый день после снегопада погода резко изменилась. Ветер подул с юга, снег растаял, воздух потеплело, и солнце засияло с яркостью и почти с весенним теплом. Было очевидно, что моя свинина, ставшая теперь мягкой и маслянистой, недолго продержится свежей. Останься я здесь, припасы быстро испортились бы у меня в руках, заставив покинуть стоянку из-за смрадного воздуха.

Я решил продолжить путь и подготовился к нему, зажарив на кострые всю оставшуюся свинину, тщательно завернув ее в свежие сосновые листья и поместив сверток в нечто вроде плотной корзины, сплетенной из тонких древесных ветвей. Снарядившись в дорогу с мясом в заплечном мешке, я вновь углубился в лес со звездами в качестве путеводителей, держа полярную звезду над левым глазом.

Погода стала чрезвычайно переменчивой, и я редко мог идти дольше полуночи. Поля раскисли от грязи, низины в лесах промокли и часто заливались водой, которую приходилось преодолевать вброд; воздух днем стоял сырой и холодный, ночи выдавались морозными, нередко покрывая воду дюймовой коркой льда. Судя по сильным холодам, я заключил, что забрался довольно далеко на север или же слишком сильно отклонился влево и приближаюсь к горной местности.

Желая по возможности прояснить свое положение, в один погожий и безоблачный день я взобрался на верхушку сосны, росшей на вершине холма, и окинул взглядом окрестности. На востоке я не увидел ничего, кроме бесконечной череды плантаций, перемежающихся лесами; на юге тусклые лучи зимнего солнца бросали мягкий отблеск на леса, усеянные то тут, то там человеческими жилищами и просеками среди зеленой равнины бесконечных сосновых боров, взращенных природой навстречу полуденному солнцу. На севере, вдали, виднелась полоса низинного и плоского края, бывшего, по моему разумению, долиной какой-то великой реки, а за ней, на самом краю видимости, глаз тонул в голубом прозрачном своде, где оконечность земной дуги соприкасается с обителью вечной зимы. Повернув на запад, взгляд перешагнул за пределы сосновых боров, сменяющихся вдали обнаженными, лишенными листвы дубами, гикори и орешниками; а еще дальше вздымались ввысь заснеженные горные районы, хранящие печать глухой зимы.

Теперь стало очевидно, что я ушел слишком далеко на запад и нахожусь всего в нескольких днях пути от гор. Оценив свое положение, я решил с наступлением ночи изменить курс и в дальнейшем идти почти строго на восток, пока не выберусь из гор.

Судя по моему календарю, я взобрался на сосну как раз накануне Рождества; и, полагаю, в то время я находился на северо-западе Северной Каролины, недалеко от берегов реки Ядкин. Следующей ночью я шел от наступления темноты и, как я предполагал, примерно до трех или четырех часов утра, пока не вышел на дорогу, которая, по моим соображениям, вела на восток. По этой дороге я шел до рассвета и расположился лагерем неподалеку от нее, на старом поле, заросшем молодым сосняком и падубом.

Это было Рождество, и я отпраздновал его, позавтракав жирной свининой без соли и заменив хлеб сушеным зерном. Вечером погода испортилась, похолодало, и когда наступила ночь, стало так темно, что мне было трудно держаться дороги в тех местах, где она делала крутые повороты. До полуночи начал падать снег, и на рассвете его слой был уже больше фута в глубину. Это заставило меня искать зимнее убежище; к счастью, примерно в полумиле от дороги, на склоне крутого холма, я нашел нависающую скалу, которая образовывала сухое укрытие, выходящее на юг.

Под этой скалой я нашел приют и, разведя костер из сухих веток, счел за счастье иметь при себе несколько фунтов жареной свинины и больше полугаллона зерна, которое носил в карманах. Снег продолжал идти, пока вокруг меня не намело полные два фута, а опасность выдать себя своими следами на снегу заставила меня держаться ближе к укрытию до третьего дня, когда я рискнул вернуться к дороге. Я обнаружил, что ее разбили многочисленные повозки, сани и лошади, и она была настолько утоптана, что ночью по ней можно было легко идти, так как снег давал хороший свет.

Соответственно, с наступлением темноты я снова двинулся в путь, что мне действительно пришлось сделать, ибо мое зерно совсем кончилось, а у меня осталось не больше фунта свинины. Я тяжело шел всю ночь, и после того как взошла утренняя звезда, вышел к реке, которая, думаю, должна была быть Ядкиным. Она казалась шириной около двухсот ярдов, и вода в ней неслась с огромной быстротой.

Подождав, пока восточный горизонт окрасится первыми лучами утреннего света, я вошел в реку у брода и брел до тех пор, пока вода не дошла мне почти до трех футов, и тогда мне показалось, будто она режет плоть до костей моих конечностей. Крупная льдина, плывшая по течению, сбила меня с ног, и я чуть не упал. Мужество изменило мне, и я вернулся на берег; но обнаружил, что боль, терзавшая меня и без того, значительно усилилась, когда я оказался вне воды и подвергся воздействию открытого воздуха. Вернувшись к реке, я бросился в стремнину, чтобы спастись от жгучего мороза, который грыз каждый участок моей кожи, ставший влажным; и, устремившись вперед так быстро, как только позволял давивший на меня вес воды, вскоре оказался по подбородок в растаявшем льду. Вынырнув на поверхность, я приложил все свои силы и сноровку, чтобы в кратчайший срок добраться вплавь до противоположного берега. При каждом взмахе моих рук и ног их резали и калечили куски твердого льда или отягощали плывущие массы замерзшего снега.

Человеческая жизнь не может долго поддерживаться в такой стихии, какая окружала меня; и не прошло и пяти минут моего пребывания на плаву, как я почувствовал оцепенение во всех членах, а менее чем за вдвое меньшее время мои конечности онемели, и руки стали жесткими и почти непослушными.

На расстоянии тридцати футов от берега мое тело приняло на себя удар бурного течения, порожденного нависающей надо мной скалой, и с непреодолимой силой понесло вниз по реке. Совершенно не имея возможности бороться с яростью волн и пронизанный до самых внутренностей холодом смерти, я посчитал себя погибшим и уже предал свою душу Богу, Которого ожидал увидеть своим непосредственным Судьей, как вдруг заметил длинную свисающую ветвь большого дерева. Она раскачивалась туда-сюда, колыхаясь взад и вперед, поскольку ее концы омывались бурлящим течением реки прямо подо мной. Через секунду я соприкоснулся с деревом и, совершив отчаянное усилие, ухватился за одну из его ветвей. Согнувшись под тяжестью моего тела, ветвь подалась под напором воды, которая, хлынув на меня, закрутила меня по дуге окружности и швырнула к берегу. Там, уцепившись за корни, росшие у самого обрыва, ветвь дерева выскользнула из моих рук и с упругой силой вернулась в прежнее положение, снова окунув свои тонкие ветви в безумный поток.

Выбравшись из воды и очутившись снова на суше, я обнаружил, что мое положение было ненамного менее отчаянным, чем когда я боролся с плывущими льдинами. Утро было морозным, сосульки висели длинными свисающими гроздьями на деревьях вдоль берега реки, а иней искрился лучистым блеском на отполированной поверхности гладкого снега, который белил всю равнину передо мной и расстилал свое холодное, но прекрасное покрывало по лесам.

Передо мной было три выхода, один из которых, как я знал, нужно было выбрать незамедлительно. Первый — раздобыть огонь, у которого я мог бы высушить и согреть свои озябшие конечности; второй — умереть без огня; третий — пойти к первому попавшемуся дому, если удастся до него добраться, и сдаться в качестве беглого раба.

Шатаясь, а не идя вперед, пока я не добрался до укрытия леса на небольшом расстоянии от реки, я свернул туда и обнаружил, что с лесом граничит поле менее чем в двадцати родах от дороги. В нескольких ярдах от этого забора я остановился и, вынув свои принадлежности для добывания огня, к невыразимому радостному удивлению обнаружил их сухими и в полной сохранности. С помощью трута и сухого мха, собранного с забора, удалось получить небольшой огонь. Добавив к нему сухие листья с ветвей белого дуба, упавшего еще до наступления заморозков прошлой осенью, я вскоре развел огонь достаточной интенсивности, чтобы сжигать сухое дровяное топливо, которым подпитывал его — отчасти за счет забора, отчасти за счет ветвей упавшего дерева. Разгребшись со снегом вокруг костра, к тому времени, как взошло солнце, мои замерзшие одежды задымились перед углями. Согреваясь то с одной, то с другой стороны, я почувствовал, как жар возвращающейся жизни снова оживляет мою кровь и возвращает подвижность моим онемевшим членам.

Общественная дорога находилась рядом со мной с одной стороны, а огороженное поле простиралось передо мной с другой, но в моем нынешнем состоянии покинуть это место сегодня было невозможно из-за риска погибнуть в лесу или быть арестованным на дороге.

С приближением вечера воздух стал намного холоднее, чем был до полудня, а после наступления темноты поднялся сильный ветер и подул с северо-запада с пронзительной резкостью. Мои конечности все еще были затекшими от последствий утреннего приключения, и в довершение моих бед у меня совсем не было провизии: несколько колосков кукурузы, что лежали у меня в кармане, я оставил на том берегу реки.

Оставив костер среди ночи и углубившись в близлежащее поле, я заметил вдали дом, и так как вокруг него не было ни света, ни признаков огня, я решил провести разведку этого места. Оно оказалось небольшим амбаром, стоявшим в одиночестве, и не имело никаких других обитателей, кроме нескольких голов скота и отары овец. После долгих усилий мне удалось проникнуть в амбар, выдернув гвозди, крепившие одну из досок на углу. Войдя внутрь, я обнаружил, что он почти доверху наполнен початками кукурузы, а некоторая их часть, уже очищенная от листьев, лежала кучей в одном из углов.

Я залез в эти листья и, глубоко зарывшись в них, быстро согрелся и погрузился в глубокий сон. Меня разбудил шум ходивших по амбару людей, которые говорили о скоте и овцах: судя по всему, они пришли их кормить, поскольку вскоре принялись копаться в кукурузных листьях, которыми я был укрыт, и выбрасывать их скоту. Каждую секунду я ожидал, что они меня обнаружат; но, к счастью, прежде чем заметить меня, они прекратили это занятие и принялись за работу — часть из них чистила кукурузу и бросала листья на кучу надо мной, в то время как другие, судя по их разговорам, грузили очищенную кукурузу на телеги и увозили к дому. Люди продолжали работать в амбаре весь день, а вечером дали скоту еще листьев и ушли домой.

Подождав два-три часа после ухода моих посетителей, я поднялся с кучи листьев, наполнил карманы початками кукурузы, выбрался из амбара тем же путем, каким вошел, и вернулся в лес. Там я развел костер в сосновом подлеске и зажарил больше полугаллона зерна. Перед рассветом я вернулся в амбар и снова спрятался в кукурузных листьях. Утром люди снова принялись за работу и чистили кукурузу до самого вечера. Ночью я опять отправился в лес и зажарил еще кукурузы. Таким образом я провел больше месяца: весь день лежал в амбаре, а по ночам уходил в лес. Наконец всю кукурузу очистили, и я ежедневно следил за тем, как продвигается скармливание листьев скоту, понимая, что должен покинуть свое зимнее убежище до того, как они истощатся. Еще до того, как очищенную кукурузу увезли из амбара, я перетащил несколько бушелей початков в листья возле своего лежбища и спрятал их в качестве зимнего запаса.

Пока я лежал в этом амбаре, погода часто и сильно менялась. Снег, покрывавший землю на два фута в глубину, когда я сюда пришел, продержался не более десяти дней, и сменился более чем неделей теплой дождливой погоды, за которой, в свою очередь, последовало несколько дней сухой погоды с холодными и сильными ветрами с севера. Месяц февраль выдался пасмурным и сырым, с несколькими снежными шквалами и частыми дождями. Примерно первого марта воздух стал чистым и сухим, а ветры с запада — порывистыми.

Третьего числа этого месяца, наполнив свою сумочку и все карманы жареным зерном, я около десяти часов вечера покинул свое зимнее убежище и снова двинулся в путь на север, оставив в углу амбара большую кучу кукурузных листьев.

Покинув это место, я несколько ночей подряд снова следовал по дороге, которая привела меня сюда, пересекая на своем пути множество небольших ручьев. Все их мне удалось перейти без плавания, хотя некоторые оказались настолько глубокими, что намочили меня до подмышек. Эта дорога вела почти на северо-восток и была единственным трактом из всех встретившихся мне после ухода из Джорджии, который сохранял такое направление на столь большом расстоянии. Ничего необычного со мной не происходило до двенадцатого марта, когда я, рискнув выйти в путь в тот вечер раньше обычного и продвигаясь вдоль дороги, обнаружил, что мой путь ведет под гору. Дорога там была прорезана в земле на глубину десяти или двенадцати футов, образуя с обеих сторон крутые откосы, которые теперь стали настолько влажными и скользкими, что взобраться на них человеку было невозможно.

Находясь в этом узком месте, я услышал стук копыт лошадей, поднимавшихся в гору мне навстречу. Остановившись прислушаться, я почти мгновенно увидел двух всадников, рысью поднимавшихся по дороге. Спастись в ту или другую сторону было невозможно, а отступление назад обрекло бы меня на верную гибель. Оставалось лишь одно средство к спасению, и я ухватился за него. Неподалеку от того места, где я стоял, в боку дороги был вымыт глубокий овраг водою, стекавшей сюда во время дождей. В этот овраг я и бросился; прижавшись к самой земле, я пропустил всадников, которые проехали едва ли не по мне, и двинулись дальше. Когда они скрылись, я поднялся и, спустившись с холма, обнаружил перед собой реку.

При переходе этого потока мне пришлось проплыть не менее двухсот футов (ярдов), а выйдя из воды, я почувствовал столь угнетающий холод, что был вынужден остановиться в первом же густом лесу и развести костер, чтобы обсушиться. Я тронулся с места только на следующую ночь, а на четвертую ночь после этого вышел к большой реке, которая, как я полагаю, была Роаноком. Мне пришлось переплыть этот поток, и стремительное течение далеко унесло меня вниз. От момента входа в воду до достижения противоположного берега прошло, должно быть, больше часа, и поскольку реки все еще были очень холодными, здесь мне пришлось сильно натерпеться.

Судя по ландшафту, я решил, что нахожусь в Вирджинии; к тому же я был доведен до крайности из-за нехватки провизии. Зерно, которое я зажарил у амбара и взял с собой, почти закончилось, а в полях в это время года больше ничего нельзя было раздобыть. Трое или четверо суток я позволял себе лишь по две пригоршни жареного зерна в день, после чего трое суток путешествовал вообще без какой-либо пищи. Будучи уже на пределе сил от голода, я одной ночью забрел на старый гумно-двор в надежде наткнуться на каких-нибудь свиней или птицу. Вместо этого я обнаружил неомолоченный стог овса. Взяв из него столько овса в снопах, сколько мог унести, я прошел еще несколько миль, остановился в сосновом бору, развел большой костер и зажарил по меньшей мере полгаллона овса, предварительно вытерев зерна из соломы. Поджарив зерно, я снова потер его в руках, чтобы очистить от шелухи, и провел ночь за пиршеством из жареного овса.

Погода теперь стояла совсем теплая, хотя вода в реках оставалась холодной, и я заметил, что повсюду фермеры вспахали поля, готовясь к посадке кукурузы. Каждую ночь я видел людей, сжигавших хворост на новых землях, которые они очищали от леса и кустарника; а когда наступило утро после дня, когда я раздобыл овес, я увидел людей, сажавших кукурузу на поле примерно в полумиле от моего костра. Согласно моим подсчетам времени, это было ночью последнего дня марта, и вид местности убедил меня, что в своих расчетах я не потерял много дней.

Я пролежал в этом сосновом лесу два дня, чтобы восстановить силы после долгого поста; а когда снова пустился в путь, решил отыскать какой-нибудь большой большак, ведущий на север, и в дальнейшем следовать по нему, поскольку дорога, которой я придерживался в последнее время, похоже, не была главной магистралью страны. С этой целью я двинулся через поля на восток, шел несколько часов и мне посчастливилось выйти на большую дорогу, которая явно была сильноезженой и вела на северо-восток.

Моя сумка теперь пополнилась больше чем галлоном жареного овса, и у меня все еще оставалась одна пара мокасин из сыромятной кожи; но рубашка полностью истлела, а последние брюки донашивались прямо сейчас. Сносный жилет все еще оставался при мне, а шинель, хоть и изобиловала почтенными шрамами, была еще способна сослужить добрую службу.

Решив держаться выбранной дороги, мне вновь пришлось прибегнуть к предельной осторожности, чтобы избежать внезапного нападения. Передвигаясь исключительно после наступления темноты и заботясь о том, чтобы остановиться до рассвета, я продвигался небыстро, но зато сохранял безопасность.

Добывать еду стало трудно, и когда мой овес начал заканчиваться, я прибегнул к опасному средству — совершил набег на кукурузный лабаз плантатора, находившийся недалеко от дороги. Строение было сложено из круглых бревен и покрыто тесом. Одну из этих досок мне удалось снять со стороны лабаза, противоположной жилому дому, и, просунув руку внутрь, я дотянулся до кукурузы. Я взял ее столько, сколько поместилось в сумке, карманах шинели и большом носовом платке, который сберег через все превратности моего путешествия. Этот вовремя подоспевший запас кукурузы обеспечил меня едой больше чем на неделю, а до того, как она кончилась, я добрался до реки Аппоматтокс. Я переправился через нее в каноэ, которое нашел привязанным у берега в нескольких милях выше города Питерсберг. Приблизившись к Питерсбергу ночью, я побоялся пытаться пройти через него, опасаясь натолкнуться на патруль; поэтому я свернул влево через сельскую местность, вышел к реке и благополучно переправился.

Большая дорога, ведущая на Ричмонд, выделяется среди остальных путей в этой части Вирджинии столь отчетливо, что следовать по ней не составляло труда, и на третью ночь после прохождения Питерсберга я увидел капитолий Вирджинии. Было лишь немного за полночь, когда город предстал моим глазам; однако здесь, как и в Питерсберге, я испугался пытаться пройти через город под покровом темноты из-за патруля. Вернувшись назад в лесной массив примерно в двух милях от небольшого городка на южном берегу реки, я пролежал там до полудня. Затем, развязав узел за спиной и взяв его в руку в виде свертка, я направился в селение так, будто пришел всего лишь с какой-то близлежащей плантации.

Это было воскресенье, как мне кажется, хотя по моим подсчетам выходил понедельник; но это непременно должно было быть воскресенье, так как деревня была тихой, и по пути я встретил лишь двух-трех человек, мимо которых прошел так, будто вовсе их не видел. Никто со мной не заговорил, я благополучно добрался до моста и перешел его, не привлекая к себе ни малейшего внимания.

Войдя в город Ричмонд, я шел по главной улице неторопливым шагом, поворачивая голову из стороны в сторону, словно сильно увлеченный окружающими видами. На улице было мало людей, и я старался выглядеть более внимательным к домам, чем к прохожим. В верхней части города я увидел большую толпа дам и джентльменов, которые, полагаю, возвращались из церкви. Пока эти люди проходили мимо меня, я стоял на улице у самого края тротуара, повернувшись лицом к противоположной стороне улицы. Все они прошли мимо, не обратив на меня никакого внимания, а когда они скрылись, я вновь возобновил свою неспешную прогулку по тротуару и дошел до самой окраины города, не будучи остановленным никем. Как только я миновал город, я прибавил шагу, принял вид человека, сильно куда-то спешащего, временами даже перебегал на бег, и менее чем через час благополучно укрылся в самой гуще лесов к северу от Ричмонда, в добрых четырех милях от реки. Это был самый дерзкий подвиг из всех совершенных мной после ухода от хозяйки, за исключением визита к джентльмену в Джорджии.

Моя кукуруза теперь подходила к концу, но поскольку мне уже доводилось тайком проникать в лабаз, я почти не тревожился насчет будущих запасов. С тех пор я больше не нуждался в кукурузе и не страдал от голода до самого прибытия на родину.

Покинув Ричмонд, я снова держался большой дороги, по которой путешествовал по пути на юг, тщательно остерегаясь лишний раз показываться на глаза. Несколько ночей я не встречал на пути белых людей, но мне часто попадались чернокожие, которых я избегал, сворачивая с дороги. Однако в одну лунную ночь, через пять или шесть дней после моего ухода из Ричмонда, из лесу почти рядом со мной вышел мужчина и, обратившись ко мне в дружеском тоне, поинтересовался, куда я направляюсь, сколько времени нахожусь в дороге и задал множество вопросов о маршруте моего недавнего путешествия. Этот человек был мулатом и держал в руке тяжелую трость или, скорее, дубинку. Мне не понравилась его внешность, а сама мысль о дружеской беседе с кем бы то ни было казалась пугающей. Я решил внимательно следить за своим спутником, и он казался столь же сосредоточенным на наблюдении за мной; но в то же время, беседуя, он неуклонно подбирался ближе и шел следом за мной. Такое поведение усилило мои подозрения, и я начал мечтать избавиться от него, хотя в тот момент никак не мог сообразить, как это исполнить. Чтобы избежать его, я несколько раз переходил дорогу, но он все равно неотступно следовал за мной. Луна, ярко светившая нам в спины, отбрасывала его тень далеко вперед передо мной, позволяя с абсолютной точностью замечать его движения без необходимости поворачивать к нему голову. Он держал дубинку под левой рукой, как вдруг плавно поднял правую руку, взял палку за конец и, медленно занеся ее над головой, уже собирался обрушить на меня удар. В тот же момент я отпрыгнул назад и, одновременно подняв собственную палку, сбил его с ног ударом в лоб. Повалив его, я принялся охаживать его оружием по спине и бокам до тех пор, пока он не взревел о пощаде и не стал умолять меня не убивать его. Я оставил его в таком состоянии, при котором он уже не мог меня преследовать, и поспешил дальше, твердо решив уйти от него до рассвета так далеко, как только меня смогут нести ноги.

Этот человек несомненно был одним из тех негодяев, что нанимаются белыми людьми для похищения и выдачи несчастных цветных людей, случайно попадающихся им в руки; но на сей раз обманщик был сам обманут, и тот, кто намеревался сделать из меня добычу, едва не стал собственной жертвой.

В ту же ночь я вплавь перешел реку Памунки возле селения Хановер и перед рассветом укрылся в густых зарослях кедровника. На следующую ночь, пройдя несколько миль и поднимаясь на холм, я увидел, как с противоположной стороны показалась человеческая голова — причем без единого звука. Я мгновенно бросился в лес и спрятался за большим деревом. Путник был верхом, а поскольку дорога была песчаной и лошадь шла шагом, я не слышал его приближения, пока не увидел. Он тоже заметил меня: поравнявшись с местом, где я стоял, он остановил коня посреди дороги и попросил сказать, как далеко до какого-то места, название которого я позабыл. Не получив ответа, он повторил вопрос, а затем произнес, что мне не стоит бояться говорить, так как он не хочет причинить мне вреда. Но ответа вновь не последовало, и в конце концов он бросил, что я мог бы и ответить, и поехал дальше.

Перед рассветом я достиг реки Матапони и перешел ее вброд; но, зная, что нахожусь уже недалеко от Мэриленда, я совершил величайшую неосторожность, забыв о бдительности и осторожности, которые помогали мне преодолевать казавшиеся непреодолимыми препятствия. Стремясь продвинуться вперед, я пренебрег маскировкой перед рассветом и шел до самого светла, прежде чем поискать укрытие. К несчастью, когда я стал оглядываться в поисках убежища, поблизости ничего не оказалось. Это заставило меня продолжать путь при сером рассвете, чтобы добраться до видневшегося впереди леса. Однако для этого мне пришлось пройти мимо стоявшего у дороги дома, и едва я отошел от него шагов на пятьдесят, как белый мужчина отворил дверь и, заметив меня на дороге, окликнул, велев остановиться. Поскольку приказ не был выполнен, он спустил на меня собаку. Пес был быстро повержен моей палкой, и я пустился бежать во весь опор. В тот же самый момент я услышал оружейный выстрел и принял его заряд в ноги, главным образом в икры и вокруг них. Я рухнул на дорогу, и меня тут же окружило несколько человек, которые, судя по всему, оказались отрядом патрульных, собравшихся в этом доме. Они приказали мне скрестить руки, а поскольку это требование не было выполнено немедленно, принялись избивать меня палками и камнями, пока я почти не потерял сознание и полностью утратил способность к сопротивлению. Затем они связали меня веревками, волоком за ноги притащили обратно к дому и швырнули в кухню, как дохлую собаку. Один мой глаз был почти выбит, а изо рта, носа и ушей шла кровь; однако в таком состоянии они отказались смывать кровь с моего лица или даже дать мне глоток воды.

Вскоре прибыл мировой судья и, взглянув на меня, приказал развязать меня, принести воды умыться, а также дать немного хлеба поесть. Сердце этого человека оказалось не совсем чуждым сочувствия: он в суровых выражениях отчитал тех, кто меня избил, заявив, что их поведение было зверским и что было бы куда гуманнее прикончить меня сразу, чем так избивать и калечить, как они это сделали.

Затем он допросил меня насчет моего имени, места жительства и конечного пункта назначения, после чего потребовал назвать имя моего хозяина. На все эти расспросы я отвечал лишь то, что направляюсь в Мэриленд, где и живу. Судья сказал, что по закону он обязан отправить меня в тюрьму; меня немедленно усадили в повозку и отвезли в небольшое селение под названием Боулинг-Грин, куда я прибыл до десяти часов.

Там меня заперли в тюрьму, и пришел доктор, чтобы осмотреть мои ноги и извлечь дробь из ран. В ходе операции он вытащил тридцать четыре свинцовые пули, а после перевязки моих ног оставил меня наедине с моими мыслями. За моими бедствиями не последовало никакой лихорадки, что я приписал исхуданию крови из-за долгого поста и перенесенных тягот.

Во второй половине дня тюремщик зашел проведать меня и принес ежедневную пайку провизии вместе с кувшином воды. Провизия состояла из фунта с лишним кукурузного хлеба и вареного бекона. Поскольку аппетит у меня был отменный, я сразу же сожрал больше двух третей этой еды, но остаток приберег на ужин.

Несколько дней я не мог стоять на ногах и в этот период испытывал большие трудности с отправлением естественных надобностей, поскольку никто не приходил мне на помощь. Тем не менее от нехватки еды я не страдал: ежедневная пайка тюремщика вполне утоляла муки голода. Когда мне стало лучше и я смог ходить по тюремной камере, тюремщик стал часто навещать меня и пытался уговорить рассказать, откуда я родом; но в этом начинании он преуспел не больше, чем мировой судья в том же деле.

Я пробыл в тюрьме больше месяца, за это время изрядно отъелся и окреп, но не видел никаких способов к побегу. Тюрьма была кирпичной, полы состояли из толстых дубовых досок, а дверь из того же материала запиралась железными засовами, вставленными в стойки и соединенными прочной железной полосой, тянувшейся от одного к другому.

Все казалось прочным и надежным, а вдобавок к моей безопасности мои ноги были закованы в цепи с тех самых пор, как зажили раны. Я научился снимать эту цепь с ног, выбив из ее гнезда небольшой железный штифт, крепивший болт, который удерживал цепь вокруг одной из моих ног.

Тюремщик заходил ко мне с завидной регулярностью каждое утро и вечер, но задерживался лишь на несколько минут, оставляя меня в остальное время в полном одиночестве.

Когда я провел в заключении тридцать девять дней и полностью оправился от полученных ран, тюремщик припозднился с завтраком, и я подошел к двери, принявшись колотить в нее кулаком, чтобы пошуметь. Постучав так некоторое время, я совершенно случайно ударил кулаком по одному из столбов и к своему удивлению обнаружил по звуку, что он представляет собой лишь полую оболочку с тонким слоем крепкой древесины снаружи, а от моего удара трухлявое дерево внутри рассыпалось на куски. При более тщательном осмотре этого столба я убедился, что смогу легко расколоть его на части с помощью железного болта, сковывавшего мои ноги. Пришел тюремщик с завтраком и отчитал меня за шум. Этот день показался мне таким же долгим, как раньше казалась целая неделя; но наконец наступила ночь, и как только комната, в которой я был заперт, погрузилась во мрак, я освободился от оков и при помощи длинного болта легко вырвал из гнезда крупную скобу, удерживавшую один конец поперечного бруса, запиравшего дверь. Скобы замка подались почти без усилия, и дверь распахнулась под собственным весом.

Теперь я вышел во внутренний двор тюрьмы и обнаружил, что всё кругло тихо, а в окнах селения горит лишь несколько огней. Сначала я шел по дороге не спеша, но вскоре прибавил шагу и побежал по большаку. Отойдя от тюрьмы больше чем на милю, я свернул в лес и бежал всю ночь на север. С приближением дня я спрятался в кедровнике, где и пролежал до следующего вечера без единой крошки во рту.

На вторую ночь после побега я переправился через Потомак у переправы Хоу в небольшой лодке, которую обнаружил привязанной у борта паромного плашкоута; а на следующую ночь пересек Патьюкзент на каноэ, найденном на привязи у берега.

Около часу ночи я подошел к двери хижины моей жены и простоял там, полагаю, больше пяти минут, прежде чем смог набраться достаточно духу, чтобы постучать. Наконец я легко постучал в дверь, и хорошо знакомый голос моей жены сразу же спросил: «Кто там?» Я ответил: «Чарльз». Тогда она подошла к двери и, медленно отворяя ее, произнесла: «Кто это так похож на моего мужа?» Я ворвался в хижину и открылся ей, но прошло немало времени, прежде чем я смог убедить ее, что я действительно ее муж, вернувшийся из Джорджии. Затем разбудили детей, но они меня уже позабыли.

Когда я попытался взять их на руки, они убежали от меня и спрятались под кровать своей матери. Мой старший мальчик, которому было четыре года, когда меня увезли, всё же сохранил некоторые воспоминания о том, что у него когда-то был отец, но не мог поверить, что я и есть тот самый отец. Моя жена, поначалу сраженная изумлением при виде меня в своей хижине и не способная поверить собственным глазам, спустя несколько минут словно очнулась ото сна. Сгребя всех троих детей в охапку, она усадила их ко мне на колени, пока я сидел в углу, захлопала в ладоши, то смеялась, то плакала, и в экстазе забыла предложить мне ужин, пока я наконец не признался ей, что голоден. До входа в дом мне казалось, что я готов съесть всё что угодно; но теперь, когда я попытался поесть, аппетит куда-то пропал, и я просидел всю ночь напролет с женой и детьми.

Во время странствий я думал лишь о том, как бы добраться домой, и никогда не размышлял о том, что по возвращении всё еще могу подвергаться опасности. Теперь же, когда мои мытарства закончились, я стал обдумывать, как мне появиться в безопасности в округе Калверт, где каждый непременно знал, что я беглый раб. Мое сердце трепетало от радости при взгляде на жену и детей, которые уже не надеялись снова меня увидеть; и в то же время меня страшил приход рассвета, неизбежно грозивший разоблачением и арестом в качестве беглеца. Всю ночь я метался между счастьем настоящего и ужасом перед будущим. Во всех испытаниях, опасностях и страданиях моего долгого пути мужество меня никогда не покидало. Надежда вновь увидеть жену и малышей триумфально провела меня сквозь такие риски, о которых я даже теперь вспоминаю как о каком-то безумном сне. Но когда я обрел покой под кровом жены, цель моих трудов была достигнута, а мотивов подстегивать мою энергию или придавать ей хоть малейший импульс не осталось. Та твердость духа, что так долго поддерживала меня, внезапно испарилась из моей груди, и я провел ночь в окружении детей, угнетаемый мрачными предчувствиями своей дальнейшей судьбы. Мысль о том, что я совершенно не способен обеспечить защиту и безопасность собственной семье и сам беспомощнее их, терзала мне грудь сменяющими друг друга приступами нежности и страха, пока на востоке не забрезжил рассвет, призывая меня решить мою дальнейшую участь.

Утром я отправился к главному дому и показался своим хозяину и хозяйке. Они накормили меня хорошим завтрыком и посоветовали сперва скрываться, а затем работать в окрестностях за плату. Восемь лет я прожил в этих краях и испытал самую разную судьбу. В конце концов я накопил около 400 долларов, купил возле Балтимора двенадцать акров земли, пару волов и двух коров и стал ездить на балтиморский рынок. Меня постигло величайшее несчастье — я потерял жену. Через два года я женился снова, и от второй жены у меня родилось четверо детей. Десять лет счастья и сравнительного покоя выпало мне на моей маленькой ферме, и я успокоился, почти не опасаясь новых бед. Но впереди меня ждала горькая участь.





ГЛАВА XIX.

В июне 18— года, когда я пахал свой участок, к моему забору подъехали три господина. Слезши с лошадей, они перелезли через изгородь и приблизились ко мне, после чего один из них объявил, что он шериф и имеет при себе ордер, предписывающий доставить меня в Балтимор. Я не сознавал за собой никакой вины перед кем бы то ни было, но все же испытывал недоверие к этим людям, которые были мне совершенно незнакомы. Я сказал, что пойду с ними, если они позволят мне отпрячь волов от плуга; однако в мои планы входило попытаться сбежать к дому джентльмена, жившего примерно в миле от меня. Осуществить этот замысел мне не удалось, потому что, пока я снимал ярмо с волов, один из господ зашел мне за спину и сбил с ног тяжелым хлыстом, который он держал в руке.

Когда я очнулся от оглушающего действия этого удара, то обнаружил, что мои руки связаны за спиной, а плечи туго стянуты крепкими веревками. В таком виде меня заставили немедленно отправиться в путь на Балтимор, не дав поговорить с женой или хотя бы зайти в дом. Я рассчитывал, что по прибытии в Балтимор меня предстанут перед судом для разбирательства, но в этом я ошибся. Меня привели в городскую тюрьму и заперли там вместе с несколькими другими чернокожими — как мужчинами, так и женщинами, которые поведали, что недавно были куплены работорговцем из Джорджии.

Теперь мне открылись все масштабы моего несчастья, но узнать, кто именно меня схватил, я не мог. Однако вечером один из тех господ, что привезли меня из дома, вошел в тюрьму вместе с тюремщиком и осведомился, узнаю ли я его. Получив отрицательный ответ, он заявил, что прекрасно меня помнит, и спросил, не припомню ли я время, когда они с братом высекли меня перед крыльцом моей хозяйки в Джорджии.

Теперь я узнал черты младшего из двух братьев моей хозяйки; но этот человек изменился внешне настолько сильно со времени нашей последней встречи, что без его признания я бы никогда его не признал. Когда я покидал Джорджию, ему было не больше двадцати одного-двух лет, и волосы у него были черными и густыми. Теперь же волосы поредели и поседели, а все черты лица изменились.



Проведя в тюрьме чуть больше двух недель в тяжелых оковах, я и мои сокамерники однажды были закованы цепями вместе, попарно соединены наручниками, и в таком виде нас прогнали мимо Балтимора примерно на десять миль, где мы и заночевали.

Вечером второго дня мы остановились в Бладенсбурге.

На следующее утро мы прошли через Вашингтон, и когда мы двигались перед президентским дворцом, я заметил пожилого господина, прогуливавшегося по аллеям возле ворот. Мне сказали, что этот человек — Президент Соединенных Штатов.

Менее чем через четыре недели после нашего ухода из Вашингтона я оказался в Милледжвилле, штат Джорджия, неподалеку от которого проживал похитивший меня человек. Он забрал меня с собой и заставил работать на своей плантации; но я уже слишком долго вкушал свободу, чтобы покорно снести бремя рабства. Едва оказавшись на месте, я стал вынашивать планы нового побега из рук своих тиранов и прорыва в северные штаты.

Приближался август — благоприятное время года для путешествий из-за обилия пропитания на кукурузных полях и в фруктовых садах. Однако, вспомнив ужасные страдания, перенесенные в прежнем странствии с юга, я решил по возможности придумать такой план побега, который не подверг бы меня столь тяжким испытаниям.

После нескольких недель раздумий я решил бежать в какой-нибудь морской порт и попытаться устроиться на борт судна, направляющегося в северный город. С этой целью я принял вид покорности и невозмутимости перед лицом новых поворотов судьбы и даже зашел так далеко, что заявил своему новому хозяину, будто жить при нем на хлопковых полях мне куда комфортнее, чем прежде на собственной маленькой ферме в Мэриленде. Впрочем, полагаю, хозяин обладал достаточной проницательностью, чтобы не поверить моим словам на сей счет.

С той самой минуты в Мэриленде, когда я понял, что угодил в руки брата своей бывшей хозяйки, я оставил всякую надежду успешно оспорить его право на мой арест в судебном порядке, поскольку полагал, что он явился с полномочиями вернуть меня как собственность своей сестры. Но после возвращения в Джорджию и нескольких недель работы на плантации нового хозяина я узнал, что теперь он заявляет права на меня как на собственного раба и распространяет слухи, будто купил меня в Балтиморе. Теперь мне стало ясно, что этот человек, тем или иным образом узнав место моего жительства в Мэриленде, похитил меня и теперь удерживает в качестве раба без всякого законного основания; однако жаловаться с моей стороны было бесполезно, а сопротивляться — тщетно.



Я снова был низведен до положения обычного полевого раба на хлопковой плантации в Джорджии и вынужден питаться той скудной и грубой пищей, что выделялась южным рабам. Меня не было в Джорджии почти двадцать лет, и за этот период в облике здешних мест, равно как и в устройстве человеческого общества, несомненно произошли огромные перемены.

Я никогда не бывал в Милледжвилле, пока меня не привез туда человек, похитивший меня в Мэриленде. Теперь же я оказался рабом среди абсолютно чужих людей и не имел ни единого друга, способного утешить меня добрым словом, подобно тому, как некогда поддерживал хозяин в округе Морган. Плантация, где я теперь рабствовал, прежде принадлежала отцу моей хозяйки, и кое-кто из моих товарищей по несчастью хорошо знал ее в годы юности. От этих людей я узнал, что после смерти моего хозяина и моего бегства из Джорджии хозяйка вышла замуж во второй раз и более пятнадцати лет назад переселилась вместе с мужем в штат Луизиана.

Выяснив эти факты, вне всяких сомнений доказывающие, что мой нынешний хозяин не имеет ни малейшего юридического или морального права на меня, я решил: прежде чем вновь подвергать себя опасностям и страданиям, неизбежным при втором побеге из Джорджии, я попытаюсь призвать на помощь законы страны и добиться освобождения от незаконного рабства, в котором меня удерживали. С этой целью я отправился в одно из воскресений в Милледжвилл и расспросил встреченного на улице чернокожего мужчину насчет какого-нибудь адвоката. Тот ответил, что его хозяин — юрист, и проводил меня к нему домой.

Адвокат, побеседовав со мной какое-то время, сообщил, что мой хозяин является его клиентом и потому он не может взяться за мое дело, однако направил меня к молодному господину, который, по его словам, сможет уладить мои вопросы. Соответственно, я отправился к этому молодому человеку и, изложив ему всю свою историю, услышал в ответ, что он вряд ли сможет чем-то помочь, поскольку у меня нет свидетелей, способных подтвердить мою свободу.

Я возразил, что кажется несправедливым принуждать меня доказывать собственную свободу, и куда разумнее было бы потребовать от хозяина доказательств того, что я являюсь рабом. Тем не менее он заверил меня, будто по законам Джорджии дело обстоит иначе: любой цветной человек презумптивно считается рабом, пока не докажет обратное. Затем он заявил, что если я рассчитываю на продолжение разговора, то должен выплатить ему гонорар. На это я отдал ему все деньги, которые сумел скопить с момента прибытия в эти края — два доллара и семьдесят пять центов.

Услышав предложенную сумму, адвокат задрал нос и заметил, что подобная мелочь не стоит внимания, но тем не менее взял деньги и осведомился, смогу ли я раздобыть еще средств до следующего воскресенья. Он пообещал, что если я раздобуду еще доллар, то он оформит судебный приказ и добрый моего вызова в суд, однако в случае успеха в моем освобождении я должен буду обязаться прослужить ему целый год. Я согласился на эти условия и поставил подпись под бумагой, составленной адвокатом и скрепленной подписями двух свидетелей.

Брат моего мнимого хозяина все еще проживал поблизости, и адвокат посоветовал мне привлечь его в качестве свидетеля, способного доказать, что я не являюсь рабом моего нынешнего мнимого владельца.

В среду после моего визита в Милледжвилл на плантацию моего хозяина пожаловал шериф и увел меня с поля к дому, попутно пояснив, что у него на руках ордер, предписывающий препроводить меня в Милледжвилл. Однако, вместо того чтобы исполнить предписание ордера по прибытии к дому, он взял с моего хозяина поручительство в том, что тот доставит меня в здание суда на следующий день, в пятницу, после чего ускакал верхом, оставив меня на милость моего похитителя.

С тех пор как я попал на эту плантацию, меня еще ни разу не пороли, хотя остальных рабов, коих насчитывалось больше полусотни, регулярно секли без всякой видимой причины. Все это время я приписывал избавление от плети страхам моего хозяина. Он знал, что некогда я сбежал от его сестры из-за ее жестокости и его собственного свирепого обращения со мной, и я верил, что он все еще опасается, как бы повторение прежней жестокости не привело к тем же последствиям, что и двадцать лет назад.

Его злые страсти были подобны огню, прикрытому пеплом, скрытому, но не погасшему. Он обнаружил, что я полон решимости попытаться вернуть себе свободу при любых обстоятельствах, и не успел шериф уйти, как за надсмотрщиком послали в поле; меня привязали и высели длинной негритянской плетью так, что я потерял сознание, и в бесчувственном состоянии отнесли в мои хижины рабов. Была ночь, когда рассудок вернулся ко мне настолько, что я осознал свое истинное положение. Я обнаружил, что мои раны смазаны маслом и я завернут в кусок чистой полотняной ткани; но несколько дней я не мог встать с постели. Когда наступила пятница, меня не повели в Милледжвилл, и впоследствии я узнал, что мой хозяин доложил суду, будто я заболел и не могу выйти из дома. Судья не задавал вопросов о причине моей болезни.

Через две недели меня отвезли в Милледжвилл и привели к судье, который сначала задал моему хозяину несколько вопросов о том, как долго тот владеет мной и где он меня купил. Он заявил в моем присутствии, что купил меня вместе с несколькими другими на публичных торгах в городе Балтиморе и заплатил за меня пятьсот десять долларов. Мне не разрешили говорить в суде, тем более опровергать эту ложь так, как она того заслуживала.

Затем мой адвокат вызвал в качестве свидетеля брата моего хозяина, но свидетель отказался давать присягу или отвечать на вопросы из-за своей заинтересованности во мне как в своем рабе. В подтверждение своего отказа он предъявил купчую от моего хозяина на свое имя на равную, неделимую половину доли раба ——. Эта купчая была датирована за несколько недель до начала судебного процесса и породила спор между противоборствующими адвокатами, который продолжался до вечернего закрытия суда.

На следующее утро меня снова привели в суд, и судья огласил свое решение, заключающееся в том, что свидетель не может быть принужден давать показания по делу, в котором он фактически, хотя и не номинально, является стороной.

Затем суд перешел к вынесению решения по рассматриваемому делу и объявил, что в Джорджии прочно укоренился закон, согласно которому каждый негр считается рабом до тех пор, пока яснейшими доказательствами не докажет свою свободу. Что если негр оказывается под надзором или попечением белого человека, закон объявляет этого белого человека его хозяином без каких-либо доказательств на сей счет. Но дело, представленное суду, предельно ясно и свободно от каких-либо сомнений или трудностей. Здесь хозяин привез этого раба в штат Джорджия как свою собственность, владел им как рабом с тех пор и до сих пор владеет им как рабом. Право собственности хозяина в данном случае является наилучшим правом, какое человек может иметь на любую собственность; и распоряжение суда таково: вернуть раба —— под надзор его хозяина.

Мне немедленно приказали вернуться домой, и с этого момента до самого моего ухода с плантации жизнь моя стала сплошным мучением. Надсмотрщик часто подходил ко мне в поле и из простой прихоти наносил мне несколько ударов своим длинным хлыстом по голой спине; и мне часто приходилось, после того как я выполнял свою дневную работу в поле, колоть дрова или выполнять другую работу у дома далеко за полночь. Мои страдания были слишком велики, чтобы какое-либо человеческое существо могло долго их выносить; а для человека, однажды отведавшего прелести свободы, они были мучительны вдвойне.

Никакая форма опасности не могла запугать меня, если дорога, на которой мне приходилось с ней сталкиваться, вела к свободе. Наконец настало то время года, которое наиболее благоприятно для моего побега из рабства. Кукуруза на полях выросла настолько, что уже годилась для запекания; персики начали созревать, а бататы стали достаточно большими, чтобы их можно было есть; но несмотря на все это, трудности, окружавшие меня, были больше, чем может легко вообразить тот, кто никогда не был рабом в низовьях Джорджии.

Во-первых, я был почти гол, не имея никакой другой одежды, кроме рваной рубашки из грубой ткани и пары старых штанов из того же материала, а также старой шерстяной куртки, которую я привез с собой из дома. В дополнение к этому за мной пристально следили каждый вечер, пока я не заканчивал порученную мне работу, после чего меня запирали на ночь в одиночестве в небольшом срубе.

Этот сруб действительно был тюрьмой и был построен с целью запирать тех рабов этого имения, которых судили вечером и приговаривали к порке утром. Он был построен из прочных дубовых бревен, обтесанных квадратом и соединенных в шип по углам. В нем не было окон, но поскольку бревна прилегали друг к другу не очень плотно, в этой тюрьме, куда меня запирали каждую ночь после суда, никогда не было недостатка в воздухе.

По воскресеньям мне разрешалось идти работать в поле с остальными людьми, работавшими в этот день, если я этого хотел; но в этот раз меня передали под надзор старого чернокожего африканца, которому было поручено немедленно доложить, если я попытаюсь уйти из поля. Бежать в воскресенье было невозможно, и казалось, не было никакой надежды выбраться из моей спальни, пол которой был сделан из прочных сосновых досок.

Судьба в конце концов сделала для меня то, чего я не мог добиться величайшими усилиями самостоятельно. Замок на двери моей ночной тюрьмы был большим накладным замком и был неуклюже пригнан к двери, так что конец замка упирался в дверную коробку, из-за чего дверь с трудом закрывалась даже в сухую погоду. Когда погода была сырой, а дерево разбухало от сырости, закрыть дверь вообще было непросто.

В конце сентября погода испортилась, стало облачно, выпало много осадков. Облака продолжали застилать небо в течение четырех или пяти дней. Однажды вечером, когда мне приказали идти в мой дом, как его называли, надсмотрщик последовал за мной без фонаря, хотя было очень темно. Когда я оказался в доме, он толкнул дверь вслед за мной изо всех сил. От резкого усилия дверь наверху зашла за коробку на фут или два, и это зажало ее так сильно, что он больше не смог ее открыть.

Полагая в кромешной тьме, что дверь закрыта, он повернул ключ; а засов замка прошел по внешней стороне скобы, предназначенной для него, и полностью обманул его. Затем он вытащил ключ и ушел. Вскоре после его ухода я подошел к двери и, потрогав ее руками, убедился, что она не заперта. Представилась возможность бежать из моей тюрьмы с надеждой оказаться к утру на таком расстоянии от усадьбы моего хозяина, что никто не сможет меня скоро догнать, даже если направление моего бегства будет установлено. Тихо подождав, пока стихнут любые звуки вокруг хижины рабов, я уперся в дверь ногой и, сильно толкнув ее, распахнул.

Весь мир был теперь передо мной, но темнота стояла такая непроглядная, что скрывала от моего взора даже самые крупные предметы, вроде дома на расстоянии нескольких ярдов. Но как ни темно было, нужда заставляла меня покинуть плантацию без промедления; а поскольку среди различных дорог этой местности я знал лишь большую дорогу, ведшую в Милледжвилл, я быстрым шагом отправился по этому большущему тракту, будучи уверен, что в такую темную ночь никто не сможет меня схватить.

До Милледжвилла было всего около семи миль, и когда я добрался до этого городка, в окнах домов горело несколько огоньков; но, пройдя насквозь через селение, я не увидел и не услышав ни единого человека, а выйдя на открытую местность, первой моей заботой было найти надежное место, где можно было бы укрыться на следующий день; однако в радиусе нескольких миль не было видно никаких признаков густого леса, и должно было пройти часа два или три, прежде чем нашелся лесной массив, достаточный для моих целей.

Было, пожалуй, часа три ночи, когда я нашел убежище в густом и мрачном болоте, располагавшемся по правую сторону от дороги, с намерением оставаться там до рассвета, а затем присмотреть укромное местечко, чтобы спрятаться в нем в течение дня. До сих пор, хотя ночь была чрезвычайно темной, дождь не шел вообще, но вскоре после моей остановки в болоте дождь хлынул потоками, а не ливневыми дождями, из-за чего я вымок так, будто переплыл реку.

Наконец забрезжил рассвет, но он принес очень мало облегчения моим страданиям; ибо болото, в котором находилось мое укрытие, лежало посреди густонаселенной местности и со всех сторон было окружено хлопковыми и кукурузными полями, настолько близкими к моему положению, что открытые пространства расчищенной земли были видны оттуда. Двигаться было опасно, как бы кто не заметил, а оставаться без еды, когда меня снедал голод, было мучительно.

Мое место отдыха в болоте было на виду у дороги; и вскоре после восхода солнца, хотя дождь продолжал сильно идти, по дороге то и дело проезжали многочисленные всадники как раз по тому пути, который привел меня в болото. У меня почти не было сомнений в том, что эти люди ищут меня, и дальнейшие события доказали, что мои догадки были вполне обоснованы. Дождь шел весь этот день, и страх быть схваченным теми, кто шел по моим пятам, приковал меня к болоту до наступления темноты следующего вечера, когда я рискнул покинуть заросли и вернуться на большак, направление которого я не мог определить из-за плотных облаков, застилавших небо. Все, что оставалось делать в моем положении, — это остерегаться идти по тому концу дороги, который привел меня в болото. Снова повернувшись спиной к Милледжвиллу и шагая быстрым шагом, я приложил все усилия, чтобы этой ночью удалиться как можно дальше от сцены страданий, которая навсегда останется в моей памяти благодаря этому болоту.

С закатом солнца дождь прекратился; и темнота этой второй ночи была не столь велика, как первой. Я расценивал это обстоятельство как счастливое предзнаменование окончательного успеха, ожидавшего мое начинание. События показали, что я никакой не пророк; ибо тусклый свет этой ночи и стал причиной печального несчастья, поджидавшего меня.

В предыдущей части этой книги читатель познакомился с тем глубоким интересом, который проявляют все плантеры, близкие и далекие, вокруг плантации, с которой бежал раб. Прошедшие двадцать лет не принесли никаких изменений в пользу беглеца; междоусобицы и разногласия, сотрясающие и разделяющие сообщества белых людей, не привели ни к какому ослаблению дружбы, которую они декларируют и действительно испытывают друг к другу в вопросе столь важном для них всех.

Этой ночью позади осталось более двадцати миль дороги; должно быть, было часа два или три ночи, когда, проходя по участку дороги, пролегавшему через густую сосновую рощу, где деревья по обеим сторонам росли вплотную к колесне, человек пять или шесть внезапно бросились на меня с обеих сторон дороги и с громкими криками «Убей его! Убей его!», сопровождаемыми ругательствами и оскорблениями, схватили меня, повалили на землю и крепко связали длинной веревкой, обмотанной вокруг моих рук и туловища так, что кисти рук оказались прижаты ниже бедер.

В таком состоянии меня пригнали или, вернее, притащили примерно за две мили к какому-то трактиру или постоялому двору, стоявшему у дороги; вскоре после рассвета к моим похитителям присоединились по меньшей мере человек двадцать их товарищей, которые пробыли на ногах всю ночь, ожидая и выслеживая меня на других дорогах этой части страны. Тех, кто меня поймал, шумно приветствовали соратники; и вся компания провела утро за выпивкой, пением песен и игрой в карты в этом доме. К завтраку они дали мне большую лепешку из кукурузного хлеба и немного кисляка.

Около десяти часов утра в трактир прибыл мой хозяин в сопровождении двух или трех других джентльменов, все они были мне незнакомы. Появившись передо мной, мой хозяин посмотрел на меня и сказал: «Ну, ----, на этот раз тебе не повезло с побегом»; и тут же громко спросил, сколько кто даст за меня. Один человек, слегка выпивший, сказал, что даст за меня четырехугольника (четыреста долларов). Последовали другие ставки, пока моя цена быстро не поднялась до пятисот восьмидесяти долларов, за которые меня с молотка продал сам мой хозяин джентльмену, немедленно выписавшему долговую расписку за меня и принявшему меня под свою опеку как свою собственность.





ГЛАВА XX.

Моего нового хозяина звали Джонс, он был плантером и гостил в этой части страны; его собственная усадьба находилась примерно в пятидесяти милях вниз по течению. На следующий день мой новый хозяин отправился со мной к месту своего жительства, разрешив мне идти позади него, пока он ехал верхом на лошади, и оставив меня совершенно без цепей. Я решил, что раз мой владелец относится ко мне столь великодушно, то оказанное мне доверие не будет нарушено до тех пор, пока мы не доберемся до его дома; хотя решимость снова бежать и попытаться вырваться из Джорджии не покидала меня ни на минуту.

Местность, через которую мы проезжали во время нашего путешествия, была бедной. Почва была песчаной, легкой и во многих местах сильно истощенной чрезмерной обработкой. Деревья в лесах на возвышенностях были почти исключительно соснами; но попадалось множество болот и обширных низин, где в изобилии росли клен, камфорное дерево и все прочие деревья, обычные для подобных земель на Юге.



Никаких улучшений в положении рабов на плантациях здесь заметно не было; напротив, мне показалось, что среди рабов на различных плантациях, мимо которых мы проезжали, ощущается даже больший недостаток хорошей одежды, чем двадцать лет назад. Повсюду надсмотрщики продолжали поддерживать тот же обычай ходить по полям с длинным хлыстом, который описывался ранее; и повсюду рабы доказывали шелудивым видом своей кожи и сухими, выжженными солнцем волосами, что они незнакомы с мясной пищей.

На второй день нашего путешествия, ближе к вечеру, мы прибыли в усадьбу моего хозяина примерно в восьмидесяти милях от Саванны. Плантация, которая теперь стала моим местом жительства, была небольшой и насчитывала всего около трехсот акров расчищенной земли, на которой работало около тридцати рабов всех категорий.

Шел самый разгар сезона сбора хлопка, и спустя двадцать лет после моего первого побега мне снова назначили дневную норму с обещанием выплачивать полцента за каждый фунт хлопка, который я соберу сверх нормы. Сбор хлопка, как и любое другое занятие, требующее ловкости рук, зависит больше от сноровки, чем от силы, и я уже не мог собрать за день столько, сколько был способен когда-то.



Мой хозяин казался человеком, страстно стремящимся к обогащению, и почти каждый день приходил в поле, где мы работали, часто в резких выражениях упрекая надсмотрщика за то, что тот добивается недостаточной выработки.

Нашими пайками в этом месте были полпека кукурузы в неделю; вдобавок каждому человеку полагалось чуть больше пека батата. Провизию нам выдавал надсмотрщик каждое воскресное утро; но хозяин обычно присутствовал при этом, либо чтобы убедиться, что с нами поступают справедливо, либо что несправедливости не чинят ему самому.

Пробыв здесь около недели, мой хозяин однажды пришел в поле и, проходя мимо меня, остановился и сказал, что теперь я попал в хорошие руки, так как у него заведено не сильно пороть своих людей. Что он, по правде говоря, никогда не порол их и не позволял надсмотрщику пороть их, за исключением вопиющих случаев. Что он открыл способ наказания гораздо более мягкий и в то же время гораздо более действенный, чем порка; и что он управляет своими неграми исключительно с помощью этого метода дисциплины. Затем он сказал мне, что когда я приду вечером домой, я должен зайти к нему в дом; и тогда он познакомит меня с принципами, на которых он наказывает своих рабов.

Явившись вечером к дому по приказу, мой хозяин показал мне помпу, установленную в колодце, где вода поднималась в пределах десяти футов от поверхности земли. Носик этой помпы располагался по меньшей мере на тринадцать футов выше земли, и когда воду нужно было качать, человек, работавший с ручкой, поднимался по лестнице на нужную высоту. Вода в этом колодце, несмотря на близкое залегание, была очень холодной; и помпа выбрасывала ее мощной струей. Одна из женщин, работавших в доме, совершила какой-то проступок, за который ее следовало наказать; и этот случай использовали, чтобы продемонстрировать мне действие нового способа пытки на человеческое тело. Женщину раздевили догола и привязали к столбу, стоявшему прямо под струей воды, падающей из носика помпы. Затем мальчику приказали подняться по лестнице и качать воду на голову и плечи жертвы; не пробыв под водопадом и минуты, она начала плакать и кричать самым жалобным образом. Вскоре она напрягла силы в самых судорожных конвульсиях, пытаясь вырваться от столба; но поскольку веревки были крепкими, это оказалось невозможно. Еще через минуту или чуть больше ее крики стали тише, а вскоре ее голова упала вперед на грудь; после чего мальчику приказали прекратить качать воду. Женщину унесли в бессознательном состоянии, но через час к ней вернулись чувства. На следующее утро она жаловалась на легкость в голове, но смогла выйти на работу.

Это наказание помпой, как его называют, никогда не применялось ко мне; и я могу описать его лишь так, как его описывали мне те, кто его перенес.

Когда вода впервые ударяет по голове и рукам, это совсем не больно; но спустя очень короткое время это вызывает ощущение, возникающее при сильных ударах тяжелыми прутьями толщиной с палец человека. Это ощущение становится все более и более болезненным, пока не начинает казаться, что кости черепа и лопатки разбиты вдребезги. Наконец все чувства угнетаются; дыхание становится все более затрудненным; пока зрение не затуманивается и жизнь не угасает. Это наказание по сути является временным убийством, так как человек испытывает все боли, какие может чувствовать тот, кого лишают жизни избиением дубинами; но после наказания помпой пострадавшего возвращают к жизни, укладывая в постель и укутывая теплой одеждой. Головокружение и стеснение в груди сопровождают эту процедуру день-два, а иногда и дольше. Цель приглашения меня в качестве свидетеля этого нового способа пытки, несомненно, заключалась в том, чтобы запугать меня и отбить охоту бежать; но подобно лекарствам, прописываемым шарлатанами, это зрелище возымело прямо противоположный эффект.

По прибытии в это имение у меня было намерение отложить свой побег до следующего года, но после увиденной пытки над этой несчастной женщиной мое решение бежать как можно скорее стало непоколебимым. Отчаяние в те дни было столь велико, что я серьезно обдумывал план попытаться пробраться на юг, чтобы присоединиться к индейцам во Флориде. Судьба уготовила мне более приятную участь.

В субботу вечером, после того как женщину наказали помпой, я украл ярд хлопчатобумажного упаковочного материала из здания хлопкоочистительной машины и сшил из него мешок с помощью толстой иглы и нитки, которые одолжил у одной из чернокожих женщин. На следующее утро, когда нам раздавали недельный паек, мою порцию аккуратно положили в мешок под предлогом опасений, что ее украдут, если оставить ее открытой на чердаке кухни, где я ночевал.

Поскольку этот день был воскресеньем, я не пошел на поле работать, как обычно, а под предлогом недомогания пробыл на кухне весь день, чтобы лучше подготовиться к трудам предстоящей ночи. Когда дневной свет полностью исчез, взяв мешок под мышку под предлогом похода на мельницу молоть свою кукурузу, я тихонько прокрался через хлопковые поля к ближайшему лесу и, сверившись со звездами, взял курс на восток, твердо решив ни при каких обстоятельствах не идти пешком ни единого ярда по большаку, пока не удалюсь от этой плантации по меньшей мере на сто миль.

Неуклонно двигаясь вперед всю эту ночь и не встречая на своем пути ни болот, ни колючих зарослей, я не сомневаюсь, что к рассвету плантация осталась позади более чем в тридцати милях.

За двадцать лет до этого я бывал в Саванне и заметил тогда, что в этом порту находится огромное количество кораблей, принимающих на борт и грузящих хлопок. Мой план теперь состоял в том, чтобы добраться до Саванны любым возможным способом и после прибытия в город придумать средство раздобыть билет на корабль до какого-нибудь из северных городов.

Когда забрезжил день, я оказался на большом хлопковом поле, и до того, как удалось добраться до леса, уже наступил серый рассвет; однако примыкавший к полю лес был обширным и обеспечил мне хорошее укрытие на весь день под сенью густых зарослей болотного лавра, располагавшихся в четверти мили от поля. Теперь возникла необходимость развести огонь, так как весь мой запас провизии, состоявший из кукурузы и картофеля, был сырым и необработанным. Менее удачливый сейчас, чем во время своего прежнего побега, я не имел при себе никаких средств для добывания огня и, доведенный наконец до крайности, решил попытаться добыть огонь трением двух палочек друг о друга, потратив не менее двух часов неустанного труда на это тщетное занятие без малейшей надежды на успех. В конце концов оставив эту затею, я обратил свои мысли на поиски какого-нибудь камня, с помощью которого попытаться высечь искру из старого складного ножа, бывшего моим спутником в Мэриленде более трех лет. Мои труды оказались бесплодными. В этом болоте невозможно было найти ни единого камня, и день прошел в тревоге и голоде, а моей единственной едой стали несколько сырых картофелин.

Наконец наступила ночь, а с ней и возобновление моих дорожных трудов. С величайшей осторожностью избегая любых признаков дороги и продолжая путь до рассвета, этой ночью я должен был пройти не менее тридцати миль. Незадолго до рассвета, пересекая поле, я по счастливой случайности наткнулся на россыпь крупной гальки на склоне холма. Несколько камешков я положил в мешок, что позволило мне с наступлением дня добыть огонь, с помощью которого я поджарил кукурузу и запек картофель в количестве, достаточном для поддержания сил на два-три дня. На четвертую ночь моего путешествия судьба вывела меня на широкий открытый большак, который казался весьма оживленным.

Неподалеку от этой дороги я обустроил свое убежище на день в густом сосновом бору с целью понаблюдать за людьми, шедшими по ней, и по ним судить, к какой части страны она ведет.

Вскоре после рассвета проехала повозка, запряженная волами и груженая тюками хлопка; затем проследовали несколько белых мужчин верхом, а вскоре после восхода солнца мимо прошел целый поезд повозок и телег, также груженых тюками хлопка и следующих за той повозкой, которую я увидел первой. В течение дня по этой дороге на юго-восток прошло не менее ста повозок и телег, все нагруженные тюками хлопка; и по меньшей мере столько же проследовало на запад, либо с бочками разных размеров, либо совершенно пустых. Множество всадников, немало экипажей и огромное количество пешеходов также сновали туда-сюда по этой дороге в течение дня.

Все эти признаки убедили меня в том, что я должен находиться недалеко от какого-то крупного города, центра обширной торговли хлопком. Следующей моей задачей было узнать, как далеко до этого города, для чего я решил идти по дороге следующей ночью.

Пролежав в лесу примерно до одиннадцати часов, я поднялся, вышел на дорогу и шел по ней до часа до рассвета, когда местность вокруг меня почти полностью освободилась от леса, а дома стали гораздо многочисленнее, чем в первой части моего путешествия.



Все продолжало выглядеть таким образом до рассвета, когда я остановился и присел у высокого забора, стоявшего у дороги. Пробыв здесь недолго, мимо проехала повозка с хлопком, запряженная волами, чей погонщик, чернокожий мужчина, спросил меня, иду ли я в город. Получив утвердительный ответ, он затем поинтересовался, не хочу ли я подвезтись на его повозке. Я сказал, что пробыл вне города всю ночь и буду очень признателен ему за подвоз, после чего забрался в его повозку и занял безопасное и удобное положение на мешках с хлопком.

Таким образом мы проехали около двух часов, после чего въехали в город Саванну. В моем положении не было опасности, что кто-то заподозрит во мне беглого раба; ибо еще не было случая, чтобы беглец бежал из глубинки и искал убежища в Саванне.

Управлявший повозкой мужчина проехал по нескольким главным улицам города и остановил упряжку перед большим складом, стоявшим на причале и выходящим окнами на реку. Здесь я помог моему новому другу разгрузить его хлопок, а когда мы закончили, он пригласил меня разделить с ним завтрак, состоявший из кукурузного хлеба, печеного картофеля и немного вареного риса.

Пока мы завтракали, по улице прошел чернокожий мужчина и спросил нас, не знаем ли мы, где он может нанять работника на день-два. Я тут же ответил, что хозяин прислал меня в город подзаработать на несколько недель и я готов пойти с ним немедленно. Радость от обретения работы настолько переполнила меня, что всякие мысли о жалованье вылетели из головы. Попрощавшись с человеком, который накормил меня завтраком, и мысленно поблагодарив его за доброту, я последовал за новым нанимателем, который сообщил, что подписался перетащить тысячу тюков хлопка из большого склада к краю причала, у которого стоял швартующийся под погрузку корабль.

Этот человек был рабом, но откупал свое время у хозяина за двести пятьдесят долларов в год, которые, по его словам, выплачивал ежемесячными взносами. Он выполнял так называемую подрядную работу, что заключалось в принятии заказов и найме людей себе в помощь, если объем работы оказывался слишком велик для него одного. В данном случае у него было семь или восемь чернокожих мужчин помимо меня, нанятых в помощь для перевозки хлопка на тачках поближе к краю причала, откуда его подбирали матросы и уносили на борт принимавшего его корабля.

Мы продолжали тяжело работать весь день; среди команды корабля был чернокожий мужчина, с которым я решил непременно познакомиться. Соответственно, вечером после окончания работ я отправился к концу причала, у которого был ошвартован корабль, и простоял там долгое время, выжидая появления чернокожего матроса на палубе. Наконец мои желания исполнились. Он вышел на палубу и уселся возле грот-мачты с трубкой во рту, которую курил с видимым удовольствием. Спустя пару минут я заговорил с ним, так как снаружи он меня еще, судя по всему, не заметил, и, услышав мой голос, он поднялся и подошел к борту корабля неподалеку от того места, где стоял я. Мы завели разговор, в ходе которого он сообщил, что его дом находится в Нью-Йорке; что там у него остались жена и несколько детей, но сам он ходит в море ради заработка и не знает иной жизни. Он также поинтересовался, где живет мой хозяин и всегда ли Джорджия была местом моего жительства.

Я счел это благоприятной возможностью осуществить задуманное ради знакомства с этим человеком и сразу же заявил ему, что по закону и справедливости являюсь свободным человеком, но был похищен близ Балтимора, насильно привезен в Джорджию и продан там в рабство. Что я теперь беглец от своего хозяина и ищу способ вернуться к жене и детям.

Этот человек казался тронутым рассказом о моих страданиях и по окончании моего рассказа сообщил, что не может принять меня на борт корабля, поскольку капитан отдал ему строгий приказ не пускать на борт никаких негров из Саванны, дабы они ничего не украли с корабля. Кроме того, он добавил, что заступает на вахту и должен пробыть на палубе два часа. Что он обязан нести двухчасовую вахту по охране корабля каждую ночь, но в следующую ночь его очередь выпадет только после полуночи.

Теперь я умолял его помочь мне спрятаться на борту корабля до отплытия, чтобы меня перевезли в Филадельфию, куда корабль направлялся с грузом хлопка. Сначала он встретил мою просьбу крайне холодно и заявил, что не станет делать ничего вопреки приказам капитана; но перед расставанием обмолвился, что был бы рад помочь мне, если бы мог, однако осуществление задуманного мной плана сопряжено с огромной опасностью, если не с гибелью.

В моем положении не было ничего слишком рискованного, на что я не решился бы пойти, и я сообщил ему: если он позволит мне спрятаться в трюме корабля среди мешков с хлопком, никто никогда не узнает о его осведомленности; а вся опасность и все бедствия, которые могут сопутствовать этому делу, падут исключительно на меня. Наконец он велел мне уходить и пообещал подумать над этим вопросом до завтрашнего дня.



Было очевидно, что его сердце смягчилось ко мне; что чувства сострадания почти подталкивали его совершить ради меня поступок, запрещенный его здравым смыслом и чувством долга перед нанимателями. Поскольку городские дома уже закрылись, а я был здесь чужаком, я направился к стоявшей перед складом повозке, с которой уже выгрузили привезенный хлопок, забрался внутрь и устроился на ночлег вместе с погонщиком, позволившим мне разделить его ложе среди кукурузной ботвы, привезенной им на корм волам.

Наступившим утром я снова отправился к кораблю, а когда команда вышла на палубу, расспросил о капитане, которого не узнал бы по одежде, очень похожей на матросскую. На вопрос, не хочет ли он нанять работника помочь с погрузкой судна, тот ответил, что я могу пойти поработать среди остальных, если захочу, и он заплатит мне по заслугам.

Моей целью было устроиться на работу на корабль, а не получить плату; в течение этого дня мне удалось несколько раз спуститься в трюм корабля и внимательно его осмотреть. Чернокожий матрос пообещал не предавать меня и заверил, что если я найду способ скрыться на корабле, он ничего не выдаст.

Через три дня корабль завершил погрузку, и капитан в моем присутствии объявил, что намерен отплыть на следующий день. Терять было больше нечего, и когда я спросил капитана, сколько, по его мнению, я заработал, он дал мне три доллар, что, безусловно, было весьма щедрой платой, учитывая, что все время работы на него я питался наравне с матросами, получавшими вдоволь отменной еды.

Матросы теперь были заняты выравниванием корабля и подготовкой к выходу в море; заметив, что эта работа требует от них проводить много времени в трюме, я подошел к капитану и сказал, что раз он щедро заплатил мне и хорошо со мной обращался, я поработаю с его людьми оставшуюся часть дня за еду и полгаллона патоки, которые он пообещал мне выдать. Моей главной целью теперь было проникнуть в трюм вместе с теми, кто занимался укладкой груза. Когда находящиеся внизу люди впервые попросили о помощи, я спустился к ним и, оказавшись там, позаботился остаться с ними. Расположившись с одной стороны трюма для уплотнения мешков вплотную к бортам корабля, я ухитрился оставить между двумя мешками пространство, достаточное для того, чтобы человек мог пролезть и спрятаться. Это укрытие находилось недалеко от центрального проема в трюме, оставляемого для спуска людей при укладке последних прибывших мешков. В этом тесном укрытии среди мешков с хлопком я решил совершить путешествие до Филадельфии, если мне каким-то чудом удастся тайком пробраться на корабль ночью.

Наступившим вечером я отправился в лавку у причала и купил два кувшина: один объемом в полгаллона, а второй большой каменный, вмещавший более трех галлонов. Когда стемнело, я наполнил большой кувшин водой; купил в пекарне двадцать фунтов корабельных сухарей, которые завязал в большой носовой платок; и, взяв кувшины в руки, поднялся на борт судна за обещанной капитаном патокой за дневной труд. Капитана на борту не оказалось, и патоку мне выдал мальчишка; но под предлогом ожидания капитана я присел между двумя рядами тюков хлопка, уложенных на палубе. Ночь стояла очень темная, и, улучив благоприятный момент, когда вахтовый на палубе отошел вперед, мне удалось водрузить оба кувшина на хлопковые тюки, поднимавшиеся в трюме почти до самой палубы. В следующее мгновение я скользнул вниз среди груза и без промедления поставил кувшины на заготовленное для них место среди хлопковых тюков рядом с убежищем для самого себя.

Вскоре после того, как я занял свое место на время плавания, на борту появился капитан, и мальчик доложил ему, что рассчитался со мной и отпустил меня. Вскоре на судне все стихло, если не считать редких шагов вахтового. Эту ночь я совсем не спал; гнетущая меня тревога не давала забыться ни на минуту.

Перед рассветом капитан вышел на палубу и приказал матросам подготовить корабль к отплытию и быть готовыми спуститься по реке с отливом, ожидавшимся на восходе солнца. Я почувствовал движение корабля, когда тот снялся с якоря, и мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем я услышал плеск океанских бурунов о его борта.

В месте моего укрытия при закрытых люках царила кромешная тьма; я понятия не имел о течении времени или о нашем продвижении, пока в какой-то момент не выбрался в открытое пространство между рядами тюков хлопка, о котором уже упоминал, и не услышал человека, судя по голосу стоявшего на люке, который громко произнес: «Это мыс Хаттерас». Я уже несколько раз выбирался из своего убежища в открытое пространство; но люки были задраены настолько плотно, что не пропускали ни луча света. Мне казалось, что мы уже давно в море; но поскольку темнота была непроглядной, я не мог вести никакой счет времени.

Вскоре после этого люк открыли, и в трюм проник свет. Для проверки состояния груза спустился человек, который вскоре вернулся назад. Люк снова задраили, и с этого момента до тех пор, пока я не услышал и не почувствовал удар корабля о какое-то твердое тело, не происходило ничего существенного. Вскоре я услышал сильный шум и множество разнообразных звуков. Все это убедило меня в том, что корабль находится в каком-то порту; ибо я больше не слышал шума волн и не ощущал ни малейшего движения судна.

Наконец люк снова открыли, и на меня хлынул свет. Моим главным желанием теперь было выбраться с корабля без постороннего внимания; для этого я решил покинуть трюм с наступлением ночи, если это удастся. Подождав некоторое время после исчезновения дневного света, я рискнул подползти к люку и высунуть голову над палубой. Не увидев никого на борту, я выбрался из трюма и ступил на палубу судна, стоявшего бок о бок с тем, на котором я плыл пассажиром. Тут меня схватил какой-то человек, назвавший меня вором и заявивший, что я пришел грабить его корабль; с большим трудом мне удалось убедить его отпустить меня. Наконец он позволил мне сойти на причал, и я снова почувствовал себя свободным человеком.

Я не знал, в каком городе нахожусь; но поскольку все матросы в Саванне утверждали, что их корабль направляется в Филадельфию, я не сомневался, что нахожусь именно там. Проходя по улице, я встретил чернокожего мужчину и спросил его, в Филадельфии ли я.—Этот вопрос заставил незнакомца громко рассмеяться, и он прошел мимо, не удостоив меня ответом. Вскоре после этого я встретил пожилого джентльмена в серо-буром костюме, как я мог разглядеть в свете фонарей. Ему я задал тот же вопрос, что и черному мужчине мгновением ранее. На сей раз, однако, я получил вежливый ответ: мне сказали, что я в Филадельфии.

Этот джентльмен проявил ко мне участие — то ли из-за моего жалкого и рваного вида, то ли из-за того, что я был чужаком и не знал, где нахожусь. По какой именно причине, я не знал; но он велел мне следовать за ним и привел в дом неподалеку, принадлежавший чернокожему человеку, которому поручил позаботиться обо мне до утра. В этом доме меня гостеприимно приютили на всю ночь, а наутро тот самый пожилой джентльмен в серо-буром костюме вернулся и принес с собой абсолютно целый, напоношенный костюм, который подарил мне, а также дал денег на покупку шляпы и муслина для пары сорочек. Затем он повернулся, чтобы уходить, и сказал: «Я вижу, что ты раб и сбежал от своего хозяина. Теперь ты можешь работать ради пропитания; но берегись, чтобы тебя снова не поймали». Тогда я рассказал ему, что был рабом и дважды бежал, спасаясь из штата Джорджия. Джентльмен отнесся к моему рассказу с некоторым недоверием; но когда я объяснил ему причину того состояния, в котором он меня застал, он проникся моей судьбой сильнее прежнего. Этот джентльмен, чье имя я не стану публиковать, всегда был для меня добрым другом.

Пробыв в Филадельфии несколько недель, я решил вернуться на свою маленькую ферму в Мэриленде, чтобы продать имущество за столько, сколько оно принесет, и перевезти жену и детей в Пенсильванию.

Прибыв в Балтимор, я направился к содержателю таверны, которому прежде поставлял овощи со своего огорода. Этот человек крайне удивился моему появлению и спросил, как мне удалось сбежать от хозяина в Джорджии. Я ответил, что человек, увезший меня в Джорджию, вовсе не был моим хозяином; он похитил меня и увез силой. Тогда хозяин таверны посоветовал мне как можно скорее покинуть Балтимор и показал висевшую на стене в его общей комнате листовку, сулившую сто пятьдесят долларов награды за мое поимку. Я немедленно покинул это заведение и бежал из Балтимора в ту же ночь.

Добежав до своего бывшего жилища, я обнаружил в нем живущего белого человека, которого не знал. Этот человек, отвечая на мои расспросы о том, как долго он владеет этим местом и каким образом заполучил его, сообщил, что раньше здесь жил чернокожий мужчина; но он был беглым рабом, и прошлым летом хозяин явился за ним и увел его. Что жена бывшего владельца дома тоже была рабыней; и ее хозяин около шести недель назад забрал ее с детьми и продал в Балтиморе южному работорговцу.

Этот человек также сообщил мне, что в момент увода женщины с детьми его поблизости не было; но сведения он получил от чернокожей женщины, жившей в полумиле отсюда.

С этой чернокожей женщиной я был хорошо знаком; она была моей соседкой, и я знал ее как верного друга. Несколько лет назад местный джентльмен даровал ей свободу, и она жила под его защитой на части его земли. Я немедленно отправился в дом этой женщины, которая едва поверила собственным глазам, увидев меня на пороге. Первыми ее словами были: «Люси и ее детей — всех утащили». По моей просьбе она поведала мне следующую историю о том, как моя жена и дети, родившиеся свободными, были схвачены и угнаны в южное рабство.



«Через несколько недель, — сказала она, — после того как тебя увезли, и прежде чем Люси оправилась от ужаса перед тем событием настолько, чтобы ночевать в доме с детьми без какой-либо посторонней компании, я пришла к ней провести вечер; такую доброту я всегда ей оказывала, если никто другой не оставался с ней ночевать».

«Было поздно, когда мы ложились спать, пожалуй, часов одиннадцать; и проспав какое-то время, мы проснулись от громкого стука в дверь. Сначала мы молчали; но после того как стук повторился несколько раз, Люси спросила, кто там. Тогда голосом, звучавшим как женский, ей велели встать и открыть дверь, добавив, что у стоящего снаружи есть нечто такое, о чем ей хотелось бы услышать. Люси, приняв голос за принадлежавший чернокожей женщине, рабыне одной из соседок, встала и отворила дверь; но к нашему изумлению, вместо женщины в дом ворвались четверо или пятеро мужчин и тотчас заперли дверь; один из них встал к ней спиной, пока остальные разводили огонь в очаге и принимались неспешно связывать Люси веревкой.—Затем они принялись шарить по постели в поисках детей и обнаружили меня, вытащив наружу. Это вызвало некоторое замешательство среди похитителей, лица у которых были черными, но волосы и черты лица выдавали в них белых людей. Они устроили между собой совещание, целью которого было решить, забирать ли меня вместе с Люси и детьми или оставить позади из-за уважения, которое, как предполагалось, мой хозяин питает ко мне».

«В конце концов было решено, что поскольку уводить меня было бы очень опасно, так как мой старый хозяин мог организовать погоню, они оставят меня на месте, а заберут только Люси и детей. Один из них тогда заметил, что оставлять меня в живых и на свободе нельзя, поскольку я немедленно отправлюсь докладывать о виденном; и если аболиционистское общество обнаружит происшествие до того, как они успеют покинуть Мэриленд, их непременно вычислят и накажут за совершаемые преступления».

«В конце концов было решено привязать меня веревками к одному из бревен дома, затыкать рот, привязав веревку во рту и затянув ее на затылке. Меня тут же связали, после чего забрали детей с постели. Старшего мальчика привязали к матери и заставили выйти из дома вместе. Трех младших детей вытащили из постели и унесли на руках мужчины, привязавшие меня к бревну. Ни Люси, ни ее детей я больше никогда не видела и не слышала о них».

«Что касается меня, то я оставалась в доме, дверь которого тщательно закрыли и заперли снаружи, вплоть до второй ночи после моего заточения, без какой-либо еды и питья. На вторую ночь какие-то неизвестные люди пришли и перерезали путы, сковывавшие меня, после чего я вернулась в свою хижину».

Это известие чуть не лишило меня жизни; это было страшнейшим из всех бедствий, выпавших на мою долю. Стало очевидно, что в мое отсутствие некий работорговец явился и захватил моих жену и детей как рабов, продав их таким же людям, каким служил я на Юге. Теперь они угодили в безысходное рабство и навсегда ушли из досягаемости для меня. Самого меня объявили в розыск как беглого раба, и я ежеминутно рисковал быть схваченным и силой возвращенным в Джорджию. В отчаянии я выбежал из собственного дома и вернулся в Пенсильванию с разбитым сердцем.

Последние несколько лет я живу примерно в пятидесяти милях от Филадельфии, где и рассчитываю коротать закат своих дней, усердно трудясь ради пропитания, не питая ни малейшей надежды вновь увидеть жену и детей;—опасаясь по сей день разглашать свое место жительства, как бы даже сейчас меня не сочли достаточно ценным товаром, заслуживающим преследования на старости лет.

КОНЕЦ.





Заметки транскриптора

Транскриптор внес следующие изменения в текст для исправления очевидных ошибок:

p. 18 burthersome --> burthensome
p. 18 aristocrary -->aristocracy
p. 23 vetebræ --> vertebræ
p. 24 charnal --> charnal
p. 91 aad --> and
p. 98 jair --> jail
p. 122 successsion --> succession
p. 122 liven --> linen
p. 152 of errands --> on errands
p. 192 corspe --> corpse
p. 211 disagreeble --> disagreeable
p. 230 guitly --> quilty
p. 244 thives --> thrives
p. 249 stool --> stood
p. 252 rearch --> reach
p. 267 pototoes --> potatoes
p. 386 "Charles.' --> "Charles."
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